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Были старого бродяги,
или стычки с судьбой в дебрях России
Это – собрание былей о приключениях в самых диких местах России: в тайге, в тундре, в степях, в горах, в пустыне, на реках.  Рассказы о том, что пришлось испытать герою за сорок лет странствий, если не больше. Главное действующее лицо (которое носит имя автора) все время тянет в глушь. А там, оказывается, такая же бурная жизнь, что и в городах-муравейниках, только воли побольше да резче проявляется человеческая начинка – и дурное, и хорошее. А все из-за того, что обстановка… как бы это сказать… адреналиновая.

Рассказы аранжированы в более или менее хронологическом порядке, начиная с приключений героя-молокососа в тайге и кончая его же злоключениями в довольно уже продвинутом возрасте. Так что все собрание можно считать как-бы-романом, состоящим из беллетризованных репортажей о событиях из жизни одного бродяги. Роман в новеллах, можно сказать.
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От автора
Когда «Закон – тайга» вышла первым изданием, читатели, если что и спрашивали, то чаще всего задавали самый что ни на есть наивный вопрос: «Неужели это все правда?  Прямо так все и было?» Я изворачивался, как мог, но моей младшей сестре удалось это лучше моего.  Ее сынишка тоже приставал к ней с вопросом: «Неужели Uncle взаправду кого-то там убил в тайге?»  На это сестра ответила, не моргнув глазом: «Ну что ты, детка. Никого дядя не убивал; в книжке про это ничего нет».  И, без паузы: «В книжках вообще все не так».  Сестра у меня вообще из породы тихих юмористов, но тут она попала в точку: в книжках действительно все не так, как в жизни.

Ах, если бы все было вот так просто: слева книжки, справа жизнь, и плети себе в книжках все, что в голову взбредет.  Многие, между прочим, так и делают. Пишут про нашествие миллионов кур на русский город с небывалым названием; или про превращение людей в насекомых – или в тех же кур, кой их черт разберет.  Еще ходят слухи про какое-то голубое сало, хотя я точно знаю, что сало белое, а когда стареет, то желтеет.  А то вот есть еще мильон авторов (назвать их писателями язык не поворачивается), в основном с англо-саксонскими фамилиями, что пачками выдают бесконечные саги про приключения в воображаемых мирах, которых никогда не было и – главное – никогда не может быть.

Может, все это и нужно, если считается высокой литературой и печатается в высокочтимых литературных журналах либо продается миллионами экземпляров как ходовой коммерческий  продукт. Только у меня к этому отношение, как у Вовочки из анекдота: «Марь Пална, мне бы ваши заботы!» 

Мне чего хочется, что толкает к столу, отчего пальцы тянутся к перу, перо к бумаге?  Мне бы в себе, в своем собственном, горбом добытом опыте разобраться, без куриных нашествий, трансфигураций, сальностей и фантазмов. Да еще попробуй изложить это так, чтоб другим людям было внятно и занятно. А других забот, манифестов и кредо у меня, собственно, и нет. За глаза этих двух хватает.

Художественная проза по-английски называется fiction, то есть, грубо говоря, фикция, выдумка, и в этом есть доля истины. Никто не выдает, скажем, протоколы допросов за полицейский роман; в романе без выдумки, как без рук – не говоря про компрессию опыта, замедление времени повествования и прочие писательские штучки.  

Но есть такой разряд читателей (и писателей!), которым голая «фикция», выдумка просто неинтересна. Читать целиком выдуманную прозу – все равно, что пить разбавленное пиво: ведь выдумку надо из какого-то пальца высосать, и высасывают ее из других книжек, откуда ж еще?  И это сразу чувствуется.  

Конечно, можно сесть с утречка пораньше и написать «Сны Чанга», ничего подобного этим снам не испытав, но для этого нужна самая малость – быть Ив. Буниным.  А если ты не Ив. Бунин, то и получается разведенное пиво – миллионы кур, насекомых, голубое сало, рубки на мечах в заоблачных мирах и прочая нечитабельность.  Или еще, пожалуй, глупее: у одной нашей известнейшей писательницы, Виктории Т., Брежнев стреляет уток из крупнокалиберного пулемета. Ну, если ты пулемет знаешь по кино, если ты не в теме, так и не тронь ее, зачем вот так врать на смех тем же курам? 

Ясное дело, моя главная тема – человек в дикой природе, и уж будьте уверены – эту самую дикую природу я знаю, как облупленную; во всех местах, описанных в предлагаемых былях, я побывал за десятки лет бродячей жизни;  приключения, описанные здесь, на самом деле имели, как говорится, место – хотя зачастую не в том порядке, не с тем составом действующих лиц и не совсем в том ландшафте, что в моих текстах.  Эти вещи почти всегда перетасованы, я тут во всю пользуюсь своим правом на выдумку, все лишнее безжалостно иссекаю – а зачем? А затем, чтобы читателю было внятно и занятно; излагать же все буквально  «как дело было» -- скучища.  «Как дело было» зарегистрировано в  бесконечных дневниках, что я вел в походах, но они – просто подпорки для памяти; отчет о проделанной работе, так сказать.  Кстати, некоторые из этих «отчетов», литературно обработанных (по-английски это называется travelogue), я опубликовал, большей частью именно по-английски в разных более или менее глянцевых журналах, но это совсем не то:  travelogues – особь статья, а рассказы-были – особь статья. Хотя, не скрою, иногда трудно решить, в какую категорию отнести тот или иной рассказ (в обыденном, не профессиональном смысле слова «рассказ»).  

Рассказы-были мне, честно сказать, дороже, и причина тому простая, хотя совсем уж простой можно назвать ее только сглупа.  Дело вот в чем. Когда садишься писать, то примерно знаешь, о чем будет разговор – что-то давит, и с этим надо разобраться. И вот пишешь, пишешь – и в конце узнаешь что-то от самого себя (от кого ж еще – если исключить Провидение?) о самом себе и о жизни вообще. Нечто такое, чего не знал, когда садился за это занятие. Это всегда внове и всегда удивительно.  Ну и, конечно, надежда тешит, что кто-то на другом конце цепочки тоже чего-то такое узнает и скажет про себя: Ага, вот оно как! – или другие такие слова.  

Хотя, конечно, реально говоримые слова и отзывы бывают на удивление разнообразны.  Одна милейшая дама специально позвонила, чтобы сделать комплимент насчет того, как у меня здорово описана «технология добычи пищи в условиях тайги» (ее буквальные слова).  Конечно, книжка не совсем про это, и даже совсем не про это, но как об этом говорить?  

Другой юноша лет сорока, художник, все допытывался, что могут значить слова «Ни хрена себе змеиный супчик...» в конце рассказа «Змеиный супчик», и как это объяснить, если я сам не знаю? Ну просто сказалось так; оно так на самом деле было – а почему было, черт его знает.  Тот, кто бывал в передрягах, подобных тут описанным, прекрасно понимает, что иногда от потрясений еще и не такие слова выскакивают, и если все объяснять, это ж опухнуть можно.

Тут я подхожу к самому, пожалуй, важному пункту – для кого это писано. Отвечаю коротко: для тех, кто ПОНИМАЕТ; а понимает лучше всего тот, кто там был (хотя полезно иметь в виду и другое: кто не был, будет; кто был, не забудет).   Следующий вопрос: где это – «там»?  Отвечаю конкретно: там, где ты был счастлив, или что-то вроде того.  Я лично бывал счастлив в горах, на разных высотах;  в уральской и сибирской тайге; в тундре; в пустынях и полупустынях; в камышовых джунглях Приаралья; среди среднерусских пейзажей; на морях, реках, озерах и даже водохранилищах; в степях; а если поднатужусь, то еще что-нибудь вспомню. 

Согласен, не все такие места похожи на райские кущи, а иногда вовсе не похожи. Скажем, если плывешь по сибирской реке месяц, и каждый божий день тебя полощет дождь и жрут комары и гнус (см. «Охота на Пелыме»).   Но тут, как еще Цицерон сказал, suum cuique.  Каждому свое.  Кто жирует в гостиницах и на пляжах; кто собирает спичечные коробки и тем премного счастлив. А вот другим подавай простор, безлюдье, и чтоб можно было завалиться на спину и орать в небо: «Да здравствует свобода!»  Последнее, конечно, было особенно актуально в советский период моей и многих прочих жизни (я об этом целый роман написал, называется «Соло на Арале»). Но если честно, это бесценно всегда и везде. Свобода, она и в Сибири свобода – если не от чего другого, так хоть от жены, от начальства, от наступившего ныне повального жлобства, крысиных гонок и прочих прелестей цивилизации.  Хоть месяц, хоть пара недель, но они – наши, и нас, охотников до этого дела – миллионы. Эскейписты? Ну конечно мы эскейписты. Только скажите вы мне, кто из вас не эскейпист – или не хотел бы  им стать.    

Еще тема: литературное родство.  Куда меня только ни записывали.  Один американский журналист нашел сходство аж со Стивеном Кингом.  Он дал мне роман этого самого Кинга, я прочитал страниц пятьдесят и вернул – зевота одолела; скуловорот какой-то.  Извините меня, любители Кинга, но это – чтиво именно на любителя, и меня там рядом не стояло.  

Говорят про Джека Лондона. Тут ничего не скажешь, Джек Лондон – часть русской культуры, непременный элемент в составе крови любого грамотного по-русски человека, имеющего вкус к этим вещам.  

Но он же, этот грамотный, назовет вам десятки имен россиян, писавших про это много лучше и гораздо нам ближе, начиная хоть с героев-скитальцев Пушкина да Лермонтова, с Сергея Тимофеевича Аксакова, тургеневских «Записок охотника», толстовских «Казаков», чеховской «Степи», а уж если брать кого поменьше калибром, там счет идет на дюжины – Эртель, Левитов, Дриянский, Мамин-Сибиряк, Арсеньев, Черкасов, да мало ли.  Почитай, всякий россиянин из мастеров пера оставил нам что-то про природу и человека в ней.  

Позже были Пришвин, Соколов-Микитов, Паустовский, «деревенщики» – Шукшин, Астафьев, Абрамов.  Но эти – писатели универсальные, они могли писать, и писали, обо всем, что трогает человеческую душу. Не говоря уж об их масштабе.  К ним можно тянуться, как к звездам – занятие столь же полезное, сколь и безнадежное, и поминать свое имя в этом ряду было бы с моей стороны безмозглой наглостью. 

Но есть писатели одной темы, и именно той, моей темы.  Таким был, скажем, Олег Куваев, певец «бродячего народа» и к тому же современник.  Я счастлив тем, что году в 74-м переводил на английский куски из его «Территории».  Вот с ним рядом мне уютно, хотя я никакой не геолог, а просто, как говориться, погулять вышел.  Книжки Олега, правда, не переиздают, но я знаю множество мужиков, берегущих еще с тех времен и «Территорию», и «Дневник прибрежного плавания», и иное прочее.  Эти мои были – тоже для них.

Ну и последнее – о двуязычии, об этом тоже иногда спрашивают, потому как «Закон – тайга» первоначально появилась одновременно по-русски и по-английски, а рассказы то на одном из этих языков, то на обоих.  Тут ничего хитрого, просто так исторически получилось.  Дневники я всегда, чуть ли не с тринадцати лет, писал по-английски, чтоб никто в них нос не совал, а стихи – по-русски и по-английски, немного по-немецки.  Когда безвременно закончилась моя академическая карьера, я много лет добывал хлеб насущный переводами на английский для дюжины издательств; переводил стихи, прозу, научные тексты – в общем, много чего.  А потом еще десять лет был главным редактором Moscow News и всегда много писал о текущих событиях, почти все по-английски.  Спрашивать, на каком языке первоначально написан тот или иной рассказ, бесполезно, потому как я честно не помню, черновиков не храню, а в процессе писания часто перескакиваю с языка на язык.  В голове начинает вертеться фраза, и она задает ритм и вообще текстуру более или менее крупного куска.  Тут уж сам язык тебя тащит.  В конце, конечно, отделываю два варианта – отдельно русский, отдельно английский – стираю швы между разноязычными кусками.  

Вот примерно и все.

Москва,
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Сергей Рой
Закон – тайга
Приключенческая повесть из жизни 

Мне отмщение, и аз воздам так, 

что маму родную забудешь.
Евангелие тайги
1
Помню, жрать хотелось так, что хлеб с салом таял во рту, как шоколадка, и со сладострастным бульканьем пролетал в молодую глотку. А глаза – глаза  пожирали тайгу за рекой, прямо втягивали вид взасос. С кручи над пристанью обзор был как в песне, или в кино, или во сне-полусне, и не верилось, что все взаправду. Отчетливый зазор вылез между мной и реальностью.  Клянусь, прямо сомнения одолели – я это или не я, и что такое я, зачем я, в особенности почему я – тут, хотя в общем-то был домашний юноша, если я правильно помню.  Вывих какой-то получился с этим «я» – так давил кругозор. Остальное тоже. 

За рекой, сколько видно, разлеглась тайга, все тайга и тайга, прямо как в книжках – бесконечность в натуре, с оторочкой туманно-синих гор где-то по-за горизонтом, ершистая  мрачная зелень в темных полосах увалов и еще более темных, подвижных пятнах от некрупных облаков, плывущих по бледно-цветастому небу геометрически правильными, орнаментальными рядами.  Примерно так.  И еще мысль: сюда канешь, и с концами, как дождинка в ливень. Ни следа не останется. Тень памяти, в лучшем случае.

Прямо внизу, под кручей, торчала трухлявая, замызганная пристань; сбоку – кочкастый аэродром с коровьими лепешками; позади – пыльное, кондовое, нелепое забайкальское село. Там редкие людишки снуют по своим муравьиным делам. Ну и пусть их, мне не до них. Глаза, как магнитом, тянула дикая, пустая даль.  Меня сюда волоком волокло во снах и мечтах, но наяву я тут слегка трусил или, скажем так, потерялся.  Наверно, потому как был один. Я ж говорю – вроде я, а вроде и не очень я. Какой-то кисель из восторга, страха, предстартовой лихорадки и мелкой-мелкой дрожи за пазухой. 

Такое только словами можно задавить. Слова глушат любую нервическую дребедень, про это я уже знал. Опиум для интеллигента. И я сказал себе: Tu l’as voulu, Серега. Мол, сам ты этого хотел, и теперь изволь, принимай хоть per os, хоть per anus, как говорят грубияны-медики.

Ну и хотел, ну и что. Не я ж это придумал – “дух бродяжий,” “охота к перемене мест”, то да се.  Проще сказать, экзистенциальная открытость миру – но тогда я таких слов не знал.  А мама вообще говорила: “загорелась в попе сера”.  Наверно, вправду загоралась, потому каждое лето я уходил в горы.  Как Алитет, или даже хуже.  Не убегал из дому, нет, упаси Господь, дома хорошо, а просто тянуло за поворот, второй, третий, и чтобы виды шли чередой, как в кино, а в голове жужжит “Go-go-go-go-go-o-o!” или просто “О-о-о-о-о!”

В последний школьный год, когда этот гул в голове стал нестерпим, накопил карманных денег, наврал дома, как последний стервец, про восхождение толпой на Эльбрус, все очень правдоподобно, а сам – сюда. Наверно, я по натуре не стадный. Ночами, а то и днем все бредил, как бы сойтись лоб в лоб с тайгой, чтоб было ясно, одиноко и опасно. И на тебе: тайга – вот она, а я вибрирую, как овечий хвост.

Наверно, меня немного измочалила дорога. За неделю с лишним наслушался и нанюхался всякого. Врал соседям по купе, что еду к деду в Читу. Слава Богу, хватило ума не болтать про голубую мечту, хоть и подмывало трепливый мой язык. И без того разговоры были страшненькие. Послушать их, так вся тайга полна уголовников, выпущенных из лагерей Берией и просто беглых, и режут они честной народ на лоскуты. А когда не это, честной народ режется промеж себя. Пьет и режется, пьет и режется, вот и весь быт.

В Чите мне повезло, в Чите я почти сразу вскочил в смешной кукурузник, тоже из какого-то кино, и полетел вот сюда. Пассажиры там сидели на скамейках вдоль бортов, как десантники без парашютов, но с множеством оклунков. В полете все мои поджилки уже трепетали в экстазе и предвкушении, как у молодой лягавой по первополью, а публика проблевалась всласть. Внизу было много гарей и порубок, а над ними воздух прогревается не так, как над сырой тайгой. Летели сквозь воздух то холодный, то теплый, и отсюда болтанка дикая. Казалось, крылья вот-вот отвалятся. Я всю дорогу махал соседке в лицо газеткой, думал, она концы отдаст, вся позеленела, на радость грубым лесорубам – они скалились прям как призовые жеребцы.

Ничего, долетела, а моя везуха тут кончилась. Катерок только что ушел вниз по реке, где самая глушь и куда мне так хотелось. Когда будет следующий рейс, я так и не добился. Похмельная тетка в будке молчала, как глухонемой партизан, а потом буркнула: “Отъ..ись.” Я и отъ..ся, а что еще было делать? Очень может быть, что это только зачин такой, приглашение к диалогу, но я тогда на таком возвышенном уровне просто скисал.  Молодой был, что с желторотика взять.

Меня второй раз укусил один и тот же слепень, я жахнул себя по физиономии. Слепень с жирным стуком упал на скамейку, а я поплыл, как на ринге. Рука у меня все же папина.  Папа, когда был директором совхоза, посадил одного кумыка-ворюгу, а его брат решил отомстить. Подстерег отца в винограднике и кинулся с кинжалом, а папенька с перепугу махнули кулачком, из этого народного мстителя и дух вон. Не приведи Господь батя прознает про мою эскападу. Зажмет мою голову между колен да отгваздает по заднице, чтобы не мучил маму своими безобразиями.  Был такой эпизод в далеком детстве, и поделом, хоть я и орал тогда, как резаный.

Последний кусок хлеба с салом проскочил с чмоканьем, и я сидел, облизывался и тосковал. Погода блеск, вид супер, а только делать что? Слепней давить?

В общем, я завис, и толчок пришел извне, будь проклят тот день и час.

Рядом со мной на лавку, не говоря худого слова, пришли и сели два мужика, одетых в таежную униформу – засаленные шапки-ушанки, хоть было начало июля, телогрейки, штаны, про которые только и можно сказать, что это – штаны, и резиновые сапоги. За плечами сидора. Значит, путники вроде меня. 

Путники источали сложный букет: перегар, дым костра, застарелая грязь и пот и нечто от мочи. Вскормлены сырой медвежатиной, подумалось мне. Я тогда не знал, что сырая медвежатина – опасная еда, полная гельминтов и прочей дряни. 

А чего я вообще знал. Был чудовищно молод, под завязку начитан и, соответственно, сказочно глуп. Будущие приключения в тайге рисовались мне по Джеку Лондону и “Дерсу Узала”. Ну еще был Миклуха-Маклай, но то вообще про Новую Гвинею, а других книжек тогда про это не было. А что, скажи на милость, тогда вообще было? Только-только врезал дуба величайший тиран всех времен и народов, но это потом его стали так называть, много-много позже, а тогда еще оставался один большой страх и множество страшилок помельче за каждым углом. Таежные страхи казались пустяками, а тайга издали вообще раем, где можно орать во все горло: “Да здравствует свобода!” – и никакая сука никому не капнет.

Вот так. А про запах мочи я подумал, что Дж. Лондон не писал о таком из деликатности, или было не принято, не comme il faut’но, но что так тому и быть. Главное, вскормлены сырой медвежатиной.

Один из этих людей тайги был повыше, похудощавее, тип лица кавказский, акцент тоже, хотя он почти не раскрывал рта. Ему бы очень пошла черная повязка на левый глаз. А вообще у нас с ним было много общего и по конституции, и в чертах лица (я как-то вычислил, что во мне одна восьмая грузинской крови).  Даже носы у нас были похожи – у него не совсем кавказский клюв, у меня не совсем славянская картошка.  Он, конечно, выглядел помощнее и погрубее. И потом, манера двигаться у нас была совершенно разная – на нем словно стояла печать “тюрьма и лагерь”, а у меня в движениях в те годы была легкость и даже грация прирожденного и хорошо тренированного атлета, простите за нарциссизм, но это уже я из старости любовно так смотрю.

Второй был пониже, пошире в кости, помясистей, рожа плоская, широкая, протославянская, а может, угро-финская. В общем, мордоворот. Во рту множество дыр и ломаных зубов, и я сразу окрестил его про себя Щербатым, хотя по пальцам было вытатуировано “ТОЛЯ.”  На другой руке – восходящее солнце. Кажется, это значит: “родился за колючей проволокой”.  У моего земляка татуировки не было видно.

Оба смотрелись как каторжники в отпуску, или расконвоированные, или еще что-нибудь вроде того.  Глаза у них были очень сторожкие, ловили все, что происходит и вблизи, и подальше, хотя на меня они впрямую не смотрели. Только боковым зрением.  Я еще подумал, что очень любопытные у таких людей оптические приборы – как у собак, приспособлены, чтобы следить за всем, что движется, за полетом мухи или путем стакана водки, и никак не годные для выражения мысли или изящных движений души.  Правда, это были совсем не первые такие глаза, что мне пришлось наблюдать.  В любой толпе их было полно.

От запаха этих клошаров все же хотелось встать и уйти. Но это было бы демонстративно-невежливо, и я остался, тем более что идти мне было особо некуда, а скамейка там была одна. Наверно, вечерами тут сидела молодежь или старичье, лузгала семечки или, скорее, щелкала кедровые орешки и ждала каких-нибудь событий – катера, почты, мордобоя по пьяни или еще чего. А может, песни пели, откуда я знаю.

Те двое достали водку, стакан, закуску – хлеб, лук, соль. Кавказец выцедил свою порцию молчком и принялся жевать. Мордоворот сказал: “Ну, будем,” медленно выглотал водяру, громко клацая горлом, занюхал рукавом, вылил остатки водки в стакан, протянул мне.

--Нет, спасибо, мне не хочется, – забормотал я, но он сунул мне стакан в руки, прохрипел: “Обижаешь, начальник”.

Я был инфантил, пыжащийся быть взрослым, интеллигентный мальчик из хорошей семьи,  как я мог обидеть этих добрых людей? Опять же предлагал взрослый, а взрослых у нас в семье было положено уважать. Я выпил грамм сто этой мерзкой жидкости и задохнулся. Отец мой в те годы был уже директором крупного винзавода, в доме всегда было хорошее вино, отец с дедом выпивали рюмку водки перед обедом, просто так было заведено, а я не любил. Разве что изредка стопку на охоте за компанию, с морозцу да с устатку, но то ж была водка, мягкая, как мед, а не этот поганый “сучок”, ближний родственник тормозной жидкости.  Я стремительно захмелел, и скоро ces deux clochards показались мне удивительно симпатичными людьми. Разве что немного неотесанными, как и подобает сынам тайги.

--Куда путь держим, паря? -- покосился на меня Щербатый.

Меня в жизни никто не называл “паря,” и я прямо-таки захлебнулся в приливе чувств –- я был “свой”.

--Да вот, хочу прошвырнуться по тайге. – Господи, ну что за тон, ну не умею я разговаривать с народом, ну дико фальшивый тон, какой-то трусливо-независимый. Я аж покраснел наверняка, даже спьяну. В свои восемнадцать я краснел хуже девочки в пубертатном возрасте.

--Тайга большая.

--Ну, может, спущусь по реке, потом до Водораздельного хребта и назад.

--А че там, на хребте, медом намазано?

--Да ничего, просто так хочу прогуляться. Как турист.

--Хорош ..здеть, турист. В горы за одним ходят.

--За чем?

Щербатый не ответил, только пялился на меня, и от этого взгляда мне стало неуютно. Верить он мне не мог, потому что не верил никому, но и не верить нельзя было, до того я был невинный сопливый фраерок. Мог и вправду сказать правду. Кавказец вдруг встрял, авторитетно так:

--Совсем дурак, или под дурачка работаешь? В горы за золотом ходят. Тут золото моют в горах, понял, нет?

--Нет-нет, я не умею,-- залопотал я. – И потом… это ж незаконно? Если частным образом?

--Закон – тайга, медведь – прокурор,-- выдал Щербатый без запинки. Эту мантру я услышу от него еще не раз и не два; других заповедей он не ведал, только я об этом узнаю слишком поздно. – Не умеешь – научим. Если хочешь.

--А вы что, тоже туда?

--Тоже. Только тихо. Вякнешь – хуже будет.

--Да я.. – А что – я? Куда я? Как я? А тут бывалые мужики, таежники. Конечно, они блатные, свое отсидели, но я что, боюсь их, что ли? У меня второй юношеский по боксу, работаю по первому. Отмахаюсь, если что. А то и просто убегу, фигушки им меня догнать. И потом, у Горького босяки совсем нестрашные, такие все из себя романтичные. В школе тоже была мода на все блатное, запретное – жаргон, песенки, манеры, все понарошку, а тут взаправду, и ничего страшного. Тайга сейчас казалась страшнее. Я набрал воздуху и брякнул: 

– Если возьмете, так я с вами.

--Ну что, Капказ, возьмем парня, что ли? -- ухмыльнулся Щербатый.

--Возьмем. Почему не взять хорошего человека, -- оскалил зубы кавказец. Явно он был главный в этой паре, и судя по кличке, действительно с Кавказа, там так и выговаривают – “Капказ.” Я ж говорю – земляк. Потом я не раз думал, что они меня все равно подловили бы где-нибудь – мы шли встречным курсом, можно сказать – а тут я сам им в руки упал, как груша. Но это все потом, а сейчас Щербатый велел:

--Тогда ставь бутылку. Гони монету, я смотаюсь.

--А сколько нужно? -- Они оба заржали. Действительно я был редкий фраерок.

--Двадцать восемь семьдесят. Три червонца, если с закусью. – Я достал бумажник, неверной рукой отделил три бумажки, и Щербатый мигом явился с новой бутылкой и развесной килькой в масляном куске газеты.

Со второго стакана я закосел окончательно и только помню, что мне было ужасно жарко и весело, меня всего распирало и несло, я трепался неостановимо, все больше про мои прошлые походы и что настоящие мужики только в горах и тайге. Капказ только склабился по-волчьи и молчал, а Щербатый шлепал меня по спине да подначивал: “Во дает!”, “Ну турист, бля!” и прочее такое.

Потом мы долго шли глинистым мусорным берегом. Я много спотыкался и даже один раз упал, но сразу лихо вскочил, как ни в чем не бывало. 

Понемногу начало темнеть, и они оставили меня в каком-то буераке. Там по дну журчал грязный ручей и тут же впадал в реку. Они приткнули меня в кустах, кинули свои мешки и велели не высовываться.
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Их не было несколько часов. Я немного протрезвел, продрог и совершенно озверел от комарья. Хуже всего – навалились муки совести. Я чувствовал, что делаю что-то решительно не то и не так, и надо выворачиваться, но непонятно – как. Не мог же я удрать, не объяснившись, просто бросить их вещмешки и смыться. Так не делается, и потом, за такое могли и наказать. Оставалось потерпеть, а потом извиниться, попрощаться, подняться на кручу, поставить наощупь палатку в кустах или под деревом, если попадется, и перекантоваться до утра. А там видно будет. Не может быть, чтобы никто не собирался плыть вниз по реке.

Река и берег все вращались, я никак не мог решить, по часовой стрелке или против, а при резких движениях становились дыбом или наклонно. Голова гудела, и дико хотелось пить. Я не вытерпел, напился сырой грязноватой воды из реки, и меня тут же вырвало. Чуть ли не в первый раз в жизни. На душе было тоже наблевано.

Где-то далеко заполночь я услышал скрип уключин, потом из тумана над рекой вынырнула длинная узкая лодка-дощаник. Из нее выскочили мои новые знакомцы, и я не успел очухаться, как очутился в лодке. Щербатый подхватил вещмешки и мой пухлый рюкзак, а Капказ чуть не волоком потащил меня в лодку. Я успел только муркнуть что-то беспомощное, как мне сунули в руки весла:

--Давай греби, ты парень здоровый.

Лодку уже несло течением, и я послушно погреб. Щербатый упал на мешки в носу, а Капказ сидел на корме. За его спиной на высоком берегу в селе поднималось зарево пожара. Оттуда по реке отчетливо доносились заполошные крики и звон железа об железо: кто-то бил в набат. Так это, кажется, называется.

--Что это горит? – еле шевеля шершавым языком, спросил я. Мне долго не отвечали, только Щербатый хрюкнул, потом лениво процедил:

--Что надо, то и горит. – И через несколько гребков: -- Ты, мудила, меньше спрашивай. Крепче спать будешь.

Где они взяли лодку, было ясно и такому дураку, как я – украли. Я и не спрашивал. И вообще замолк. Ясно было: я в западне. Влип в какую-то жуткую уголовную историю. Меня аж затошнило от страха, темный ужас рвал мысли в лоскутики, только одна возникала раз за разом – бежать, бежать, исчезнуть в тайге, как только представится возможность. Без разговоров и объяснений, как можно незаметней. Сейчас делать ничего не нужно, пусть все идет, как идет. Только выжидать. Какое ни какое, это было решение, но все равно меня била нервная дрожь, и очень хотелось домой, к маме и папе. Не о таких приключениях мечталось с книжкой на диване.

--Полей уключины, билять. Скрипишь на всю реку, – вдруг просипел Капказ и выругался. Мне всегда как-то особенно неудобно, когда по-русски матерятся нерусские. Я плеснул холодной водой на уключины. Действительно, скрип стал тише. Почему-то мне тоже хотелось быть как можно незаметнее, хотя из-за шума реки нас вряд ли могли слышать на берегу.

Течение было быстрое, на стрежне лодку стало качать и заплескивать, но я как-то справился. Минут через сорок я подгреб к правому берегу, и Капказ приказал спускаться вдоль него.

Руки у меня мозолистые, мозоли набил на гимнастических снарядах, но все равно местами ладони начали гореть. Видно, натер до волдырей там, где не было защитных мозолей. Я вспомнил, что в кармане брезентовой штормовки у меня лежит полезная в походе вещь – вратарские перчатки. Я положил весла и полез в карман, но тут же мне в подбородок уперлось лезвие финки, и Капказ зашипел:

--Греби, билять, зарэжу.

--Да я только перчатки…-- каким-то противным, жалким голосом забормотал я, но тут же получил пинок в спину, потом еще. Позади меня Щербатый процедил:

--Греби, ссыкунок, а то Капказ тебе кишки выпустит и фамилию не спросит.

По подбородку у меня потекло теплое – видно, финка было отточена до бритвенной остроты. Я подхватил весла и заработал, задыхаясь от обиды и ужаса. Меня в жизни никто никогда не бил по злобе, я имею в виду взрослых. Мальчишеские драки или бокс – это совсем другое, а тут вот такое… Словно сквозь черную дыру меня всосал совсем другой, жуткий мир, где вживую происходят вещи – грабежи, убийства, пытки, Бог весть что – о которых раньше только читал или слышал или видел в кино, и тогда это было совсем нестрашно, потому что понарошку. Так, щекотание нервов… Как я лихо выходил из всяких передряг в обломовских своих мечтах, хоть в кино вставляй – а тут, на расстоянии вытянутой руки, сидела сама смерть с ножом вместо косы, а я мог только дрожать и делать, что велено, и ничего геройского, потому что иначе – красивая острая финка у меня в горле. Брызнет кровь, и мне конец. Мыслей не было, надежды не было, только дрожь в поджилках, холод в глубине живота, и дикий, неведомый до тех пор страх. И некому было подсказать мне, что это все лишь по первому разу, а с годами я научусь вполне прилично справляться с этим делом.

Туман стал плотнее и скоро стер темный берег, а я все греб и греб, час за часом. Уже давно светало – то было время коротких северных ночей, светало чуть ли не в два часа – но туман все не поднимался, за лопастью весла ничего не было видно, и только Капказ звериным слухом уловил шум притока, коротко пролаял: “Поворачивай,” и махнул вправо. В правой руке он все еще держал финку, ласково поглаживая ее левой.

Я повернул, кое-как преодолел бар, но дальше дело не пошло. Хоть я и махал веслами изо-всех сил, лодка стояла практически на месте. Приток был чуть ли не шире самой реки, с таким же мощным течением. Как они меня ни пинали и ни материли, тяжелая лодка продвигалась еле-еле, а временами ее несло назад. Капказ снова выругался, задергал шнуром, мотор заработал, лодка ходко пошла против течения, а я уронил руки на колени и смог отдышаться.

Туман наконец поднялся. Капказ держал как можно ближе к левому лесистому берегу и все время вертел головой. Видно, они все еще боялись погони, боялись, что их выдаст треск мотора. Значит, они крупно нашкодили там, на берегу. Я вспомнил зарево пожара, мешок в носу лодки – наверно, с краденым. Значит, их еще может кто-то догнать, остановить.

О том, как я докажу людям, что не с ними, а сам по себе, как объясню, что я вообще тут делаю, я старался не думать. Впрочем, мне могли и поверить: уж больно я был нежный, интеллигентный цыпленок со смешным, испуганным пушком на верхней губе. Но что об этом говорить; нас никто не догонял…

Было часов десять, когда Капказ свернул с основного русла в протоку, где течение было помедленнее, высмотрел небольшой песчаный пляжик и причалил. Они вылезли из лодки, я тоже шагнул на берег, но меня тут же сбили с ног и принялись свирепо пинать, норовя попасть в пах или в лицо.  И куда подевался мой диванный героизм и второй разряд по боксу...  Мне и в голову не пришло драться или как-то сопротивляться, я только механически прикрывал локтями убойные места, извивался на песке и истерически скулил окровавленными губами, “За что?” Наверно, я хотел сказать, за что вы бьете меня, такого чистого, хорошего мальчика, любящего сына, такого начитанного, такого лирического поэта, золотого медалиста, любимца нежных девушек, что я вам сделал дурного, у меня же и в мыслях не было ничего такого, и я к вам всей своей пьяной душой… Пожалуй, они именно так это понимали и оттого пинали с особым наслаждением, но скоро устали, а Щербатый даже закашлялся.

--Вставай, – сказал Капказ, лениво пиная меня в ребра в последний раз. Я поднялся на дрожащих, шатких ножках, размазывая по физиономии сопли, слезы, грязь и кровь. Они сноровисто обыскали меня, дыша мне в лицо перегаром и гнилыми, от веку не чищеными зубами, переложили в свои карманы все, что нашли. Деньги, документы и часы забрал Капказ. Потом меня снова сбили наземь. Я весь сжался, но бить больше не стали.

--Лэжи, -- сказал Капказ. – Пикнешь – прирэжу. – Он не утерпел, ударил меня ногой еще раз, потом приказал Щербатому: -- Харч, достань пожрать. Харч, тащи харч. – Видно, настоящая кличка Щербатого была “Харч,” а каламбур – верх капказского остроумия, и он довольно гоготнул.

Щербатый, или Харч, не знаю, как его теперь называть, вытащил из мешка в носу лодки хлеб, консервы, конечно, водку. Они легли на чуть влажный песок, вскрыли консервы и принялись жадно чавкать. Выпили водки. Как и вчера, Щербатый вылил остатки водки в стакан, протянул мне.

--Пей, не обижайся.

Что я был? Я был тварь дрожащая, корчащаяся от боли, сломленная, размазанная. Я тупо протянул руку за стаканом, но Щербатый быстро отвел его и ловко плеснул мне водку в глаза. Я взвыл от нестерпимой рези, а те двое дружно заржали. Они прямо катались от хохота, как в хорошем цирке, а меня сквозь всю эту жгучую муку не оставляло изумление, недоверие: этого просто не может быть, с кем угодно, только не со мной, со мной такого не может быть – а есть…
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Урки скоро отяжелели от водки и еды и растянулись на потеплевшем песке переваривать, не снимая ни телогреек, ни сапог. Перед этим они связали мне руки за спиной куском веревки, найденным в лодке. Я слушал их ненавистный храп, а глупое воображение рисовало все то, что я обязан был сделать, но что теперь уже никак нельзя было поправить. Я же мог на стремнине перевернуть лодку – я бы легко выплыл, а они навряд, их резиновые сапоги налились бы водой, телогрейки намокли, и все это быстро утащило бы этих сволочей на дно, где им самое место. Того проще, я бы мог уйти из давешнего буерака, не дожидаясь их, и был бы сейчас вольной птицей, а не растоптанным слизняком. И самое главное, не надо было пить водку с этими скотами, ведь ясно было с самого начала, что эти скоты – скоты. Хамье и быдло, как дед говорит.

Но сквозь весь ужас и дрожь до меня уже доходило, что перебирать эти бесконечные “надо было”, “не надо было” – пустейшее занятие, упражнение для обалдуев, которые так всю жизнь и останутся обалдуями. Главное – всегда иметь внутри такой автомат, который скажет, как надо сейчас, в каждый данный момент и ни секундой позже. А у меня вместо автомата – жидкие сопли. Все ж таки я был сообразительный юноша и кое-какие вещи схватывал быстро, особенно если их вколачивать в меня ногами. Но что с того радости, когда выхода – ну никакого. Замуровали. Куда ни глянь, везде стена стенаний. Беспросвет.

У меня болело все – грудь, живот, руки, ноги, болело в паху, нестерпимо полыхало лицо: водка попала в глаза и в ранки и жгла словно паяльной лампой. Можно было сойти с ума, и я этого почти хотел. Тогда бы я был точно не я, и конец всему кошмару, в который влип этот некто, кого я по привычке называл “я”.

Пока что конца не было видно. Но все равно, измученный бессонной ночью и всем, что стряслось, я начал потихоньку забываться под теплым солнышком и только один раз вскинулся, когда кто-то неподалеку отчетливо сказал по-французски “Donc!” и потом еще “Donc!” с какой-то нелепо-повелительной интонацией.Я повел глазами. Оказалось, на ближнем мыске на вершине высоченной лиственницы сидел ворон и гордо крутил башкой. Он еще раз выкрикнул свое “Donc!” и замолчал. Я так и не понял, что он хотел этим сказать, но все равно мороз продрал по коже.

Потом опять пришло рваное, дерганое забытье, из которого на этот раз меня вывело чье-то громкое нарочитое покашливание: “Кхе-кхе.”

Я вздрогнул, сел, с трудом разлепил заплывшие от побоев глаза. На борту лодки сидел здоровый мужик, одетый как все в  этих краях, только на голове у него была форменная фуражка – то ли егерь, то ли лесник.  На боку полевая сумка, а в руках карабин. Рядом с ним собака – похоже, лайка.

Бандюги ошалело вскочили на ноги, но лесник повел в их сторону стволом и коротко бросил “Сидеть”, как собакам. Лайка обнажила зубы и негромко зарычала. Они осели, только Щербатый торопливо забормотал:

--Да ты че, начальник, в натуре, мы порыбалить собрались, нам вот и лодку дали…

--Кто дал? Серега Рябой?

--Ага, Серега и дал, мы с ним кореша…

--Так прямо сам и дал? -- В глухом, хриповатом голосе – откровенная, грубая издевка.

--Да век воли не видать, мы ему таймешков обещали, половину, что наловим, его, -- затараторил Щербатый, но лесник оборвал его.

--Нишкни, ты, гандон штопаный. Нету никакого Сереги Рябого. А мотор это Максима Пьяных, я его издаля по стуку узнал. – Щербатый посерел с лица, а лесник продолжал: -- Па-апрашу документики. Только тихо. Достать, положить на землю, самим отползти назад на три шага. Нну! -- Ствол карабина недвижимо упирался в точку ровно между Щербатым и Капказом. Меня он явно в расчет не брал, но я не обижался. Те двое вытащили какие-то бумажки, положили перед собой и как-то привычно отползли на коленях, словно им это не впервой. Лесник наконец глянул на меня.

--А ты че сидишь?

--У меня руки связаны, -- взахлеб заспешил я. – Я не с ними, они меня избили, документы отобрали, все отобрали и вот – свя.. связали. -- Закончил я на откровенном, противном всхлипе.

--Развяжи его. – Это – Капказу, тот был поближе. Он подполз ко мне на коленях сзади, тронул связанные руки, но тут же прихватил меня левым предплечьем поперек горла, притянул вплотную к себе, а правую руку выбросил из-за моего плеча. Хлестко ударили два выстрела подряд, как охотничий дуплет. Лесник широко раскрыл глаза, словно несказанно подивившись чему-то, нижняя губа его как-то странно оттопырилась, он выронил карабин и медленно, грузно повалился ничком на песок всей своей здоровенной тушей, а Щербатый метнулся вперед и всадил ему финку сбоку в шею, и сразу брызнула кровь, очень много крови. Все еще держа меня за горло, Капказ выстрелил еще раз из большого черного пистолета – наверно, ТТ – вдогонку убегающей собаке, но промазал, и она мгновенно исчезла в зарослях. Собаки смерть чуют и не любят.

То, что они делали дальше, мне до сих пор редко вспоминается без ощущения тошноты, как с дикого похмелья, а ведь прошло уж столько лет. Сначала они раздели труп, потом подтащили к воде, скинули телогрейки, засучили рукава и принялись его разделывать, словно тушу свиньи или теленка. Капказ одним пилящим движением вспорол живот от паха до грудины, выгреб на песок внутренности, потом швырнул их в протоку. Благодарение Богу, при виде этого я просто потерял сознание, но обморок продолжался недолго, всего несколько минут, наверно.

Звук хряских ударов вывел меня из забытья, и я увидел, прежде чем успел отвернуться, как Щербатый рубил топориком – моим топориком – мясо и кости, отделяя конечности и части торса, а Капказ швырял их далеко в воду. Я крепко зажмурился, но все равно меня вырвало, и спазмы продолжались долго, когда уже казалось, что и мои внутренности вывернуты наизнанку. А тут еще Щербатый подскочил и стал совать мне в лицо какой-то горячий кровавый кусок.

--На, сявка, нюхай, бля, чем расчлененка пахнет. И тебе то же будет, сучонок, харч кончится, на шашлык тебя пустим, понял, нет? -- Он щерился во всю свою паскудную кривозубую пасть, он прямо дрожал от возбуждения, и это было чуть ли не страшнее только что виденного.

--Харч, поплыли. Собака, билять, ушла, шухер может быть.—Капказ внимательно осмотрел карабин, стер с него песок рукавом телогрейки, окрыл затвор, продул ствол.

--Не бзди в компот, Капказ. Нету тела – нету дела. Закон – тайга! -- Щербатый поднял меня пинками, развязал руки. – Толкай лодку, с-сука!

Они уселись на свои места, а я, скуля и дрожа, столкнул дощаник в воду и забрался на свое место между ними. Пока Капказ дергал за шнур, нас снесло вниз по течению, и последнее, что я увидел на этой стоянке ужасов, был ворон, что намедни кричал по-французски. Он уже слетел с лиственницы на корягу в протоке и что-то азартно клевал. Меня снова вывернуло, на этот раз уже одной желчью: ворон раздирал человеческие внутренности, зацепившиеся за колодник.

Вид ворона, заглатывающего куски чего-то, что несколько минут тому назад было большим, живым человеком, сорвал какую-то последнюю резьбу в моей психике. Я впал в ступор. Я больше не скулил и не дрожал, я онемел, окостенел, глядя прямо пред собой широко раскрытыми глазами. Щербатый что-то орал, пинал меня ногами, даже подкалывал снизу финкой, но скоро ему это надоело – я ни на что и никак не реагировал.

Я был еле живой труп.
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Не могу сказать, как долго я был в таком состоянии. Суток двое, наверно. Я не ел, не пил, мочился под себя, был снова избит, только я ничего этого не чувствовал. На ночь меня сажали спиной к стволу дерева и связывали заведенные за ствол руки так, что трещали плечевые суставы. Лицо, шея и руки у меня были все изъедены комарами, но и этого я почти не чувствовал.

На второй или на третий день, не могу сказать точно, лодка уперлась носом в порог или шиверу; преодолеть препятствие маломощный мотор уже не мог. А может, что-то в нем поломалось или бензин кончился, не знаю, ничего не знаю, могу только строить догадки. Дальше надо было двигаться пешком, и у них, как я понимаю, был простой выбор: либо заставить меня идти и тащить их груз, либо прирезать меня и тащить все самим.

Капказ нашел выход. Он приволок меня к реке, опрокинул на землю и окунул мою голову в воду. Я захлебнулся, закашлялся, начал вырываться; он поднял мою голову над водой за волосы, дал отдышаться, откашляться, потом снова, ругаясь по-своему, окунул меня. На этот раз я барахтался уже сознательно. Животный инстинкт жизни пересилил ступор.

Капказ в последний раз назидательно пнул меня под ребра.

--Вставай. Будэшь идти?

В ответ я только горько, тихо заплакал.

Когда из лодки все было выгружено на берег, они сильно толкнули ее к середине реки. Расчет был, наверно, на то, что дощаник вынесет в большую реку, прибьет где-нибудь к берегу и собъет с толку преследователей. Если они были, эти преследователи.

Потом они вытряхнули содержимое моего рюкзака и поделили между собой спальник, палатку, толстый свитер, тренировочный костюм и прочее из одежонки и легкого снаряжения. Мне досталось тащить рюкзак, набитый под завязку консервами, мешочками с крупами, хлебом, водкой – всего килограмм сорок, не меньше. Значит, я им нужен как шерп, мельком подумалось мне. И еще как запас мяса на случай, если продукты кончатся, добавил кто-то в темном углу. Среди жутких историй про уголовников, которых я наслушался в пути, была и такая: когда группа бежит из лагерей, они берут с собой кого-нибудь помоложе и пожирнее себе на прокорм. Когда запас еды кончается, его убивают и им питаются. Снова, в который раз, холодная черная жаба шевельнулась где-то у солнечного сплетения, но как-то слабо – я слишком одеревянел. Жаба так жаба.

Наверно, это было хорошо, потому как ни времени, ни сил на страхи и мысли не ставалось. По дороге или хорошей тропе я бы еще смог нести этот груз, но тут была тайга, и до меня в первый раз дошло, что это такое. До того я знал только леса Европы, Средней России и Кавказа, чистенькие, светлые, прореженные. А здесь была глухая чащоба, завалы гниющего бурелома, путаница сплошного, без просвета, подроста и сучьев. Под ногами болото либо скользкие, замшелые камни. Только иногда ноги нащупывали медвежью или лосиную тропу, но она всякий раз упиралась либо в реку, либо уводила вглубь тайги, и Капказ, двигавшийся впереди, начинал проламываться напрямик сквозь чащу. Ровных участков почти не было. Все время путь шел либо в гору, либо вниз, в падь, по дну которой шумел ручей либо речка. В таких местах было особенно трудно – заросли гуще, почва болотистей. Иногда я просто повисал на ветках, не в силах стронуться ни вперед, ни назад, ни в сторону. Я даже упасть не смог бы в этой гущине.

Щербатый двигался сзади и время от времени бил или подкалывал меня заостренной палкой, норовя попасть в промежность и сипя: “Шевелись, падла!” Но я уже плохо реагировал на эту добавочную муку. После нескольких дней голода, растерзанный, я словно плыл толчками в коконе боли и тошноты, сердце молотило нещадно, перед глазами все текло, мелькали оранжевые круги, а в гудящей голове крутилась одна дедова присказка: “Кто в тайге не бывал, тот Богу не маливался.” 

Но это все вздор, зло не в тайге. Зло в этих двоих, страшное, последнее зло. Вот-вот я упаду, и мне перережут глотку, как тому леснику, а потом – как это он сказал? Расчлененка? И я буду уже не я, а бессмысленные, скользкие куски в реке – рука, нога, голова, часть торса, кишки… А потом – ворон, и росомаха, и прочее зверье, и что от меня останется? Одни обглоданные, разбросанные по тайге кости, и где-то мамины слезы. Я пугал себя этими картинками, но уже становилось нестрашно, подкатывало равнодушие и, похоже, давешний ступор.

Переходя еще один ручей, я поскользнулся на камне, упал лицом в воду и, придавленный рюкзаком, не мог подняться, сколько Шербатый ни трудился надо мной своей палкой-ширялкой. Наконец он бросил это занятие, присел под дерево, Капказ тоже. Я слышал, как Щербатый проговорил сквозь кашель:

--Может, дать сучонку пожрать?

--Дай,-- безразлично буркнул Капказ.

Щербатому явно не улыбалось тащить трехпудовый рюкзак. Видно, в этой паре он был то, что уголовники называют “шестерка.” Капказ – “авторитет”, “бугор”, а шестерка при нем – прислуга за все, и с моей смертью Капказ и не подумает разделить с ним неподъемную тяжесть рюкзака. То-то эта щербатая сволочь забеспокоилась.

Он стащил с меня мешок, выволок за шиворот из ручья, потом достал и вскрыл ножом банку тушенки, сунул мне в руки: “Жри, бля.” Я тупо посмотрел на месиво в банке, потом перевел взгляд на Щербатого: “Как?” Я не мог сообразить, как я должен есть без ножа и вилки. Щербатый ничего этого не понял, только сунул мне под нос финку и засипел: “Жри, бля, убью!”

Я осторожно взял двумя пальцами кусок тушенки, не чувствуя вкуса, пожевал, проглотил, но меня тут же вырвало, а эти двое загоготали. Я их снова ужасно потешил. Блюющий клоун, вот кто я был. Тело мое, покрытое горячим потом, сотрясали спазмы, я тяжело, через силу дышал, и все равно каким-то уголком сознания я не мог не подивиться чувству юмора этих скотов. “Нелюди,” пришло на ум русское слово, значения которого я, наверно, до тех пор не совсем понимал.

Я поставил банку на мох, подполз на коленях к ручью, напился чистой, холодной воды, сполоснул разбитое, изъеденное комарами лицо. Вернулся на место, отломил веточку, наколол на нее еще один жилистый кусок тушенки и принялся тщательно его жевать. Удивительно, но именно тогда шевельнулось во мне то ли фамильное, вековое упрямство, то ли глухая ненависть, то ли желание выжить наперекор этим выродкам на двух ногах. Размозженный, обреченный вскорости стать мясом для этих упырей, я ел подобием вилки, как подобало воспитанному юноше. Назло своим мучителям.
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Мятежный дух креп во мне всю вторую половину дня. Он держал меня, и я тащил ломающий спину груз и не падал. Я сдвинул рюкзак так, что тяжесть приходилась ровно на крестец. (Тогда была такая манера таскать рюкзаки, сейчас все по-другому: рюкзаки другие.) Тело само вспоминало выработанную в горах привычку отдыхать на ходу, расслабляя мышцы одной ноги, пока тяжесть приходится на другую, размеренно дышать и тратить на каждое движение ровно столько сил, сколько нужно, ни полграмма больше. И все равно к вечеру я вымотался так, что еле шевелил руками-ногами. Мое везенье, что урки, хоть и шли налегке, чувствовали себя не лучше, задыхались и кашляли. Оба, похоже, подхватили где-то тюремный туберкулез. Небось, и меня наградят, хотя о том ли мне сейчас суетиться.

Мало-помалу некто в моем забитом болью мозгу, кого я когда-то давно прозвал Сторожем, стал отмечать, что эти двое – такие же таежники, как я китайский богдыхан. Полные нули.  Они еле проталкивались сквозь тайгу, спотыкаясь, с шумом, треском и матом, распугивая все живое на сотни метров вокруг. Они боялись потерять реку и следовали всем ее извивам – а ведь местами можно было бы спрямить путь и вообще идти подальше от воды, там, где не так болотисто, меньше хвойный подрост и даже встречаются безлесные проплешины.

И на привал они стали по-дурацки, в сыром комарином месте. Просто Капказ остановился там, где обессилел, и там и заночевали. Он вытащил палатку, расстелил ее на земле, повалился на нее, потом кинул мне мой топорик.

--Руби дрова, делай костер. Харч, паси этот билять.

Превозмогая боль и мертвецкую усталость, я принялся делать то, что всегда так любил делать и из-за чего был в горах вечный костровой, он же кострат: свалил сухостоину, вырубил из осины рогульки и поперечину, вбил рогульки в податливую почву, выгреб углубление для костра, уложил под низ бересты, сверху насыпал кучку “паутинки” – тонких, сухих еловых веточек. Потом построил над этим “колодец” дровишек. Взял котелки, набрал воды, повесил на поперечину. Я глянул на Щербатого: “Спички нужно”.

Он кинул мне коробок. Я с одной спички запалил костер, коробок механически сунул в нагрудный карман. Бандиты придвинулись к огню: тут не так жгли комары.  То один, то другой выковыривал из волос вшей и кидал в огонь. Меня опять потянуло на рвоту, но обошлось.

Скоро поспело варево – макароны все с той же тушенкой. Они выпили водки и принялись жадно, обжигаясь, хлебать, свиньи супоросные. После них досталось и мне. Щербатый протянул мне остатки на дне трехлитрового котелка, я хотел взять, но он отдернул руку, смачно плюнул в суп, и они опять захохотали. Но я все равно взял. Тот комок, что давеча начал густеть во мне, становился все тверже, и там, в глубине, уже шевелились какие-то слова: “Ладно, гады, издевайтесь, как хотите, я все равно выживу, назло вам, шелудивым шакалам, а там увидим…” Что увидим, я бы не смог сказать, но нутром знал твердо: эти сволочи еще пожалеют, что связались со мной. Они ж не с одним со мной связались, за мной поколения бойцов, воителей из нашего рода, целая картинная галерея, а кто они? Вши тифозные, в огне трещащие, не больше. Ладно, сейчас их время, лишь бы они меня не убили, а там посмотрим… Зажму меж ногтей, только жидкое дерьмо брызнет.

Они заставили меня поставить им палатку, и я мельком подумал, что они и этого не смогли бы сделать толком. Потом, как и в прошлые дни, Щербатый посадил меня спиной к дереву и связал руки за стволом. Тут Капказ, сытый и хмельной, решил, наверно, что Щербатый не один такой умник. Он сам может придумать, как надо мной поиздеваться, и его издевки похлеще. Он сунул мне в рот ствол пистолета, взвел курок и прошипел: “Тебе конец, билять!” Потом спустил курок. Боек сухо щелкнул, в стволе не было патрона, но все равно меня подкинул пароксизм страха – щелчок показался оглушительным. Капказ довольно зареготал: “Обосрался, билять!” Щербатый подхалим прямо катался по земле от остроумия своего бугра. Все еще дрожа от ужаса, я и это занес в маленькую черную книжечку. Припомнится вам это, дай срок.

Пожалуй, то была самая жуткая ночь за все это время. Я был в полном сознании, к боли комариных укусов привыкнуть было невозможно, и так же невозможно было от них избавиться. Я вспомнил где-то читанное: так в Сибири мужики казнили провинившихся, особенно блудливых жен. Привязывали голого человека к дереву в тайге, и к утру он был готов, высосан досуха. Или сходил с ума. Даже одетый, я терпел муку смертную. От нестерпимой боли и зуда хотелось разбить себе затылок о ствол дерева, но все тот же твердеющий комок в душе давил эти мысли. Я вспомнил, что можно вроде бы умерить боль от укусов, если не пытаться сдуть или стереть комаров, но это оказалось чистым враньем. Боль не утихала, даже когда я сидел совершенно неподвижно и старался не дышать. Я кое-как подтянул колени, вытер об них лицо. Оно сразу покрылось кровавым месивом, а боль только усилилась.

Наконец пала обильная роса, комары почти исчезли, и пришло какое-то облегчение. Тут же стал прохватывать озноб, но все равно я стал забываться, и мне привиделась моя любимая бабушка, мать отца, стройная в свои семьдесят, словно смолянка. В полузабытьи я подумал, что вот бабушка умеет одним взглядом или словом поставить на место любое хамье, а меня хамы одолели, и некому поплакаться, что я потерял лицо, но ведь плакаться – это и есть терять лицо… Я понял, что начал путаться, но одно знал наверняка: я должен буду счистить с себя эту паршу или умереть, хотя умирать так не хотелось, умирать было так страшно, очень близко и очень страшно. 

Плевать на смерть. Надо выжить.  Вы-жить... вы-жить... вы-жить...
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Кончилось все же тем, что я совсем сомлел и свалился в какое-то кошмарное сновидение, которое, слава Богу, не смог вспомнить. Помню только, что там кто-то трещал по-французски и никак не мог договорить фразу до конца, а все повторял “donc… donc…” Еще не проснувшись толком, я сообразил, что это не во сне, что это наяву кричит давешний ворон, и посмотрел на него с тоской – уж не по мои ли кишки он прилетел. Хотя почему кишки, они ведь глаза первым делом выклевывают. Наверно, росомаха, волки, или еще кто-нибудь отобрали у него добычу, и теперь он снова кружит в ожидании поживы, стервятник богомерзкий…

Несколько часов я все же, наверно, поспал, благо мучители мои сами отсыпались долго. Солнце уже давно пробивало тонкими лучами таежный полог, а они только-только зашевелились, зачесались и выставили на свет Божий свои срамные хари.

В то утро мне удалось хорошо поесть. Ces deux nigauds, эти болваны, они открывали больше жестянок, чем могли сожрать зараз, и мне досталось порядком. Щербатый развлекался тем, что выбивал у меня банки из рук. Капказа это тоже поначалу потешало, но потом он передумал:

--Э-э, пускай жрет. Он еще наше золото тащить будет. Много золота.

Золото? Какое золото? Которое роют в горах? Кто роет? Только не эти двое. Мне было вполне уж ясно, что никакие они не старатели. У них даже инструментов никаких нет. Их инструменты – финки и большой черный пистолет, а теперь еще карабин. Они – убийцы, грабители, расчленители, и если там кто-то где-то моет золото, эти шакалы могут только перебить старателей и завладеть добытым.

Все утро, надрываясь, как ишак, под непомерной ношей, я перебирал варианты, но ничего умнее не приходило в голову. До того я думал, что они всего лишь уходят от погони.  Даже не думал, просто видел: они уходят в тайгу, удирают из мест, где их наверняка уже ищут за грабеж и убийство, и возможно, не одно. Но они шли именно вверх по реке, а река стекает с Водораздельного, и там, на хребте, вполне может мыть золото какая-нибудь подпольная артель, про которую бандиты как-то прознали. А может, они уже там и были. Не зря они так уверенно следуют руслу реки.

Секундочку.  Откуда у меня в голове эти фразы – про то, что надо нажимать, а то “те уйдут с ручья, и тогда ...дец, даром корячились...”  Это, наверно, когда я в беспамятстве был, а подкорка все записывала, как самописец.  Там было еще что-то менее внятное, какая-то тень воспоминания, но почему-то от нее шла уверенность, что догадывался я правильно. А это значит, что впереди снова кровь, трупы и, может быть, этот последний ужас – расчлененка.

Усталость оставляла мало сил для переживаний, и все равно в животе у меня похолодело. Я давно уже не верил в Бога, я был истый вольтерьянец и рационалист, но тут губы сами неслышно зашептали: “Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя…” и так до конца, и еще раз, а потом несчетно раз “Господи, спаси и помилуй”,  “Господи, спаси и помилуй…” Но потом я прекратил это; стало немного стыдно. Я сам всегда язвил над теми, кто кидался к Богу, когда припрет; и вот на тебе.

Во второй раз сегодня я вспомнил бабушку, ma bonne maman Julie, она же баба Уля, бабуля. В детстве я долго не мог сообразить, почему “бабуля” нужно писать в два слова, хоть и был умный мальчик, не то что mon cousin le шалопай, который никогда не забивал себе голову такими вещами. Бабуля была строга, как фельдфебель, школила нас так, что с самого раннего детства нам легче было говорить по-французски, за что и бывали нещадно биты соседской ребятней, и тогда она нас жалела от всей полноты своего безразмерного сердца. От нее у меня в голове и молитвы, и чувство долга, и все-все-все хорошее. Только с чувством собственного достоинства у нас сейчас ах как плохо, так плохо, хоть плачь.

Тут я почувствовал, что лицо мое и вправду все мокро от слез, но то были сладкие слезы, хотя какая сладость может быть в моем положении. Я весь истекал потом, сердце барабанило, ныла каждая жилочка, и еще оводы жалили немилосердно. Это была совершенно особая мука. Я уже знал по опыту, что с оводом можно справиться только одним способом – дать ему сесть и прихлопнуть, как только он начнет впиваться. Иначе он не отстанет от тебя, пока не насосется. Но воевать еще и с ними было за пределом моих сил. Сил никаких не было, ноги сами передвигались, как у зомби, а из всего мозга оставалось, наверно, несколько нейронов, которые этим заведовали. Все остальное онемело. Когда я почувствовал, что вот-вот ноги подкосятся и я рухну, Капказ остановился.

Подобие тропы, по которой мы двигались, уперлось в неширокий, но глубокий приток. “Стой здесь”, рыкнул Капказ, а сам пошел вниз по течению, потом вверх. Пока он так метался, я привалился к дереву, не снимая рюкзака, и замер как йог в асане смерти, расслабив все мышцы, какие только мог.

--Переправы нет. Снесло на х.., -- сказал Капказ по возвращении.

Щербатый, сидевший без сил под сосной, только выругался. Скорее всего переправой было просто дерево, упавшее поперек потока, а потом его снесло ливневым наводнением. Ливни здесь сумасшедшие, горы все-таки, но какое мне до всего до этого дело…

Отдыхали минут пятнадцать, и наверно эти минуты меня спасли. Молодое тело восстанавливалось на удивление быстро. Вот только что казалось – до смерти рукой подать, а вот я уже тащу свой рюкзак на следующую Голгофу, и я знаю – буду тащить столько, сколько понадобится, чтобы эти твари первыми выбились из сил.

Мы пошли вверх по ручью и примерно через час набрели на место, где приток разливался широко и его можно было перейти вброд. Сначала на мне уселся верхом Капказ, и я, погружаясь иногда по пояс, перетащил его на другой берег. Потом рюкзак. Потом Щербатого. Этот гад держал финку наготове и, гогоча и матерясь, покалывал меня в грудь – она у меня до сих пор вся в тонких шрамах. Я часто оступался на скользких камнях, и мне страх как хотелось упасть так, чтобы мучитель мой трахнулся головой об валун, но то были досужие картинки. Капказ тут же пристрелил бы меня, как непокорного пса.

После переправы бока мои ходили ходуном, словно у лошади после скачки, и я весь дрожал – вода там и в июле ледяная. Но я уже был выше таких мелочей. Чего бояться, если по лесному делу эти урки – просто жидкое, теплое дерьмо по сравнению со мной, никогда в тайге не бывшим. На их месте я бы связал в устье притока небольшой плотик, погрузил на него рюкзак и одежду, спокойно переплыл на другой берег и сэкономил чуть ли не целый день ходьбы. А эти бандюги явно не умели плавать и вообще боялись воды. Да и где им было учиться, по тюрьмам да  лагерям, что ли?

Тут меня что-то словно толкнуло, и я даже споткнулся. Они не умеют плавать – и что это значит? А то значит, что стоит мне как-нибудь ускользнуть от них, переплыть реку – плаваю я как пробка, -- и конец, они меня никогда уже не достанут. Я смогу добраться до людей и рассказать им все-все. Может быть, мне даже поверят и снарядят погоню. Я пригнул голову, прикрыл глаза. Не дай Бог взглянуть на Капказа: такие, как он, живут и выживают за счет звериного чутья. Он мог и учуять, чем занят был мой бунтующий мозг…

Бунт бунтом, но вечером того дня я сорвался – и чуть было не поплатился за это жизнью. Когда Щербатый завел мне за ствол дерева руки и стал их вязать, я, в ужасе от мысли о еще одной пытке комарами на всю ночь, взмолился:

--Дяденька, послушайте, ну не надо меня привязывать, ведь комары… Я прошу вас… Ну куда я убегу… -- Голос мой сам собой задрожал и сорвался в жалобный плач: -- Я вас умоляю!

Я уже всхлипывал обиженно, по-ребячьи, дышал судорожно, как в истерическом припадке, чем, видно, доставил Щербатому неизъяснимое наслаждение, потому что он заржал, запричитал:

--Ой уссусь! Капказ, ты слышишь! “Я вас умоляю!” Ой уссусь! 

Он действительно расстегнул ширинку и принялся поливать меня, норовя попасть в лицо, а я уже бился в истерике, кричал что-то, не помня себя:

--Как можно! Вы же люди, вы же люди, вы же не звери какие-нибудь! Как можно!

Тут неожиданно подскочил Капказ.

--Кто зверь? Я зверь?

Бедняга я, бедняга, не успел даже вспомнить, что “зверь” на фене – такое же ругательство применительно к инородцам, как “чурка”, “чучмек” или “черножопый”…

Удивительно, как он не убил меня. Удар носком сапога пришелся точно в подбородок, затылком я ударился о дерево и вырубился мгновенно, словно меня и не было.

7
Меня вынесло из тьмы на волнах тошноты. Нет, не так. Сначала не было “меня” как чего-то отдельного от тошноты. Во всей вселенной не было ничего, кроме круговерти тошноты, которая уносилась спиралью в вечность, где опять не было ничего, кроме еще большей тошноты. Хотелось сблевать, но не было тела, которое могло бы это сделать, или в теле не было достаточно сил, и вообще, что оно такое, это тело. Не знаю, сколько это продолжалось. Я соскальзывал во тьму на какое-то время, это вполне могла быть очередная вечность, потом снова выныривал в мире, в котором не было ничего, кроме тошноты.

Наверно, на автомате сработали какие-то ганглии, сократились какие-то мышцы, голова слегка пошевелилась, и затылок коснулся чего-то жесткого. Жгучая боль пробила голову, и кто-то отметил, что кроме тошноты есть боль, хотя они как-то сливались. Потом дошло, что боль держится в разных местах. Что-то разрывало мою голову на отдельные полоски муки, еще пожаром жгло лицо и шею, а где-то внизу сверлила особая боль в онемевших руках. Сознание прошлось по всем этим местам, но как-то слабо и безучастно, словно для отчета, не связывая их прямо с самим собой.

Прошел еще век, другой ряд ганглий сплясал где-то джигу, и глаза распахнулись. Разверзлись, если угодно. Поначалу все было хаос ярких разноцветных пятен, оранжевых кругов и дрожащих, сияющих звезд, наложенный на темные, пляшущие тени, но потом пляска теней устаканилась. Они уже дергались не больше, чем фигуры в очень старых фильмах, и в смутное поле зрения выплыли темные, медленно кружащиеся деревья, чуть более светлая палатка, слабо светящиеся угли давно погасшего костра.

Еще сдвиг, и глаза остановились на ботинках, на вытянутых вперед ногах. Я знал, что это мои ноги, но было невероятно трудно, почти невозможно разобраться в том, что значит “мои”,

 кто такой этот “я”, и что я тут делаю, почему сижу в лесу под деревом. И не сижу вовсе, а плаваю на волнах боли и тошноты, словно отходя от наркоза после операции. Легче всего было бы решить, что все это кошмар и ничего более, но даже от легкой дрожи меня всего прошивало болью, и боль была такой реальной, что списать на кошмар совсем не получалось.

Потом: “Concentrate”, промолвил голос деда у меня в голове по-английски – но кому это он сказал? Кто этот “я”, к которому он обращался? Concentrate – кто? “Concentrate, Sergei”, снова промолвил строгий голос, и знание мгновенно захлестнуло меня высокой, стремительной волной. На несколько мгновений она даже стерла тошноту. Я – Сергей, Серж, Серега, Сержик, я знаю все про себя, я знаю, что убежал из дому в поисках занятных приключений в тайге, я помню весь ужас, который приключился со мной. Одного не знаю – откуда эта боль и эта тошнота, хуже, чем все, что случилось раньше. Я помню ночи невыносимой пытки комарами, но сейчас даже мириады укусов доходили, словно сквозь какую-то пелену.

“Concentrate”, проговорил голос в третий раз, и глаза мои остановились на палатке в десятке шагов от меня. Оттуда доносился громкий, похабный храп, и я с отвращением подумал: “Что за звери.” И тут все стало на место. Это слово “звери” подняло еще одну большую волну, и с ней пришло все, что случилось вечером. Наверно, мне бы надо было чувствовать ужас – ведь смерть снова была так близко; или дикую радость – ведь я все еще был жив. Но у меня в тот момент просто не было физической возможности чувствовать что-либо, кроме бесконечной боли и тошноты.

Вместо этого ум мой попытался, все так же вяло и безучастно, нащупать объяснение, почему я все-таки жив. В конце концов я решил, что спасли меня скорее всего толстый баскский берет из испанского прошлого отца – шикарная вещь, и почему только бандиты его у меня не отобрали – и капюшон штормовки, сбившийся на затылке. Иначе удар просто размозжил бы мне голову о ствол дерева, как спелый арбуз.

С огромным трудом я сглотнул. Меня снова поднесло совсем близко к грани тьмы. Не знаю почему, но было ясно, что тьма – это легкий выход. Все, что было заложено глубоко во мне, подсказывало – надо драться с этой тьмой. Но зачем, этого я еще не смог бы сказать.

В конце концов выручила меня случайность, пожалуй. Когда я плотно прижался к дереву, чтобы пошевелить искусанными кистями рук, я почувствовал, что веревка держится слабо. Я ведь лежал труп трупом, и Щербатый связал меня так, на всякий случай: куда, мол, эта падаль денется, если вообще очухается. Прав был, однако.

Я принялся ощупывать правой рукой узел на левой, потом с невероятным усилием поднялся на ноги: пришло озарение, не хуже эйнштейнова, что повыше ствол хоть самую малость, но тоньше, а веревка свободнее. Cкоро я освободил левую руку, и это было, словно я заново народился на белый свет, словно Христос голыми пятками прошелся по душе, как говорил забулдыга-сосед, опохмелившись. Я долго расчесывал кисти, потом снял веревку с правой руки, аккуратно, кольцо к кольцу, свернул ее и уложил в карман. Еще несколько минут разминал затекшие руки, растирал ладонями кровавую кашицу из комаров на лице, дотронулся до затылка – и зря. Там было мягко и так больно, что от прикосновения весь мой мир чуть не разлетелся на куски в агонии. Мысли в голове брели трудно, словно по колено в грязи, но потом одна проступила совершенно ясно: что же я стою тут, как пень трухлявый. НАДО БЕЖАТЬ.

В палатке все так же похабно храпели хамы. Глаза мои остановились на топорике, воткнутом в полено возле костра. Взять его, зайти с заднего торца палатки и рубануть сквозь брезент… “Если с первого раза промахнешься, Капказ тебя пристрелит”, трезво предупредил Сторож. Да, сначала придется выдернуть задний кол, чтобы понять, где головы, и тут он и начнет стрелять. Не пойдет. Какая жалость. Абсолютная, всепоглощающая жалость. Я бы заплакал от такой жалости, если б у меня в запасе было хоть немного слез.

Я отслонился от дерева, шагнул. Меня шатало, как пьяного, но что тут удивительного. Сотрясение мозга, так это называется. Противно, конечно, но термин медицинский и точный. Прекрасный термин. Со-тря-се-ни-е. Ладно, потом как-нибудь полюбуюсь. Сейчас надо уходить. Я прошу прощения, но мне надо идти. Убьют, так убьют. Que sera, sera. Вот в таком духе. Я знаю, что это песня, но сейчас не до песен. Страха не было – было не до страха. Страх – ненужная роскошь. Стараясь ступать неслышно и твердо, как предпоследний из могикан, я подошел к погасшему костру, поднял топорик. Мой томагавк.

Когда наклонялся, голова закружилась еще сильнее, и я чуть не рухнул на колени, где стоял. Однако выпрямился, постоял, покачиваясь, потом заставил себя еще раз наклониться и взять оба котелка, сложенных один в один. Я их сам вечером отмывал и сам здесь поставил. Не пропадать же добру. Потом я презрительно цвиркнул зубом, повернулся спиной к палатке и зашагал прочь, как пьяный гуляка по Красной площади.

Несколько шагов, и мне уже пришлось проталкиваться сквозь густой ельник. Такой густой, что я в конце концов сунул топор за спину, за пояс, стал на карачки и пополз. Всю дорогу я боролся с тошнотой и головокружением, глубоко и расчетливо дышал ночным воздухом через нос, и воздух пах грибами и свободой.  Странно.  До того тайга пахла только гнилью и смертью.

Так я и выполз на берег реки. На четвереньках.

В этом месте река катила свои воды мощно, но без особой суеты, потихоньку воркуя сама с собой, как стайка горлинок. После непроницаемой тьмы хвойных зарослей, из которой я выполз, речной простор казался наполненным текучим, дрожащим, сыроватым ипрессионистским светом. Противоположный берег терялся во тьме, но я был совершенно уверен, что он там, и что там мое спасение.

Я почувствовал, как тот берег довольно настойчиво тянет меня за нервишки, и вошел в воду. Вода доставала меня уже до колена, когда что-то меня остановило. Спички. Надо сберечь спички. Непослушными пальцами я вытащил коробок из нагрудного кармана, чуть не уронил в воду, похолодел, встряхнулся, слабо выругался, засунул спички под берет, нахлобучил берет поглубже и побрел дальше. Ноги скользили по камням, камни иногда переворачивались и грубо стукали по сразу замерзшим голеням. Течение уже свирепо толкало в бок, потом вообще снесло меня с ног. С облегчением я отдался  потоку и поплыл неспешным брассом. В воде стало много легче, хотя сильно мешали котелки, надетые дужками на левую руку, но я и не особо боролся с течением. Куда вынесет, туда и вынесет. Я всегда обожал плавать. По семейной легенде я начал плавать раньше, чем ходить, и вода меня не выдаст. Надо будет, могу плыть так всю ночь. Ожог ледяной воды на пару делений убавил боль и тошноту, а больше мне ничего и не надо было.

Довольно скоро меня вынесло на узкую галечную косу, и я даже не больно запыхался, когда выбрался из воды. Я обернулся, посмотрел на покинутый мной берег – теперь он темнел еле видной полосой – и обозначил международный жест типа “А вот член вам, длинный и толстый”. Потом сел мокрой задницей на холодную гальку и принялся неторопливо развязывать скользкие шнурки ботинок. Снял, вылил из них воду, снял толстые шерстяные носки, выжал. Потом начал раздеватья догола, медленно, словно у меня не было иных забот, кроме как выжать досуха одежду, скручивая ее в жгуты, встряхивая, снова скручивая. Все как в замедленной съемке. 

При этом я все негромко приговаривал: “Вот вам, гады, вот вам, сволочи, съели, скоты? Посмотрим теперь, кто кому будет мочиться в рот”, и всякие другие заклинания – canailles, негодяи, выродки, звери, хамы, merde, merde. Но все это было так бледно, никчемно, по-детски и так близко к истерике, что я в конце концов велел себе заткнуться. Однако внутри все продолжало клокотать. Теперь мне стало нестерпимо жалко, что я не попробовал все же помахать топориком. Хоть одного бы уделал. Однако Сторож только презрительно кривил губы. Действительно глупо. Легко быть героем – на этом берегу.

Вдоль реки подувал ветерок, на косе почти не было комаров, и мне хотелось посидеть там подольше, обняв колени и пытаясь согреться. Но ночь уже истончилась, вокруг серым-серо, и надо уходить. Уходить на охоту всегда лучше на рассвете.

Я встал, оглянулся. Недалеко, там, где начиналась коса, негромко плескался некрупный приток, скорее ручей. Я понял это, как указательный знак от самого Господа Бога и поплелся прочь от реки вдоль берега ручья, а больше по руслу, иногда оступаясь по колено в воде. Так я прошел с полкилометра, а может и больше, и тут увидел, что лес уже совсем не тот, что вдоль реки. Много березы, осины, лиственницы; наверно, тут когда-то была гарь. Какой я все же умный, понимаю, где гарь, где не гарь, ну просто очень сообразительный, аж плакать опять хочется…

Близ ручья я заметил выворотень. Видно, огромная ель упала уж давным-давно, бедненькая. Чудовищные вывороченные корни и толстые обломанные сучья ее все еще держали ствол навесу, так что я мог забраться под него, лишь слегка пригнувшись. Я решил, что это еще один указатель от Господа, и кротко прошептал: “Спасибо”. Здесь, под этим стволом, у самого комля, я и разбил свой первый бивак. Тут я наверно перешел на некоторое время на автопилот. Когда в следующий раз я вынырнул из тумана тошноты, я увидел, что уже нарубил порядком лапника, надрал коры, покрыл толстый слой лапника корою, и ложе было готово. 

Несколько бесконечных мгновений я стоял над постелью, противясь желанию, которое кричало из каждой моей клеточки, сверху, снизу, сбоку, изнутри – свалиться на эту постель, отключиться. Но я знал, что так дела не делаются. Прошел несколько шагов и замедленными движениями, с часовыми остановками, наломал с поверженной ели сушняка, оттащил его, куда следует, и сложил два костерка по обеим сторонам постели.

Мне было все так же дурно, болели ранки и ссадины на лице и по всему телу, болели избитые кости, при каждом шевелении сильнее кружилась голова. И все равно, лежа между этими двумя кострами, я испытал наконец тихое блаженство. Пришла уверенность, что я ушел-таки от доли, которая была хуже смерти. Так я, по крайней мере, сейчас думал. Для безумной радости и ликования у меня не было сил. А может, дело было в другом: как только я начинал думать про свой плен, а в особенности про захвативших меня скотов, меня всего заливало кислотной смесью стыда, унижения, ненависти, чистого ужаса, других каких-то ингредиентов, ни черта не разберешь. Мысли торопливо убегали от этого сюжета, но через некоторое время я снова заставал их на том же месте.

И все же последнее, что я успел подумать, перед тем как меня засосала темная воронка, было нечто вполне недоуменно-толстовское: и почему это люди бывают столь чудовищно, клинически злы, когда много лучше, приятнее и спокойнее быть милым и добрым? Чего привлекательного в том, чтобы быть вонючим скотом и убийцей?
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Отключился я мгновенно, но потом несколько раз просыпался, то от кошмаров, то от боли, и каждый раз сонно поправлял свои костерочки, недоверчиво косясь на тихо шумящие темные тени вокруг.  Оттуда мог подкрасться зверь, и моя единственная защита от него – топорик да жалкий жар и свет костра.  Мне должно бы быть страшно, но почему-то в ужасных зверей не очень верилось. Все зверство мира, похоже, замкнулось для меня на тех двоих за рекой, а здесь им меня не достать.

Уже на заре меня вплотную свалил самый сладкий, зоревой сон. Во сне я куда-то плыл, и волны были милые, точно такие, на которых я любил качаться в детстве на Каспии, лежа на спине. Просыпаться не хотелось, и некоторое время я скользил по грани, вверх-вниз, а пробудился, наверно, оттого, что неловко повернул голову и придавил шишку на затылке. К тому же с неба снова раздавалось колокольное Donc! Donc! 

Кривясь от боли, я приподнялся, поискал глазами. Ворон сидел совсем близко на березовом суку, нахохлившись, словно только что вылетел из головы Эдгара Алана По. Я сердито буркнул: “Qu’as tu donc?” Чего, мол, тебе? Чего распинаешься? Но он не ответил. Собеседник он был никакой. Да и вообще он не по этому вопросу. Ему бы глаза мне выклевать – самый смак. Но это уж дудки теперь. Я, болван-колобок, от дедушки ушел, от бабушки ушел, от мамы с папой ушел, дурилка стоеросовая, потом я ушел от пары исчадий прямиком из лагерного ада, а от тебя, глупая жадная птица, я и подавно уйду.

Я пощупал затылок. Опухоль нисколько не спала. Есть такое слово – гематома. Если снаружи черепа, то ничего, поболит и рассосется. А если в мозгу, то хуже: опухоль расползется, и могу тут под деревом и окочуриться. Как представишь, так холодно и жутко до жидких соплей.  А может, обойдется. Или того краше, музыкальным гением стану, вроде Моцарта. Его служки зальцбургского архиепископа за вздорный характер с лестницы спустили, бац – гематома в мозгу, и пожалуйста – музыкальный гений.  Есть такая теория.  Ах, до теорий ли мне, до музыкальной ли гениальности.  Выползти бы отсюда – хоть червяком, хоть мышкой, и к чертям музыкальную гениальность. С этим потом разберемся.

Надо какие-то меры принять, что ли. Намочить берет в холодной воде ручья и так и ходить. Хотя ходить особо никуда не следовало, все ж таки сотрясение мозга. Все тело по-прежнему болело, к тому же за время сна оно совсем одеревянело. Хотелось есть: наверно, дело шло к полудню. Но голод был несильный, просто молодой организм требовал свое. Надо шевелиться. Ну и что с того, что голова болит. Зато жопе легче – так, кажется, селяне говорят.

Я встал на колени, выполз из-под ствола приютившей меня поверженной ели, выпрямился. Ноги более или менее держали. Я постоял немного, чуть пошатываясь. Деревья и подрост стояли вокруг плотной, но вроде бы мирной стеной. Только кедровка предательски трещала неподалеку. Голос – как у нашей математички. “Убью, сволочь”, слабо зарычал я, потом, немного испугавшись собственной ярости, добавил потише: “Кричи, кричи, мерзавка, как раз в суп попадешь”.

Я сделал шаг, хотел отойти отлить, но вернулся, поднял топорик и решил не выпускать его из рук, куда бы ни шел. Черт его знает, кто тут за этими зловещими кустами, кого навела на меня эта визгливая тварь. Ладно, я еще с ней разберусь.

До грибного сезона было еще почти месяц, однако то ли год был урожайный, то ли с погодой повезло – молоденьких грибов было полно. Не отходя далеко от лагеря, я за полчаса набрал полный котелок крепких, славных грибков. Красноголовики кое-где росли едва ли не сплошным рыжеватым ковром, только знай выбирай те, что почище да помясистей. Спасибо деду, он меня натаскал в свое время в грибной охоте. Да и поневоле научишься, когда есть иногда вообще нечего, кроме грибов. Я и трюфели насобачился под землей разыскивать, как свинья – там есть один трюк, но я про него лучше промолчу. А еще мы ловили мелких птичек: скворцов, дроздов, и прочее, даже воробьев, а если повезет, так голубей и горлинок. Да, веселенькое было время. Ничего не попишешь – война.

Я пошел к ручью, вымыл и почистил грибы. Половина пошла в суп, половину я нанизал на шампурики для жаревки. Там же, около ручья, нарвал чуть ли не охапку черемши. Тут ее была пропасть, хоть косой коси. От одуряющего ее запаха замучили сладкие детские воспоминания. Вот ты берешь на целый день кусок хлеба и щепотку соли, лезешь в горы рвать эту самую черемшу – вкуснее хлеба с черемшой и быть ничего не может. Лезешь, лезешь, глядь, и вылез на плоскую полянку, где маки сплошным ковром, как клумба, и ты в них падаешь прямо мордой, а лет тебе, скажем, девять или десять, и ах, как же хорошо, и нет вблизи никакого зла, нигде ни крошечки. Ну разве только большие мальчишки-аварцы могут наскочить. Но я побегу пожалуюсь Шамсият, она сама аварка, она у нас живет, ей уже пятнадцать, она им задаст чертей…

Ну ладно. Смахнем слезу и займемся делом. Кроме черемши, я наковырял еще корней лопуха. Тоже полезная еда. Можно и в суп, а можно нанизать между грибками на шампурики, все приправа какая-никакая. Нарвал крапивы помоложе, весь обстрекался, зато суп гуще будет, если ее покрошить помельче топориком. 

Потом вернулся в лагерь, соорудил таганок над одним из костров, повесил оба своих котелка – один под суп, другой под чай. В том месте было сколь угодно брусничного листа, хотя сама ягода никуда не годилась, зеленым-зелена. Значит, грибной суп на первое, грибной шашлык на второе, брусничный чай на третье. Полный комплект. Долго на этом не протянешь, но недолго можно. Протянешь, сколько будет надо, зло поправил меня Сторож. Я не стал спрашивать, сколько будет надо. Это все потом, потом.

Самое трудное было ждать, пока суп остынет. Чтобы отвлечься, я принялся жарить над углями свой шашлычок из грибов с кореньями. Почти всю свою недолгую жизнь я воспитывал себя; сначала, правда, дед с бабушкой, а потом уж я сам. Я дисциплинированно дождался, пока суп не остыл настолько, что его можно было пить со смаком. Потом принялся за грибы – пареные и жареные. Тщательно пережевывая чудную мякоть, заедая ее пахучей черемшой и запивая чаем, я наелся от пуза, да и на потом осталось. Я еще прожевывал последние куски, когда меня неудержимо потянуло в сон, и уже сквозь дрему подумалось: появись сейчас передо мной медведь, что я смогу? Только сонно хлопать на него глазами, и кушай меня с маслом.

Проснулся я в том же положении, в котором отключился – лежа на спине, и потому первое, что я увидел прямо над моей головой, был толстый ствол ели, с которого я отслоил все кору. Это было хорошо, потому что испуганная неразбериха проскочила в момент: я вспомнил, как сдирал кору, а вслед за тем и все, что было до того. И все равно на несколько секунд меня окатил ледяной душ страха, от которого все внутренности сжались, но я скоренько задушил это все словами. Послушай ты, холодец дрожaщий, сказал я себе, это ж то самое, чего ты хотел, прям-таки жаждал, как поросенок свинячей титьки. Из-за этого ты проехал тысячи километров, вот тебе тайга, вот ты в этой тайге, один, никто не мешает. Вот и давай, дерзай, какого тебе еще лешего. Ну хорошо, потеряно снаряжение, все или почти все, но это ж вполне могло случиться и на порогах, или если б пришлось удирать от косолапого. Да мало ли что. Все остальное при тебе, знаменитая твоя сила воли, лесные навыки, мозги, так что вставай и сияй, и к черту нервы. Нервы – это такие очень тонкие беленькие веревочки, ганглии-манглии. Как скажем, так они и будут работать.

Конечно, дело не только в снаряжении, чего уж там. Тут надо прямо смотреть правде в глаза. Все мое тело болело, словно его пропустили через мясорубку, или как будто два бандита пинали его несколько суток почти без перерыва. Не говоря уже о комариных процедурах. Я мельком подумал, не повредили ли эти паскудные насекомые мои барабанные перепонки, когда набивались в уши. Со слухом у меня было худо. В ушах постоянный шум, но это могло быть и от того удара ногой по бороде, да и мало ли меня били. Жалко, если это не пройдет. Раньше у меня был абсолютный слух. Жаль, очень жаль. Много чего можно было пожалеть, да жалелки на все не напасешься. Потом как-нибудь.

Сейчас надо сосредоточиться на приятном и полезном, если такое есть. Как не быть. Я потянулся, лежа на своем роскошном ложе, и обнаружил, что некоторые места болят меньше, чем остальные. Уже отрадно. Я пощупал живот, бока. Нет разрывов печени, селезенки, кишок. Если бы такое было, я бы давно скукожился. Внутренностям, конечно, досталось, но ведь работают же. Поломанных костей нет, или почти нет. Как дед говорит – были бы кости, мясо нарастет. На том стоим.

Конечно, есть вещи похуже изуродованного тела. Скажем, большая кровавая рана в моем самоуважении и родственных областях. Что ж, на это дело мы наложим комендантский час. Табу. Вход воспрещен – пока мы не очухаемся как следует. Не будем лазить языком в больной зуб, а сосредоточимся на солнечной стороне улицы: я удрал от этих каннибалов, я выиграл последний раунд, и вот – СВОБОДА, братцы! Liberté, можно сказать! Мы вольные птицы, пора, брат, пора… Вольные, как этот оглоед Nevermore – сидит вон, пасет меня, ждет, когда я окачурюсь и протухну. А вот еловый дрын тебе в одно место, пташка Божия. Продернешься покамест.

Ладно. Сколько можно лежать и хорохориться. Много не вылежишь. Я пополз из своей берлоги. Было уже хорошо за полдень. Тут, где лежала ель, был островок солнечного света и даже слегка припекало, но стоило отойти на несколько шагов, как тебя охватывала сырость и полумрак. Мрачноватое это дело, тайга. С непривычки даже на нервы действует, но сейчас не до того.

Снова захотелось есть, и я неспешно пожевал кой-чего. А потом надо было благоустраивать на ночь бивак. Поддерживать огонь в двух кострах было хлопотно, да и ни к чему: одежонка моя давно вся высохла. С наветренной стороны можно сделать заслон, он же отражатель тепла, как делают индейцы в книжках и таежники в жизни. Я  натаскал к своему лежбищу кучу сучьев, благо этого добра тут было навалом, и аккуратно построил из них слегка наклонную стенку – один конец вдавил в землю, другой упер в ствол лежащей матушки-ели, давшей мне приют. Потом для верности покрыл заслон лапником в несколько рядов, пушистым концом вниз. Теперь мне не страшен ни ветер, ни дождь, хотя на дождь и непохоже. Добавил лапника и под ложе; оно теперь приятно пружинило.

Я полежал несколько минут, пытаясь справиться с тошнотой и болью, разбуженной всей этой суетой. Но раз уж я начал, остановиться было трудно. Столько всего надо сделать, а раз надо, то сделаем, и плевать на дурноту и боль. Не сахарный.

Первым делом надо было вооружиться. Топорик, конечно, хорошо, лучше не бывает, но не дай Бог действительно придет Его Вонючее Величество Михайла Иваныч. На этот случай нужна рогатина, хоть самая немудрящая. Что я с нею буду делать – это, конечно, еще вопрос, но ведь предки мои ходили на медведя с топором и рогатиной, и не настолько уж я мельче или дурнее их. Изловчусь как-нибудь, не на колени ж перед зверем падать. Хватит, нападался…

Я отправился на поиски подходящего дреколья, но ровного сука или деревца с торчащим вбок отростком долго не попадалось. Отросток – это чтобы рогатина не уходила вся в тело зверя. Я про это читал, и дед объяснял, только теперь, когда мишка мог быть за любым стволом, вообразить себе все это было непросто. Как это – ударить его в убойное место да еще держать на расстоянии меньше метра от себя, держать, пока он не издохнет? А он что, во фрунт станет и будет спокойно отдыхать? Он же будет ломить и царапаться, у него ж лапа, небось, длиннее рогатины, он же ж меня измордует всего этими лапами… Ладно, паки и паки скажу – не будем о грустном. Бог не выдаст, медведь не съест. Может, пожует да выплюнет.

Я отошел от бивака уже порядком, когда меня насмерть перепугали два рябчика. Они с треском вылетели из-под ног и тут же сели на ветку березы шагах в десяти-двенадцати, поглядывая на меня бусинками любопытных глаз. Я уж замахнулся метнуть в них топорик, но опомнился. В такой адской чащобе потерять эту драгоценность легче легкого, а без топорика я тут буду, как младенец с голой попкой. Нагнулся, попробовал нашарить камень, но под руками был сплошной мох. Попалась палка, кривая и гнилая; не бумеранг, в общем. Я все же швырнул ее, она со стуком ударилась о ствол дерева, переломилась, а рябки улетели, только трепет крылышек в ушах еще отдавался секунду-другую, да сердце мучила изжога – такая добыча ушла.

Ладно, чего грустить, надо делать выводы. А вывод такой: мне нужна не только рогатина, а еще и knobkerrie – метательная палка с тяжелым набалдашником-корневищем на одном конце. Как у готтентотов. А у нас на юге это дело называют мутовкой: такая сосновая палка с коротко обрубленными сучьями. Когда летит, то крутится. Крестьяне пользуются этим снарядом, чтобы сшибать перепелов на гречишных полях. Когда гречиху убирают, перепела бьют мешками. Очень он это дело любит – в гречихе жировать. У меня с тринадцати лет свое ружье, но я все равно любил ходить на перепела с мутовкой. Тут свой особый смак и шик. И какого дьявола мне не сиделось дома, сейчас готовился бы к охоте на перепелов. Через несколько недель откроют сезон, ходил бы по лесу, тренировался… Правду папенька говорят: дураков не сеют и не пашут, они сами растут.

Я вернулся в лагерь с заготовками для рогатины и мутовки и весь остаток дня и целый вечер строгал деревяшки топориком. Пришлось еще сходить к ручью, поискать кусок песчаника, чтобы отточить топор по-серьезному. Возиться с деревом я всегда любил, мне нравилось водить рукой по гладкой плоти хорошо оструганного дерева. Инструмент у меня, правда, не очень ловкий – а каково было бы без него? Зубами, что ли, орудовать? Рогатину я заточил на три грани, как русский штык или наконечник скифской стрелы. Дед говорил, что и современная наука не придумала более удачной формы. Когда острее уже затачивать было бесполезно, я подержал жало рогатины над жаром углей – для прочности. Закаливать ведь можно не только сталь или там психованных революционеров, дерево тоже закалке поддается. Главное – не передержать.

Несколько раз пришлось прилечь, когда особо донимала дурнота, но возился я увлеченно, как мальчишка, забыв о времени, особенно когда представлял себе, как насажу на острие рогатины одного из этих подонков. Всадить бы кол в печень да еще повернуть там, и дух вон из гадины… Или сбоку, из-за кустов, под ухо, в яремную вену, чтоб кровь фонтаном… Или сзади оглушить нобкерри, а потом пришпилить лежачего к земле как вурдалака… Но это все дурь, дурь, табу, не надо пока об этом. Свихнуться можно.

О чем надо? О еде, о чем еще. Грибы – это хорошо, но если жевать их с утра до ночи, можно дожеваться до тошноты. Тут есть рябчики, тетерки, опять же копалухи. Глухаря, этого слона меж птиц, палкой убить невозможно, а вот самку его копалуху – пожалуй. Однако за всем этим можно проохотиться с мутовкой целый день и вернуться ни с чем. Дома, готовясь к сезону перепелиной охоты, я бродил по лесистым склонам Бештау и упражнялся в метании мутовки в цель, даже влет – кидал левой рукой вперед консервную банку, а правой швырял в нее палку, и результаты были хорошие. Но одно дело сшибать консервные банки в чистом лесу, на просеках, а другое – попасть в азарте в живую, стремительную дичь в этих диких зарослях, где и замахнуться трудно. Н-да. Размечтался, понимаешь. Сам еле ножки с места на места переставляю, голова спиралью крутится, а туда же, на охоту собрался.  Нет, нужен верняк, нужна тихая охота. Нужна рыба.

Рыба в ручье была, это точно – я видел черные спинки меж камнями у дна в прозрачной воде. Но как ее добыть? У меня была булавка – сойдет вместо крючка. Из куска веревки, которой меня связывал Харч, он же Щербатый, он же падаль вонючая... Из веревки можно добыть нити и ссучить их в лесу. Жирный овод пойдет на наживку. Но все это ненадежно, один обрыв или зацеп, и прощай моя снасть.

Тут я вспомнил, как мальчишками мы ловили усачей, пескарей и прочее в быстрой речке Юце под Пятигорском, и почувствовал, как рожа моя расплывается в улыбке, хоть и было больно избитым губам. Пацанами мы проводили весь день на речке, купались до дрожи, до посинения, а уж если затевали рыбалку, то забывали все на свете. Бабушка начинала переживать, уж не утонули ли мы, а дед страх как не любил, когда его драгоценная супруга волнуется, и гнал нас домой хворостиной. Это было ужасно больно – хворостиной по голому седалищу. Только доставалось все больше мне; кузен, хоть и шалопай, но всегда умел удрать вовремя, а я садился за стол на ползадницы. Зато бубуля меня больше жалела. 

Тут я заметил, что давно хлюпаю носом, а глаза ничего не видят из-за слез. Видно, нервишки на пределе, если жидкость так легко сочится.

Ладно. Слезы, говорят, приносят облегчение. Слабо улыбаясь, я представил, как сказала бы бабушка, гладя меня по головке: “Ничего, крепче спать будешь”.  Оно, конечно, хорошо, когда тебя так любят, растешь как в пуховом гнезде любви, только потом очень затруднительно. Выныриваешь в бурном море жизни, если говорить кучеряво, а тут такое дерьмо в телогрейке плавает, и хрясь тебя сапогом по сопатке. Вот и вся любовь.

Ну хорошо, а что делать-то?  Мораль какая-то должна быть? Очень я любил из всего выводить мораль, был настоящий ink-stained youth, как Джером Джером говорил – “юноша, испачканный чернилами”. Все выписывал мудрые мысли из книг и даже Правила Жизни составлял. Не допер только самое простое записать: держи левую повыше, не подставляй хлебальник всякой сволочи. 

Тоскливо все же засыпать на такой ноте.
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Во сне я гонялся за кем-то невероятно лохматым и колол его рогатиной. Спал, как и вчера, вполглаза, каждые полчаса просыпался, подбрасывал сухих сучьев в огонь, снова проваливался в сон, а там продолжение сериала, только никак я не мог этого лохматого добить. То ли слабо бил, то ли рогатина была тупой, но супостат только кривился, уходил невредимым и даже ухмылялся, бурча: “Allons donc!” – что-то вроде “Да брось ты!” В полусне мне померещилось, что это опять мой старый знакомый Nevermore. Я сонно выглянул из своего полушалаша, но ворона нигде не было видно, и мне стало немного грустно, хотя крик его был куда как зловещ, да он и выдать меня мог. Может, попробовать его приручить, если прилетит? Может, он держится поблизости от меня совсем не с такими уж гнусными намерениями? Может, ему тоже одиноко, грустно и голодно? Но мне пока нечего ему предложить. Грибы он не будет клевать даже из вежливости.

Ничего, Бог даст, сегодня мы попируем, и г-ну Ворону еще останется. Знаем мы, как легко они находят место, где можно чего-то пожрать, даже из поднебесья. Необъясненная наукой способность. А что питаются они дохлятиной, так это ж jedem das Seine. Или suum cuique, если по-латыни. Очень я любил ввернуть чего-то такого по-латыни, подразнить какую-нибудь особо тупую училку. Интеллигентно хулиганил, слизняк противный.

Мои ссадины, синяки и ранки начали подживать, опухоль на затылке немного спала, хотя тронуть еще не дай Бог – боль насквозь прошибала. Под глазами, наверно, синяки как блюдца. Особенно болели ребра: наверно, перелом или трещины. Сцепив зубы, я попробовал несколько раз отжаться, потом присесть, потом заработала привычка нескольких лет, и я прошелся по всем группам мышц. Размялся до легкого пота – скорее от боли, чем от натуги. Конечно, боль нестерпимая, конечно, хорошо бы на пару месяцев в больницу, но это для сосунков, а мы, таежники, можем еще и не такое вынести. И надо набирать форму. Какие у меня еще могут быть шансы выкарабкаться? Никаких. Или держи форму, или ложись ногами к востоку. Закрывай лавочку.

Напившись чаю все с теми же жареными грибами, я отправился на рыбалку. Немного повыше лагеря ручей разделялся надвое узким длинным островом на две протоки, имевшие вид тоннелей. Деревья смыкались над ними кронами, и это было очень красиво, но до красоты ли мне. Я выбрал ту протоку, что чуть поуже и помельче и осторожно, стараясь не распугать рыбу, заготовил у верхнего и нижнего ее концов кучи камней, толстых сучьев, пеньков и земли. Конечно, в одиночку это будет труднее проделать, чем с ватагой мальчишек, но попробовать стоило. Я чуть не надорвал пуп, когда ворочал один особо крупный валун, зато он мог перегородить почти половину протоки.

Наконец, я нагреб две здоровенные кучи всякого материала и присел отдохнуть и переждать головокружение. Силы мне понадобятся –следующие минут двадцать будут очень суматошными.

Первым делом я устроил запруду у нижнего конца протоки: быстро-быстро сдвинул все заготовленное в воду. Плотинку стало тут же размывать, я в спешке вырубил топориком еще кусок дерна и залепил дыру. Потом, тяжело дыша, помчался к верхнему концу и принялся лихорадочно сооружать вторую плотину. Она дложна быть еще плотнее, чем нижняя – вся вода должна уйти в параллельную протоку.

Наконец, остались только тонкие слабые струйки, сочившиеся местами сквозь мою верхнюю дамбу, и я метнулся назад к нижней запруде. Там рыба уже вовсю скакала через верх, и я принялся молотить ее своей палицей как теннисной ракеткой. В диком волнении часто промахивался, но несколько оглушенных рыбок все же полетело на берег. 

Настоящая охота началась, когда от протоки осталась только цепочка ям, наполненных водой, под более высоким берегом. Я осторожно подходил к ним, высматривал рыбу покрупнее и бил острогой. Часто рыба забивалась в пещеры под самый берег. Я ширял туда тупым концом рогатины, рыба выскакивала и пыталась уйти из ямы чуть ли не посуху, и нередко ей это удавалось: в азарте я много промахивался, когда бил палкой. В кино бы этого не допустили, там все всегда попадают во все, что надо.

Вода начала размывать верхнюю плотину. Я бросил возню на ямах и стал метаться по берегу, собирая то, что добыл. Часть рыб, даже пробитых острогой, билась во мху, норовя соскочить в воду, но я не для этого старался. Я стукнул по башке несколько наиболее активных скакунов, потом собрал всю добычу в кучу и присел отдышаться и полюбоваться уловом. 

Я никогда в жизни столько не ловил – и на тебе, некому похвастаться. Досадно было, что в пойманном я узнавал только окуней, щук и налимов, да еще, по описанию, хариусов. Остальные были, видно, местные – кумжа какая-нибудь, или еще что. Но это все пустяки, не в имени дело, как говорится, what’s in a name. Главное – сбылась моя мечта с самого давнего детства, когда мы еще жили в горах, не театрально-курортных вроде Машука или Бештау, а настоящих дагестанских. Тогда я часто уходил к речке один, друзей там не было, и был я одинокий мечтатель, им и остался на всю жизнь, но это так, к слову. Одна мечта была такая: одному наловить много-много рыбы и принести домой, деду с бабкой. И вот глянь, я один и наловил много-много рыбы, но куда ее нести и по какой кривой я сюда попал, аж не верится. Как в каком-нибудь дурацком романе Виктора Мари Гюго.

Долой скулеж, однако. Отъемся за все эти несчастные дни, и то дело.

Надо чистить рыбку. Без ножа трудно, но я отщепил узкую длинную щепку от лиственницы, твердой, как железное дерево, заточил ее, как мог, и обходился ею. Рыбу покрупнее предстояло закоптить, так что чистить с нее чешую было не нужно. Все легче. Потом я соорудил кукан из лозины, нанизал на него улов и потащил в лагерь.

Только я отошел от ручья, откуда ни возьмись прилетел ворон и, возбужденно куркая, опустился на берег. Я сам оставил ему аккуратную кучку рыбьих внутренностей, но все равно стало муторно. Трупоед чертов.

Весь остаток дня ушел на возню с рыбой. Я сразу сварил чудную уху из голов и хвостов; в другом котелке пожарил, точнее потушил, мелочь с грибами. Правда, все было без соли, но так оно, говорят, полезнее. Вот, скажем, туареги – совсем не едят соли, а бегают по Сахаре, что твои козлы. И потом это ж ненадолго. Вернусь домой, уж я там отыграюсь на солененьком.  Посолонцую от души.

Я наелся до состояния удава, мог только лежать и переваривать, но скоро взыграла совесть: надо ж коптить остальную рыбу. По такой погоде она могла быстро испортиться, и на черта ж было так убиваться с этой ловлей.

Как делать походную коптильню, учить меня не надо. Мы с дедом делали это не раз и не два, когда уходили добывать чего-нибудь съедобного слишком далеко от дома – с ночевкой, а то с двумя и больше. Я вбил в землю четыре кола по углам квадрата, в середине выкопал ямку с канавкой-поддувалом и разжег там костер. Когда огонь прогорел и остались только жаркие кедровые угли, я обтянул колья полосами коры, закрепив их самодельной веревкой из измочаленных стеблей крапивы. Получилось нечто вроде мешка без дна, поставленного стоймя. Внутри мешка я повесил рыбу на палочках, продетых сквозь жабры, потом просунул через поддувало на угли ольховых щепок и веток. Ольха лучше всего подходит для копчения, это я помнил твердо. Теперь надо было только присматривать, чтобы ольховая мелочь не горела, а лишь дымилась.

Я лег на спину, расслабил ноющие, побитые мускулы и уставился на вечереющее небо. Отсюда, из чащи, был виден только небольшой кусочек, но тем дороже он казался. Как верхний просвет забранного стальным листом окна тюремной камеры – отсидевшие рассказывали про такое. Там, в этом просвете, синева сгустилась почти до темноты, и скоро в ней замерцали слабенькие точечки звезд. Свету от них не было никакого, но все равно приятно и вроде чуть теплее. На душе, наверно, теплее, если она вообще есть, эта душа, а не просто слово такое. Да нет, у меня точно есть, раз болит, и я как-то полагал, что у всех других тоже. А вот оказалось, находятся такие, у них вместо души туалетное очко…

Опять меня занесло в запретную территорию. Нельзя мне еще туда. Там сразу становится жарко и потно.  Пусть затянутся эти раны, а то вот так и буду кровоточить внутри. Так душе недолго и загноиться, а этого никак нельзя. Дух должен быть светел и крепок, если я вообще хочу выбраться из этой таежной пьесы абсурда в здравом уме и трезвой памяти. Главное – сохранить хоть какое-то чувство юмора и пропорций. Отвлечься бы надо.

Вот смотри – звездочки. Это ж офигеть можно, до чего до них далеко. Только в фантастических романах придумывают, как до них добраться, и способы один дурнее другого. “Аэлита”, скажем. Читать, конечно, забавно, а на поверку одна труха ненаучная. Притом Марс – это ж рукой подать, а ты возьми какую-нибудь туманность Андромеды. Невозможное же дело. До нее этих световых лет несчитанно. Еще тыща лет пройдет, и все так и останется – она там, мы тут, и никаких мостов. В таком масштабе вот это лупоглазое “я” – совершенно неразличимая микроскопическая точка плесени на почти такой же неразличимой точке – Земле. А туда же, сплошные страсти, переживания и обиды. Подумаешь, обидели мальчика. Это ж вроде как одна блоха другой ножку укусила.

Тут я возмутился. Блоха – не я, я – не блоха. И если уж на то пошло, “я” – это то, что я смогу сделать, а всю эту космическию дурь сплюнуть и растереть. Иначе что выходит – всякое быдло будет меня пинать в промежность, а я в ответ любезно-космически скалить зубы, как бухой Будда, так, что ли? Нет, гады, если вы на это надеетесь, так целуйте пьяную обезьну в зад. Мы пойдем другим путем. До того другим, что вам в дурном сне не снилось.

Я чувствовал, что подкипаю всерьез, что я опять далеко забрался на запретную территорию, но скоро нечувствительно успокоился. Все ж таки я как следует вымотался, и на душевные фейерверки по-настоящему не было никаких сил.

Я начал придремывать, но Сторож уже заступил на смену и будил меня самым регулярныи образом. Я вскидывался, оглядывался вокруг с несколько чокнутым видом и поправлял костер, свою бледную защиту от химер, зверья и комаров. Заслон-отражатель работал отменно, он грел бок так же, как с другой стороны костерок. Все ж таки большой умница это придумал. Наверно, тот, кто изобрел колесо. Ему, пожалуй, повесили звезду Героя Первобытного Коммунизма на шею, из чьего-нибудь безносого черепа выточили…  А может, самому череп проломили – больно умный выискался.  Скромнее надо быть в личной жизни.

Еще я подкидывал щепок в коптильню, и они дымили, как заведенные. В конце ночи, когда хвосты как следует прокоптились, я перевернул рыбины головой вниз: нанизал их на шампурики, проткнув около хвоста, и снова примостил каждую внутри мешка. Между рыбками я ухитрялся заснуть, сидя на корточках, но потом продолжал дело с той точки, где остановился.

К утру меня сморило намертво, и я проспал часа два. Проснулся как ошпаренный, словно опаздывал на экзамен, но все было спокойно, ольховые веточки еще дымились, а в воздухе стоял умопомрачительный запах свежекопченой рыбы.

“Кушать подано, сэр,” пробормотал я, подставляя физиономию любопытному солнечному лучу.
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Завтрак был à gogo, как выпивка в некоторых парижских барах, про которые тайком рассказывал дед, когда я уж явно повзрослел. Что называется, от пуза. Рыбка прокоптилась до сказочно нежного состояния, и приправа у меня была отменная – черемша и волчий аппетит. Я опять наглотался, как питон, испил чайку, завалился на свое ложе, закинул руки за голову и наконец, глядя на кусок далекого синеватого неба, по которому изредка скоренько шмыгали мелкие облака, отпустил вожжи и позволил себе думать без границ. Было то самое утро, которое вечера мудренее, и надо было решать, что делать и как быть. Вот я и поднял барьер, перестал давить воспоминания – и лучше б я этого не делал.  Навалилось такое, что не приведи Господь. Прямо приступ какой-то.  Точно – приступ. Delayed reaction называется. Запоздалая реакция. Когда-нибудь все равно настигла бы.

Картинки недавнего прошлого заструились перед глазами длинным, изнуряющим рядом. На полное брюхо переносить все это было легче, но все равно я заерзал, задрожал и покрылся потом. Сердце заколотилось, дышать стало тяжело, навалилась тошнота, я скулил и постанывал, когда память выносила на поверхность что-нибудь особенно мучительное: как эти гады играли моей головой в футбол на том пляжике, где потом убили лесника и разрубили его тело на куски, или как Щербатый угощал меня заостренной палкой, покрикивая, как на тягловое животное. В глазах темнело, когда я вспоминал его плевки и другие животные шутки, особенно ту выходку с поливанием меня мочой. Этого я уже не мог вынести и чуть не до крови укусил себя за руку. Вот уж действительно глупо. Как будто мало у меня где болит. Куда ни глянь, где ни пошевелись, везде боль.

В конце концов я притушил это дело. Просто заорал на себя – кончай, мол, сопли жевать, мазохистские слезы по роже размазывать. Нам всем надо сосредоточиться, рационально построить стратегию и тактику, как вылезти из этого дерьма. Душевные мучения потом, на диване, меж пышных грудей. А сейчас гонг, и – окрыситься! Уже давно все пусто, все сгорело, И только Воля говорит: “Иди!”  Иди так иди – только куда?

Конечно, мудрее всего было поступить так, как я и мечтал сделать, пока был в плену: спуститься вниз по реке – для этого можно было связать небольшой плотик; так быстрее и безопаснее, – найти людей, добраться до милиции и рассказать все, как дело было.

Две причины заставляли меня мучиться в нерешительности, два железных крюка, на которых меня подвесили за ребра. Вот я и качался на них туда-сюда, словно в каком-то темном застенке.

Первым делом я до дрожи боялся всего советского и официального. Даже общение с почтовыми работниками заставляло всего сжиматься внутри – вот-вот нахамят. Причина простая, хотя какие тут надо искать особые причины, и так все ясно. Дед и бабушка у меня из “бывших”, но из тех, кого как-то пронесло мимо ВЧК. Дед вовремя извернулся, добыл фальшивые бумаги, они рано забились в глухую глушь на окраине империи и замерли, ну чисто простые советские крестьяне. Дед возился с пчелами, бабушка учила детишек и писала портретики и пейзажики, “совсем как на фотографии,” как говорили наши милые соседи. Жили мы вполне сносно, то-есть не совсем умирали с голоду даже в самые худшие годы. 

Родители мои отсутствовали, но тогда практически ни у кого не было комплекта родителей. Это было нормально, хоть временами очень грустно, аж выть хотелось. Толком я познакомился с ними уже лет десяти, в Германии после войны, куда они меня затребовали: отец прислал за мной адъютанта. 

К тому времени дедушко-бабушкино воспитание уже въелось в кожу и под кожу. Мне передались не только хорошие манеры в хорошем обществе, натуральный французский, приличный английский и некое универсальное чистоплюйство, но и стойкий, неистребимый страх перед “хамской властью” во всех ее видах и проявлениях. Я, конечно, тоже мимикрировал, как мог. Со временем приучился почти естественно изъясняться крестьянским матерком, сначала на людях, а потом, по мере вымирания нематерящегося класса, все чаще и про себя.  Но перед рабоче-крестьянской властью я был нуль дрожащий. Как и другие-прочие рабочие и крестьяне.

Сейчас вот я боялся до колик, что меня беспаспортного, не разобравшись, не поверив моим россказням, швырнут в каталажку к таким же уголовникам, от которых я ушел, и изнасилуют они меня, молодого и красивого, в первую же ночь. Ни за понюх табаку сделают из меня “маню” для своих педерастических утех. Максим Горький о таком не писал, но устный шорох все такое был. Я весь похолодел и скрючился, когда об этом подумал. Тогда одна дорога – в петлю. 

Что еще? А очень просто – какой-нибудь сибирский лапоть в погонах решит, что я беглый политический или, того пуще, шпион. То-то ему навар будет. Прям наше родное советское кино про отвратительных диверсантов и вредителей, кои прыгают с парашютом, прячутся по лесам и с диким акцентом говорят друг другу “Хэллоу, Боп”. Ничего хитрого. Друзья мои комсомольцы всасывают этот гнойный бред с горящими глазами. Документы мои у бандюг, а без бумажки ты букашка, это – абсолютная истина, как евклидова геометрия. Я представлял себе тупую рожу какого-нибудь районного Мегрэ в здешнем медвежьем углу, мой лепет насчет невинного желания “прошвырнуться по тайге”, и мне стало дурно. Засадит в кутузку, как пить дать, засадит. И ключи потеряет.

Была и вторая причина, второй крюк – пожалуй, позанозистей. В первый раз в жизни меня, лично меня, не дедушку с бабушкой, не всю их расстрелянную родню, обидели так жестоко, до самой печенки. Растоптали, обгадили, опрыскали мочой, смешали с дерьмом – и что ж мне, бежать кому-то жаловаться?

Я уж и не помнил, когда я скулил и жаловался. В детском саду, наверно, хотя я в детский сад и не ходил вовсе.  Так уж получилось, что я вырос и нежным, любящим мальчиком, и бешеным зверенышем. То одно, то другое. В горном селении я был чужак, так что с малолетства приходилось много драться, и очень жестоко. Тамошние башибузуки не знают fair play, честной игры, бьются истерично, кусаются и все норовят голову камнем проломить или ножом полоснуть.  Дед меня рано стал учить русскому бою и всему, чего когда-то нахватался у японцев. Это все полезные вещи, но я как-то сразу почуял, что в драке не искусство главное, а свирепый дух.  Если враг видит, что ты ни за что не сдашься и готов биться хоть до смерти, у него непременно сфинктер заиграет, и он норовит с тобой подружиться. Да еще мне повезло – можно сказать, досталось бесплатно, с генами: посреди визга, крови и пыли, в самой моей серединке всегда сохранялась холодная, почти безразличная точка, и от нее команды – ногой, локтем, головой, пригнись, коленом, в пах, кувырок, снизу по горлу. Только все без слов, молнией в голове ровно тогда, когда нужно, или за миллисекунду до того.

Потом были уличные битвы в Германии, с выкормышами гитлерюгенда, но там все больше толпа на толпу, и почему-то с нашей стороны дрались еще литовцы, какие-то DPs, перемещенные.  Там мне во второй раз голову проломили.  А уж вернулись в Союз, не бить меня было совершенно невозможно: болтал на всяких языках, писал и читал на вечерах аполитичную лирику, музицировал, отличник, девки гирляндами на шею вешались, нос вечно кверху, рот кривится  в снисходительной усмешке – как же меня не метелить?

Только дудки, особо бить меня не получалось. Бойцы быстро усвоили, что со мной связываться себе дороже.  Я никому не давал спуску, хотя и приходилось умываться красной юшкой по самые ушки.  Герой из меня никакой – иногда я ночами не спал, потел и дрожал от страха перед какой-нибудь генеральной дракой, подмывало убежать и спрятаться. Однако в момент истины, как в бое быков, откуда ни возьмись, налетала волна холодного бешенства, и я пер рогом на врага, невзирая на численность и габариты.  Дед говорил, что это во мне хевсурская кровь просыпается. Ну, насчет моей крови ему лучше знать.

Хевсурская или еще какая, но сейчас моя кровь точно кипела. Я иногда дергался и взмыкивал от ненависти, до того обжигали позор и стыдобище. Без конца мелькали картинки, и сколько я их ни давил, боль не проходила.  Воображение шибко богатое. Наверно, это было как укус змеи. Если я хотел вытравить из себя этот яд, я должен был наказать этих тварей за все, что они содеяли со мной. Мерой за меру, только в кубе.

Про себя я, пожалуй, знал – еще до того, как отпустил вожжи, чтобы принять решение – что все мои колебания и рассуждения – это так, гарнир для пущей важности. Все решено подспудно.  Убежать я мог только, если я там, внутри, сломался, но я посмотрел и увидел – нет, не сломался, а очень даже наоборот.  Значит, пойду преследовать этих скотов – для чего? Чтобы ударить рогатиной из-за куста, как мне недавно мерещилось? Нет, в ясном свете дня было понятно, что это вздор, что я так не смогу, и все. Физиологически, что ли. Но и просто умыться и слинять не в моих силах, это определенно.

Опять вспомнилась бабушка, как она мне все растолковала про “мне отмщение, и аз воздам,” еще когда проходили “Анну Каренину”. Дура-училка ничего вразумительного про эпиграф сказать не могла, мекала какую-то несуразицу, да и откуда ей чего знать, библию ж не читала. Эт ведь не приведи Господь, библию в те годы читать или объяснять; можно было и на лесоповал всеми костьми загреметь. А бабуля показала мне это место из послания к римлянам апостола Павла, там, где про отмщение: “Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию”.

Так вот, меня это решительно не устраивало. Накакали на голову мне, а разбираться с этим будет боженька, с которым я лично, прямо скажем, незнаком. И когда это все будет, после дождичка в четверг? А я тем временем мучайся, ходи с этой сранью в голове, так, что ли? Кто хочет, пусть играет в эти игры. Без меня. Как говорили ребята в альплагере, мне оно не климатит.

Допустим, рогатиной в печень у меня не получится, разве что в порядке самозащиты, хотя какой дурак решит защищаться от пистолета и карабина рогатиной. Но ведь необязательно бить из-за куста копьем. Стоит мне стащить у этих ублюдков мешок с провизией, и они подохнут в тайге с голоду, а я уж им помогу, чем смогу, от души. Таежники из них, как из дерьма пуля, это я знал твердо. Да мало ли что еще можно придумать. Можно камень с горы на них спустить, или еще что. Нужно только идти за ними мстительной тенью, а представится какой случай – не упустить его.

Упущу либо струшу – и по гроб жизни не смогу смотреть в глаза ни отцу, ни деду. У нас ведь в роду все воины, до седьмого колена и глубже. Про всех легенды, а про слизняков легенд не складывают. И не мне быть первому, даже если придется обкакаться от ужаса.

Только – Боже, дай мне силы. И еще, Боже, подкинь везенья. Как оно мне все пригодится.

У бандюг, конечно, крупное преимущество передо мной: они могут убить не глядя. Им это так же легко, как раздавить червяка или отрубить голову курице. Какой черт “легко” – им это в охотку, они сделают это с наслаждением, с упоением даже. Убийство для них – самый смачный момент жизни. Убил – значит, король, и тебе от других урок уваженье, а среди фраеров – дрожь.  А про себя я вовсе не был уверен, смогу я вообще убить человеческое или квази-человеческое существо или нет. Даже под страхом смерти, даже защищая свою жизнь, даже если вопрос стоит так – или ты убъешь, или тебя убъют. Я просто не знал, смогу или нет.

А ведь похоже, придется прояснить это дело.
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Пока я тут отходил душой и телом у ручья, бандиты ушли вперед на два дневных перехода, но меня это мало волновало. Я  знал, что они подолгу валяются утром, идут медленно, нелепыми зигзагами, рано становятся на ночлег выпивать и закусывать, двигаются часов шесть в день, от силы семь. Теперь им еще придется тащить груз, шерпа у них больше нет. Шерп вот он, с большой бациллой мщенья в душе. Я смогу идти налегке хоть десять, хоть двенадцать часов в день. Дома на охоте я мог рыскать по степи с четырех утра до десяти вечера; правда, ухаживался вусмерть, еле ногами шевелил, когда шел домой. Здесь надо с этим полегче, в расчете на долгую охоту. Опять же мне не надо будет мотаться в поисках брода через притоки, я и вплавь переберусь. Все это вдохновляло, и я уже был готов копытами землю рыть. Первым делом надо выяснить, что там впереди и вокруг.

Я огляделся. Неподалеку поваленное бурей дерево оперлось кроной о ствол векового кедра, высившегося над всей окружающей толпой дерев на манер Лемюэля Гулливера среди лилипутов. Пожалуй, самое то, что нужно. Я вскарабкался по наклонному стволу, сколько мог, потом перебрался на кедр – тут я чуть не сорвался и некоторое время провисел, мертвой хваткой уцепившись за ветку. Выше, выше, и наконец я влез на самую вершину, которая медленно ходила под ветром из стороны в сторону, и мне стало немного жутко. Было такое ощущение, что весь мир покачивается туда-сюда. Я страх как любил лазать по деревьям, высоты боялся мало, но здесь было уж очень высоко и шатко. Да и слабоват я еще был, как бы головка не закружилась.

Зато вид отсюда был, как с низко летящего самолета или с колеса обозрения, аж сердце замирало. Казалось, виден весь мир, и он весь состоял из сплошной, без прогалинок, увалистой тайги. Река отсвечивала только поблизости, вдалеке ее не видно за деревьями, но долина четко очерчена полосой темной еловой хвои. Подальше от реки отливала светло-зеленым лиственница.

Впитывая чудный вид, я подумал – вот забытый Богом край в самом прямом смысле, словно боженька нарисовал этот подготовительный этюд перед тем, как изобразить Кавказ или Гималаи, а потом приступил к шедеврам, засунул этюд в угол и забыл про него. И все для того, чтобы будущий докучливый исследователь вроде меня разыскал его и убедился, что и он – всем шедеврам шедевр.

Увы, времени для праздномыслия не было, хотя я это очень любил. Надо было соображать, что и как. Прямо на восток поднимался кряж, казавшийся отсюда невысоким, и этот кряж отжимал реку далеко вправо, на юг. Упираясь в противоположную от меня сторону увала, речка, похоже, описывала солидную петлю. Если не суетиться, не сбиться с пути, то можно пересечь полуостров по кратчайшей и скостить порядочный километраж. Надо только держать строго на восток, и рано или поздно я упрусь в реку. При хорошей скорости можно даже опередить это зверье: им-то придется переть по внешней стороне дуги. Но выходить надо немедленно, иначе я мог потерять их в тайге навсегда. Что само по себе и не так плохо. Просто у меня другие планы.

Я медленно, с расстановкой спустился с кедра, перелез на поваленное дерево и аккуратно сполз по нему на землю. Дальше надо было поторапливаться. Я уложил свой запас копченой рыбы в берестяной куль, переложив тушки крапивой, чтоб не испортились, и увязал куль так, что его можо было нести через плечо. Потом подъел все, что оставалось в котелках, хотя брюхо и так готово было лопнуть, и вымыл посуду. За два дня я как-то привык к этому месту; оно все же было для меня удачным, и покидать его не очень хотелось. Но вряд ли кто-нибудь или что-нибудь могло бы меня сейчас удержать. Я чувствовал себя во власти неостановимой силы, готовой гнать меня вперед и вперед, сколько понадобится. Завода хватит надолго, а не хватит, еще подзаведем. И было еще знакомое возбуждение, как в раздевалке перед выходом на ринг.

Я навьючил на себя поклажу, сунул топорик за спину, подхватил дубинку в правую руку, рогатину в левую, звонко промурлыкал духоподъемное начало “Марсельезы” -- Allons, enfants de la Patriiii-e, Le jour de gloire e-est arrivé –  и тронулся в путь. Где-то удивленно вскрикнула птица. Недоверчиво так возопила и даже подозрительно, но я решил не обращать внимания на эти глупости.

Здесь, в светлой тайге, тропинок было много больше, чем в хвойных зарослях ближе к реке, и легко было выбирать те, что вели вверх, на восток. Правда, тропы все звериные. Непохоже, чтоб тут когда-либо ходили люди, хотя должны были бы, не так ведь и далеко от жилья. Должны же хоть охотники здесь бывать, или они только осенью и зимой в тайгу выбираются на промысел?  Хотя чего тут не понять. Народ здесь в основном на лодках передвигается, лошадь по бурелому, болотам да оврагам не пройдет, пешком ноги ломать дураков нет, а если речка порожистая, так по ней никто и не ходит. Какой хозяин будет тут мотор да винт гробить, когда есть масса других, более приятных рек.

Вот потому и ни одного человеческого следа, только лосиные да еще медвежий.  Я как увидел след косолапого, так и похолодел: в эту лапу умещались обе мои, носок к пятке. В тайге следопыт из меня никакой, и я не в силах был определить, свежий след или не очень. Только пялился, как Робинзон на след Пятницы, а душа в пятках. Вроде когти видны, значит, след нестарый; но так можно лисий след на снегу вычислять, а тут такие коготки, что их хоть месяц будет видно.

Впрочем, особо заглядываться на следы было недосуг. Все время приходилось следить, как бы не выбить глаз сучком, и постоянно пригибаться. Звери тут ходили, конечно, здоровые, но не в мой рост, и тропа большей частью напоминала низкий тоннель. И все равно было много легче, чем тащиться берегом реки сквозь непролазные дебри, на которых иногда повисаешь так, что ни взад, ни вперед. Но я уже про это говорил.

Держать верное направление оказалось труднее, чем представлялось. Я твердо знал, что стволы деревьев покрываются мохом с северной стороны, но тут, почитай, все деревья поросли им совершенно вкруговую, и приходилось ориентироваться по солнцу, а солнце большей частью виделось как бледное, рассеянное воспоминание за сплошным переплетом ветвей. Можно бы рулить по звездам, только время было дневное... Такая непруха.  В общем, когда отдалился, а потом и смолк шум реки, я почувствовал себя довольно сиротливо и даже слегка завибрировал, но тут Сторож меня одернул: без паники, всегда можно вернуться к реке, идя вниз по ручью, а ручьев тут хватает. На что Антисторож пробурчал: ну да, а времени-то сколько уйдет, весь план перехвата полетит к чертям. И это тоже правда. В конце концов я решил довериться инстинкту и лезть вверх по склону, не слишком отклоняясь ни влево, ни вправо, и будет то, что нужно. Авось.

Все было бы хорошо, но склон кряжа пересекали глубокие овраги, даже можно сказать узкие ущелья, густо заросшие по самые края, забитые буреломом и заболоченные по дну, и тут приходилось особенно туго. Добро у меня в таких местах открывалось как бы второе дыхание – наверно, потому, что все это напоминало кавказские урочища. То был дьявол, которого я знал. Даже карабкаясь вверх по отвесному склону, иногда срываясь, я знал, что выберусь. Где наша не пропадала.

Утром, продумывая план кампании, я рисовал себе такие картинки: вот я иду по тайге, впереди то и дело вспархивает дичь, я мечу свою мутовку и хоть один раз из десяти уж точно попадаю. Из этих мечтаний получился полный пшик. Дичь была – и рябки, и тетерева, и даже глухари, а один раз в осинничке и зайчик проскочил, – но оказалось, что с метательной дубинкой в тайге ловить нечего. Я швырял нобкерри, и вроде сильно и точно швырял, но она, вращаясь, обязательно задевала за ветки и попадала совсем не туда, куда нужно, а то и падала наземь, стукнувшись о крепкий сук. Скоро я начал беситься, тем паче, что попадались в основном матки, отводящие от выводка, и внаглую перепархивали совсем низко и близко, изображая подранков.

Значит, если я не хотел остаться ихтиофагом, пожирателем одних рыб, мне определенно нужен лук и стрелы; ведь именно так я собирался добывать себе пищу в тайге – ружья у меня с собой не было. Еще дома я заготовил крепкий шнур для тетивы, и он до сих пор лежал у меня в потайном кармане: эти скоты его не нащупали, когда меня обыскивали. Кстати… Кстати, с хорошим луком можно и на двуногое зверье поохотиться, не только на пухленьких рябков. Стрелять издалека – совсем не то, что бить рогатиной вблизи; на это меня могло хватить, со всем моим сопливым гуманизмом. Или трусостью, кой их черт разберет.

С гуманизмом этим точно надо было кое-что прояснить. Все виделось тускло и неясно – наверно, потому, что я был совсем сопляк и мне еще много предстояло узнать, не из книжек, а из корявой реальности. Правда, я уже твердо знал, что такое бесчеловечность. В конце концов, десяти лет не прошло, как закончилась мировая бойня, трупным запахом из-под развалин все еще несло, миллионы и миллионы полегли, и среди них совсем невинные, совсем не вояки. Я сам в Минводах шести лет под бомбежку попал. Мне повезло, а кому-то другому, такому ж, как я, совсем не повезло, одна воронка осталась да сандалик отлетел туда, где мы с мамой прятались, а в нем ножка. И это мог быть я, совсем невинный я, погиб бы как мошка. Вот это была бесчеловечность. То, что со мной сделали, и еще собирались сделать – это было бесчеловечно. Тут все вроде ясно.

Но дальше начинался туман. Вот если мне этих ублюдков наказать, которые в крови по самое дальше некуда, если мне их наказать окончательно и бесповоротно – это тоже будет бесчеловечно, или как? Гуманнее будет, если я побегу к дяде милиционеру, и пусть он подставляет свой лоб под пули вместо меня; так, что ли? Это что, гуманность? Или законность? Или что? Нет, ребята, мне этакая юстиция на фиг не нужна. Я потерпевшая сторона, и раз вам слабо меня защитить, я уж сам как-нибудь… Дедовским способом. В райотдел мне бежать некогда, пока добегу – ищи ветра в поле, а получится, что бежал из чистой трусости. И я сам первый так скажу.

Я до того въехал в эту метафизику, что чуть на задние ноги не сел, когда у меня из-под ног вспорхнула небольшая сова и села прямо передо мной на ветку. Я замер, и она замерла, только развернулась головой на сто восемьдесят градусов и пялилась на меня огромными, в пол-лица, слепыми глазищами, но вид у них был зрячий и даже проницательный, и это была какая-то нелепая фантастика, особенно то, как туловище ее было развернуто вперед, а голова строго назад. Так мы играли в гляделки с минуту, и никак я не мог придумать, что с ней делать. Сшибить ее было бы пара пустяков, но зачем мне это было нужно, еда у меня была. А с другой стороны, может, это мне просто один раз с рыбалкой повезло, и на том лафа кончится, и побреду я наголодняк. Тут я вспомнил, что совы в осовном мышами питаются, и не буду я совятину есть ни в коем разе. Так я ей и сказал – лети, мол, подруга, по своим совиным делам.

Она и полетела, да так тихо, неслышно, как будто я стоя спал и мне все это привиделсь.

Я потопал дальше, бормоча про себя сказочку про то, как The Owl and the Pussy-cat went to sea In a beautiful pea-green boat, заменяя забытые слова мычанием или сочиняя новые. Прошло несколько минут, прежде чем я заметил, что иду и криво улыбаюсь. Эта забавная сова напомнила мне про одну мою заморочку, из-за которой мне частенько не везло на охоте – способность надолго задумываться до потери всякой ориентировки. Что-то щелкало в моей эмоциональной машинерии, и меня уносило потоком сознания или мечтаний черт-те куда, так что не один заяц и не одна птица заставали меня врасплох и избегали неминучей смерти. Батя в таких случаях бурчал: “У тебя лиса из-под задницы ушла”.

Но случались и трансы совсем другого сорта, когда какой-нибудь запах, или вид, или звук, или прикосновение летучего ветерка, или отблеск сияния на какой-нибудь поверхности могли закоротить контакт между мною и миром и я вываливался в другое измерение, меня выносило из моей собственной оболочки – жаль, не могу сказать, куда. В такие минуты, иногда секунды, я был вроде как человеко-дерево, или человеко-скала, или человеко-бриз, и с абсолютной, ясновидческой точностью знал, что вокруг происходит и вот-вот произойдет, и иногда вскидывал ружье раньше, чем вспархивала дичь. Но это списывали на везуху, а я крепко хранил тайну – никому никогда ни слова.  Может, потому, что не верил ни в телепатию, ни в модное пятое измерение и прочую чушь на постном масле, а толком объяснить себе эти выпадения не получалось.

Сейчас было ясно, что мне надо держать ушки на макушке каждую секунду, если я хочу выжить среди опасностей, которые тут за каждым углом, даже если никаких углов нет. Больше, чем когда бы то ни было, мне нужна эта моя тайная способность, и сова – намек, что она вполне может вернуться. Если я могу впадать в транс одного рода, другой тут тоже где-то поблизости. Всего пару дней тому назад, когда я тащился с многопудовым грузом на горбу, не могло быть другого предмета транса, кроме как смерть, мгновенный обрыв тонюсенькой нити. А теперь ко мне возвращались кусочки самого себя.

Я даже заново учился улыбаться.
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Было уже далеко заполдень, когда я выбрался на плоскую вершину кряжа. Это место еще больше напоминало настоящие горы; из земли выбивались замшелые скалки, и я вскарабкался на одну из них, похожую то ли на шлем, то ли на тюбетейку. Камень этот возвышался над окружающими деревьями, и вид был даже повеселее того, что я разглядывал утром с кедра. Да и дышалось тут совсем не так, как внизу: подувал свежий ветерок и относил комарье; это само по себе было чистое блаженство. Бормоча что-то подходящее – “Вот взобрался я на вершину, Сижу здесь радостен и тих…” – я сел на нагретый солнцем камень, потом, захлебываясь слюной, достал свою вкусную копченку с черемшой и принялся жевать.

Отсюда было видно, что маршрут я выбрал в основном правильный. Прямо от этой точки начинался довольно крутой спуск, и у подножья горы четко видно было, где темнолесье речной долины поворачивало вправо и начиналась та петля, которую сейчас обходили – или уже обошли – мои враги. Судя по тому, как далеко на юг уходила река, обогнать меня они не должны, но кто знает. Может, Капказ действительно решил поспешать, чтобы не упустить золотодобытчиков. А могли и просто водку допить, и теперь им и делать особо нечего, кроме как переть и переть. Все могло быть.

В небе над речной долиной, под белым пышным облаком, почти вровень со мной, кружила какая-то темная точка. Очень может быть, то был Nevermore, но мало ли кто тут может трепыхаться в небе в такой погожий денек. Орел какой-нибудь, или коршун.  Хорошо, небось, быть орлом. Кой черт орлом – живым бурундучком, и то славно. Куда лучше, чем кормом для червей или двуногих трупоедов. Удавлю гадов.

Ладно, что толку до времени греться. Следи лучше за летуном; если это ворон, он может пригодиться.  Нет, без бинокля не разглядеть. Я скрипнул зубами. Бандиты увели у меня, кроме всего прочего, отцовский цейссовский бинокль-восьмерку, совершенно бесценную вещь – из-за нее одной стоило это ворье наказать каким-нибудь средневековым способом. Ну как я покажусь отцу на глаза без бинокля, который он где-то взял трофеем и протаскал всю войну? Он же мне даже ничего не скажет, отвернется только, а мне только и останется, что пойти да повеситься в туалете.

Темная точка ходила кругами над одним и тем же местом, и довольно низко; все ж таки очень похоже на моего ворона. Если так, и если он кружит над этими тварями, а не другой какой-либо добычей, к вечеру пути наши, пожалуй, могут пересечься.

Я дожевал рыбку, вытер пальцы о траву, завалился на спину, на теплый камень, и некоторое время провожал глазами округлые, по бокам слегка лохматенькие белые облака, дрейфовавшие, одно за другим, куда-то на юго-запад. Поэзия высокой пробы. Тучки небесные, вечные странницы, пес бы вас побрал, до чего тут с вами хорошо, век бы никуда не уходил.  Какая-то струнка внутри заныла в тональности ля минор. Солнце палило совершенно нахально, размораживая смерзшийся ком внутри.  Меня начало покачивать, словно вот-вот могло унести попутным облаком в голубую даль.  Где-то по окраине сознания крабом поползло забавное желание – хорошо бы сюда еще спутницу под бок, предпочтительно спортивно-оздоровительного склада ума. Но это уж решительный бред, такого не бывает. Тут бы самому ноги унести. 

Но все равно чудно. Даже пахнет, как на родине, или в тех местах, что я привык считать более или менее родиной. Чебрецом пахнет. Я пошарил в расщелинах – действительно, здесь рос чебрец. Я набрал несколько пригоршней и зарылся в них носом, захлебываясь томным, роскошным запахом. От чего-то он помогает; кажется, от кашля. Лес и луг от всех недуг – как-то мне попался такой лозунг в аптеке. Вечером заварю чаек на всякий случай. Надо еще подорожника набрать, приложить к моим разнообразным ранам, порезам, царапинам, синякам  и прочему. 

Ах, до чего тут тихо и мирно, и не хочется думать про всякую мразь; но не думать невозможно, и это надолго.

Меня опять повело в отвлеченность. Тем, кто не-Я и не близкие родственники, это – скука, но молчать об этом нечестно, нереалистично даже, потому как хочется рассказать все, как дело было. А было так, что со мной не только разные вещи происходили, но шло еще воспитание чувств, чистая éducation sentimentale, и это важно.

Цепочка была примерно такая.  Я забрался в эту глушь вовсе не в поисках тайны бытия или ключа к этой тайне или еще чего такого, вроде того как люди толпами ездили и ездят на Восток открывать то, что у них и так под носом. Я просто взял и покатился, как угорь в каком-нибудь скромном русском озере или речке в определенном возрасте начинает ползти и плыть за тысячи миль в Саргассово море. Только я не знал, где мое Саргассово море, и выскочил в божий мир наобум Лазаря, вылупив глаза в восторге и предвкушении всяких сладостей и радостей.

Ну, божий мир первым делом зарулил мне по соплям, и я так и осел, оглушенный, ослепленный, лицом к лицу с тысячей вопросов. Например – как люди могут быть такими злыми? Чистая риторика, конечно, и нужно быть полным кретином, или Львом Толстым, чтобы ломать голову над этой мурой. А какой из меня, скажем прямо, Лев Толстой? Разве что он в молодости – сам признавался – был жуткий блядун. Не хуже меня. Но это вроде ни при чем. 

А вот другой вопрос, важный и практический: как побить зло и при этом не заляпать ризы? Или страх замараться во зле есть эгоистическое чистоплюйство, а на самом деле имеет место обыкновенная слабина в коленках? Я задавал себе этот вопрос по-разному сотню раз, и все равно он все маячил передо мной, как кобра с раздутым зобом. Въедливый я был юноша по части этики и морали – все хотел уложить эти заморочки по полочкам в коробочках. А они топорщились и никак не лезли.

Конечно, ответы на эти шарады никак нельзя получить заранее, сидя на попе и взвешивая триллионы “за” и “против”. Это я рано скумекал. Все ответы в конце драки. On s’engage, et puis on voit.  Хорошего вряд ли чего будет, еще нахлебаешься дерьма quantum satis, под завязку, но ведь и таким невинным цветочком тоже как-то неприлично в проруби болтаться.  

И еще такое вот проклевывалось. Не знаю про людей, но если существует мировая совесть (хотя навряд), она меня наверняка одобрит. Не убий – это неплохо, но убий убийцу звучит как-то убедительнее.

А что, может, я тут и вправду что-то нащупал. Слова во всяком случае расставлены элегантно, и это вдохновляет. 

Вот так, вдохновленный, я потянулся, постонал от боли жалобно-жалобно и принялся собирать вещички. Чего распотякивать – тропа войны зовет. Встал, в последний раз жадно обежал глазами всю ширь и глубь и скользнул со скалы на землю.

Спуск оказался труднее, чем он виделся сверху. Но так всегда бывает, ничего нового. Местами было так круто, что приходилось цепляться за дерево, примериваться, потом в несколько отчаянных скачков слетать к следующему стволу пониже и обхватывать его изо всех сил, чтобы не скатиться дальше. Один акробатический этюд за другим. Один раз, пытаясь затормозить, я схватился за трухлявый остаток ствола, он подломился, я плюхнулся на корму и так скользил несколько метров, пока не уперся ногами в другое дерево. Отделался несколькими пренеприятными ссадинами и царапинами на седалище, зато остальная анатомия осталась целой, а то бы мог наскочить на острый камень и располосовать что-нибудь жизненно важное. Ах, Лиля-Лилечка, и с чем же я к тебе вернулся бы, если бы вернулся бы. Жизнь моя – сплошное бы.

Потом я наткнулся на каменную осыпь, и это было еще противнее, потому что опаснее; эти вещи в горах выучиваешь очень быстро. Осыпь была старая, слежавшаяся, поросшая мохом, кустами и уродцами-деревьями, но и на такой можно запросто сломать ногу. Ступня скользнет в расселину между камнями, и если в этот момент упасть, то конец всему веселью, не перелом, так вывих, и тут кричи, не кричи – один выход: дожидаться прибытия похоронной команды, и мой друг Nevermore будет в первых рядах. Так и скажет: извини, брат, но такой закон-тайга, позволь-ка выклюнуть тебе правый глазик… Та-ак… Теперь левый… О-па!

Слава Богу, все обошлось. Дальше спуск начал потихоньку выполаживать, и я побежал довольно резво – попалась хорошо набитая звериная тропа. Но все равно прошло еще часа два, прежде чем я услышал шум реки. Шум постепенно становился все громче, а когда я вышел к реке, это уж  был скорее стозевый рев, чем шум: поток тут с силой бился в высокий берег. В одном месте вырос настоящий утес; я не преминул на него взобраться и скоро стоял на краю обрыва над рекой. Утес высился над водой метров на сотню, не меньше. Вид отсюда, конечно, был не такой ошеломляющий, как с Тюбетейки, но вполне достойный: река делала кокетливую излучину, опушенную темной тайгой, пенилась белым там, где обрывалась порогом или налетала на темносерые камни в русле, и от них поднималась наэлектризованная водяная пыль, от которой хотелось дышать и даже, возможно, петь нечто мажорное.

Я в таких местах мистически балдею и готов торчать часами, но это как-нибудь потом. Сейчас нужно было аккуратно поработать разведчиком. На утесе росло несколько деревьев, но сучья у всех начинались где-то уж больно высоко. Я срубил тонкое деревце подходящей длины, подтащил его к разлапой сосне, приставил к самому нижнему суку и вскарабкался на него, а дальше дело само пошло, и скоро я был уже близко к вершине. Слишком высоко забираться не стал: чем черт не шутит, меня ведь могут и засечь. Один хороший выстрел из карабина, и свалюсь я вниз, как какой-нибудь опоссум. Только мозги по камням расплескаю.

Я долго оглядывался окрест, но ничего подозрительного не видел. Солнце уж клонилось к закату, вот-вот завалится за увал, который я сегодня одолел. Тени стремительно удлинялись, от реки несло предвечерним холодом, комары ходили космическими тучами, а я все стоял дозором, переминаясь на тонкой ветке, которая уже начинала резать мне ступни даже сквозь толстые подошвы ботинок. 

Если бы не ворон, я бы вряд ли их вычислил, но Nevermore очень кстати снялся с дерева где-то в километре вверх по течению, на другом берегу. Он описал несколько кругов, потом снова исчез – видно, сел на дерево, караулить объедки. А ведь мог и пулю схлопотать, старый служака. Ничего удивительного: надоест он своим карканьем тем недоноскам, они его и шлепнут за здорово живешь. Уж их-то шуточки нам известны.

Я стал всматриваться в ту сторону до рези в глазах и вскорости различил-таки струйки дыма над вершинами деревьев. Эти животные, столько бродя по тайге, так и не научились отбирать для костра сухие сучья. А может, специально навалили зеленых веток, отгоняют дымом комарье – за что комарам отдельное спасибо. И ворону, конечно. Ему в первую очередь.

Я быстренько спустился с дерева, потом к подножью утеса. Тут были завалы камней, а в одном месте утес нависал карнизом, и получилась уютная пещерка, которой я до смерти обрадовался. На стенках пещеры какой-то зверина оставил свои волоски, но мне было как-то плевать. На сегодня эта пещера моя, а недовольных прошу к барьеру. За день я уходился в ноль, ручки-ножки дрожали неудержимо, и строить еще шалаш – да завались оно все за печку. 

У меня только и хватило сил, что нарезать лапника на постель да наломать сухих сучьев на костер, но двигался я все медленнее, словно игрушка, у которой кончался завод, и иногда просто застывал, пережидал истому. Я еще сходил к ручью по воду, запалил костер – сегодня его можно было жечь хоть до неба, утес стеной прикрывал меня от реки – и завалился на лапник. Чай с чебрецом я уже пил, засыпая между глотками, но даже в этом коматозном состоянии кто-то в подвале моего мозга медленно, невнятно повторял: Вот так-то, устиг я вас, гады; а теперь посмотрим, увидим, как и что. Что именно мы увидим, об этом я просто отказывался думать. Пусть это все провалится в подкорку, а там будет видно. Не знаю почему, но я был уверен, что наутро подкорка выдаст что-нибудь остроумное.

Пожалуй, в ту ночь я был ближе к сомнамбулизму, чем когда-либо. Я совершенно не помню, как выбирался из глубокого, сомовьего омута сна и подкармливал костер, но к утру никаких дровишек не осталось.
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Ухрюкался, я конечно, дико, но все же, похоже, начинал отходить физически, отмякать от недавних передряг, потому что под утро мне снились девочки и даже явно женщины, сначала немного неопределенные, полуголой гурьбой или хороводом, а потом выплыла Лилечка, отсвечивая пышной попкой под какими-то чахлыми, абстрактными кустиками. Только у нас ничего не получалось, и это даже во сне казалось удивительным и неправдоподобным, потому что в жизни, честное слово, все иначе. Лилечка была старше меня на два года, уже на втором курсе института, и лет на десять опытнее, так что получалось как раз все и даже больше, в самых разных местах, удобных и не очень, и не без экспериментов. Зря я, что ли, изучал the Kinsey report  зимой в Ленинке, хотя Лилечка и без Кинзи до всего дошла своим крестьянским умом. А может, имела хорошего учителя или целую толпу наставников. Девичья душа – еще те потемки. Царь Соломон, и тот не разобрался.

У нас с ней была сумасшедшая любовь и все такое, аж тестикулы вспухают при одном воспоминании – то, что по-английски называется blue balls, голубые яйца. Но вообще-то Лилечка практичная девочка и иногда мне выговаривала, что ей нужен мужик, чтоб как за каменной стеной, а я что, тепличное растение, стихоплет на всем готовом у мамы с папой, и молоко еще на губах и везде не обсохло. Очень мне хотелось ей доказать, что я не такой, что я ого-го какой конквистадор. Вот и доказал, вот и барахтаюсь в этом жидком таежном навозе. 

А пока я тут дурью маюсь, еще неизвестно, чем там Лиля занимается. Девочка горячая, на передок, как говорится, слабая – вернусь, а при ней хахель или два. Придется им репу чистить, да и Лилечке достанется хворостиной по пухлой попе. Дикость, конечно, но я в этом смысле абсолютный троглодит, от ревности зверею до потери пульса. То-то визгу да слез будет. А кончится все, наверно, обычным порядком, небо в алмазах и даже ярче обычного, потому как ярость – страшный афродизиак, сперма бьет метра на полтора. Разве что полосы на попе мешать будут, но ничего, потерпит.  А может, это все так, утренние мечтания, и ничего такого не будет, а просто разобижусь, позлюсь, потоскую, да и утрусь. Не впервой.  Еще и чувствительный стишок из этого дела извлеку.

Я еще немного полежал в утренней истоме, немного подрагивая от рассветного холода и перебирая подробности сна и всякие такие образы, но под всем этим шевелились тоскливые, неотступные мысли про то, что предстоит сегодня. В конце концов я со скрежетом целиком переключился на грубую окружающую действительность и неотложные дела. Лилечка – это, конечно, хорошо, “меж милых ног супруги молодой” и прочая Гавриилиада, но для начала надо бы выбраться отсюда в целом виде.

План вылупился естественно, как цыпленок: надо перейти через линию фронта, на вражескую территорию, и заняться разведкой. Определенной диспозции – die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert – у меня не было; просто знал – пора сблизиться с этими гадами и посмотреть, что из этого рая выйдет. Может, я и вправду соберусь с духом да воткну кому-то рогатину в печень из-за куста. Или в почки. Или в селезенку. Либо просто посмотрю, хватит у меня на это куражу или гуманизм одолеет. И на фига только Эразм Роттердамский его придумал.

Я быстренько вздул совсем было погасший костер, согрел вчерашний чай, позавтракал все той же копченой рыбой, уложился и выбрался на берег реки ниже поворота, чтоб меня не было видно с вражеской стоянки, хотя я был уверен, что эти хамы сейчас дрыхнут с похмелья и никогда ни на какие деревья не лазят. Да и утренний туман еще не рассеялся, плывет над рекой плотными клочками – рановато я выполз на эту самую тропу войны. Но так положено по законам жанра. Атакуют всегда на рассвете.

Я разделся, увязал всю одежду и поклажу в штормовку, привязал рукавами тюк к рогатине. Постоял немного на холодной-прехолодной гальке, собираясь с духом. Все ж таки это было начало военных действий, и надо было подзавести себя как следует. Особой трудности не было. Стоило мне вспомнить пару картин из недавнего прошлого, и я готов был рвануть за этими тварями с низкого старта, догнать и грызть их вонючие глотки зубами. Правда, тут же накатывало сомнение – а хватит ли духу и вправду грызть кого-нибудь. Я ж говорю, нам интеллигентным юношам без сомнений, как без рук. Ну ничего, и с этим управимся.

Наконец, ступил в реку по колено, глубже, глубже. Вода азартно обожгла ледяными тисками, дыхание перехватило, и я судорожно выдохнул.  От холода мое мужское хозяйство заныло и чуть не отвалилось, но в этом была и какая-то приятность.  Дед закалял меня, хилого поначалу пацана, с самого раннего детства, и плавание в такой воде доставляло мне теперь некое наслаждение, каждая обожженная жилочка начинала петь и трепетать от восторга бытия, становилось неизреченно хорошо, и я чувствовал себя немного полубогом в отпуску. Это ж просто невозможно понять, как к тебе хоть когда-нибудь может придти смерть, если ты запросто способен ввергать себя вот в такое полубожественное состояние… Господи, что за полубожественная мутота лезет в голову. Сейчас тебе шарахнут из карабина промежду глаз, и ничего ты не успеешь понять ни про смерть,  ни про бессмертие. Не говоря уж за жизнь.

Держать рогатину с тюком над водой одной рукой было трудновато, течение все же бешеное, и пару раз меня пребольно стукнуло о царапучие подводные камни. Однако плыть на этот раз пришлось недолго. Здесь, за поворотом, противоток намыл у противоположного берега длинную песчаную косу, и я выплыл прямо к ней.

После заплыва вчерашнюю усталость и утреннюю вялость как рукой сняло; тело было таким легким – вот-вот взлетит, как надутый шарик на Первое Мая. Только наслаждаться этим было не ко времени. Зорко, напряженно поглядывая в сторону чащи, я торопливо помахал ручками-ножками, растерся как следует, аж следы побоев заныли сызнова. Оделся, разобрал поклажу и оружие и нырнул в чащу.

Я принялся рыскать вдоль берега, уходя от реки; долго шарить не пришлось. Следы врагов нашлись без труда; во влажной почве низменного берега они отпечатались вполне отчетливо. Им повезло, тут вдоль реки, совсем недалеко от берега, шла звериная тропа, скорее всего медведь обходил свой участок, и двигаться по ней было довольно легко. Потому они меня вчера и обошли чуть не на километр. Я скользил медленно и бесшумно, на мягких полусогнутых ногах, и чем ближе к предполагаемому месту их стоянки, тем осторожнее. Но все равно сердце молотило, словно мотор на малых оборотах.

Временами я становился на колени и пытался рассмотреть, что там, по ходу, и как раз в один из таких моментов совсем близко впереди бухнул выстрел. Я шлепнулся на землю и чуть не обмочился, а сердце сорвалось на четвертую скорость. Конечно, я подумал, что стреляют в меня, в кого еще – но как они могли меня видеть? Тут впереди послышались неясные голоса. Я ужом уполз с тропы и забился в густейший молодой хвойник; здесь можно было пролезть в метре от меня и ничего не заметить. Комары жгли нещадно, какой-то ужас, последний день Помпеи, но я терпел, лежал и вслушивался. 

Никто в мою сторону не шел. Я пролежал минут пятнадцать, потом все тем же хвойником начал по-пластунски пробираться вперед; рогатина отчаянно застревала в буреломе и кустах, но не бросать же. Голоса слышались уже ближе, но все еще бубнили неясно. Потом – у меня сердце чуть не остановилось – Капказ зарычал отчетливо, словно был в десяти шагах:

--Кончай гужеваться, отрэжь ему на х.. крылья, потроха выкинь. Потом пожарим. Шевелись, канать надо.

Щербатый что-то пробубнил неясно про ногу, и Капказ еще громче рявкнул:

--Е… я твою ногу, билять. Шевелись, говору!

Верно я все про них вычислил: меж ворья дружбы не бывает, Щербатый только шестерка у Капказа, а надо будет, то и харч: если голод придавит, Капказ схарчит Щербатого и не икнет. Я ж говорю – зверье; да и не каждый зверь может компаньона слопать.

Голоса еще побубнили, потом стихли. Я выждал немного, накручивая себя на следующий шаг, и снова пополз к месту их стоянки. Там еще дымился костер, исторгая запах мочи. Загадка выстрела сразу объяснилась: у костра валялись два отрезанных глухариных крыла и внутренности. Видимо, глухарь то ли налетел на них, то ли ночевал либо кормился здесь на сосне, и Капказ снял его выстрелом из карабина, когда проснулся. Конечно, птица в этих безлюдных краях непуганая, любопытная, и особой доблести в таком выстреле нет. Дуракам везет. 

Настороженно оглядываясь, я подобрал оба крыла – маховые перья пригодятся оперять стрелы – и пустые консервные банки. В одной оставалось порядком бобов, и я их аккуратно выскреб щепочкой и съел. Ворон чего-то возмущенно каркнул, но я был безжалостен; хватит с него и глухариных кишок, а у меня все рыба да рыба. Тут и бобы за мармелад сойдут. Еще подобрал пустую бутылку из-под водки – если разбить, осколками можно будет обрабатывать дерево получше, чем ножом.

Я присел на корточки и еще раз внимательно осмотрелся. Там, где стояла палатка, валялся окровавленный клок ваты, добытый, похоже, из клифта Щербатого. Это быдло, похоже, растерло себе ногу. Бог милостив, очень даже может быть, что повреждено ахиллесово сухожилие, и тогда Щербатому конец. Во всяком случае, идти они теперь будут еще медленнее обычного, хотя Капказ, похоже, начинает торопиться: наверно, все еще боится, что я наведу погоню, или еда кончается, или он действительно беспокоится, как бы старатели не ушли с того секретного ручья. Все могло быть. Черт его знает, какого цвета дерьмо у него в голове.

Ладно. Что дальше? Я мог бы без труда идти по их следу, оставаясь вне видимости, но если честно, поджилочки мои все еще подрагивали после того выстрела, и выдерживать такое напряжение целый день не больно хотелось. К тому же Капказ вполне мог проделать известный звериный трюк – заложить петлю и залечь лицом к собственному следу, и тогда мне конец: расстрел или плен по-новой. Спасибо, не надо.

И потом, вовсе не было нужды идти за ними по пятам. Я мог двигаться по другому берегу примерно с их скоростью и выслеживать их стоянки по дыму костра, да и ворон поможет. Вот он, сидит на верхушке сосны, дронкает и ждет, когда можно будет полакомиться глухариными кишками. Ладно, аллах с тобой, питайся, у меня своих дел по горло.

Я побрел к реке, премного довольный собой, только тот, что в темном углу, источал яд: ну хорошо, будешь ты их выслеживать, а дальше что? Так и тащиться за ними почетным конвоем? Тогда проще повернуть назад и успокоиться. Играть в квази-христианина. Замыть штаны и забыть. 

Но тот, что в светлом углу, отвечал вполне достойно: заткнись, дядя; ты помнишь, что говорил гений всех времен и народов во время революции? “Нам нужны три вещи”, говорил он. “Первое, оружие; второе, оружие; и третье, оружие”. Тупой был этот гений всех времен до предела, но в практических делах так, наверно, и надо – тупо долбить одно и то же, пока до своего не додолбишься. 

Сечас надо бить именно в эту точку: оружие. Вот оружие себе смастерю, тогда посмотрим, у кого прямая кишка тоньше.
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Я второй раз за это утро переплыл реку, перебрался на “свой” берег и весь день медленно двигался параллельным курсом с этими ублюдками, подлаживаясь под их темп – как я его себе представлял. 

Когда крадешься по тайге медленно и неслышно, с нередкими остановками, то чаще наталкиваешься на лесных жителей. Несколько раз то рябчики, то тетерки поднимались у меня из-под ног; я упрямо пытался сбить их своей дубинкой, но все с тем же печальным результатом. Было уж ясно – глупо пользоваться степным оружием в тайге. Но каждый раз я реагировал на дичь, как бешеный, и кидал палку, не думая, а потом рычал от ярости и злился все больше и больше. Теперь бы я не смог ни во что попасть, наверно, и в чистом поле, до того нервишки разгулялись, драть их с наждаком. 

Не только птички меня доводили до белого каления. Главное, с утра я натерпелся такой страсти, что не приведи Господь. Это не шутка, когда думаешь, что в тебя стреляют. А теперь еще одолевали всякие разные переживания, все та же свара между темным и светлым углом. 

После утреннего визита на тот берег стало ясно, что прежние мечтания про рогатиной в печень или в шею – вовсе не пустые мечтания: вполне реально подобраться к моим врагам на расстояние неожиданного удара из-за куста или дерева. В конце концов, стоило мне вырубить вооруженного до зубов Капказа, с его шестеркой я уж как-нибудь справлюсь. Вздумает сопротивляться, я его финку ему самому засуну куда-нибудь поглубже. Картинка стояла передо мной как живая: вот я пропускаю Капказа на тропе, вот я выступаю из укрытия, размашистый удар топориком сзади – и череп надвое. Только мозги брызнут по всему пейзажу. Щербатый, я был уверен, тут же рухнул бы на колени. Такие уроды жидки на расправу.

Картинка была до того яркая, что я аж потом покрылся. И все равно я знал, что сделать ничего такого я не смогу. Опередить их, вычислить, куда они пойдут, замаскироваться рядом с тропой, выскочить из засады, замахнуться – да, это все можно. А вот ударить не смогу, особенно если сзади. Не потому, что я такой благородный воин – много ли благородства я от них видел? – а вот просто не смогу, и все. Тут было не просто вбитое с детства табу “Не убий,” а что-то глубже. Примерно так же я не смог бы есть человеческое мясо, может быть, даже под страхом смерти. Наверно, я не убийца по натуре. Но почему тогда мне так навязчиво мерещится убийство из засады? Это что, просто мальчик обиделся до смерти, стоит в углу, воображение разыгралось, но скоро утрет сопельки и будет опять весело смеяться и играть?

Вопросов много, и один особо назойливый: а может, я развожу все это гадание на ромашке – смогу, не смогу, почему не смогу – из нормальной трусости? Ведь риск был в любом случае, как бы ловко я ни действовал: не зря я так боялся звериного чутья Капказа. Боялся, и все тут, и нечего от этого ладошкой загораживаться. Надо принять, как величину в уравнении.

Одно было ясно: идти на такое дело, когда тебя не несет вперед волна куража, была бы глупость неизреченная. Как сказал Михаил Юрьич, не русская это храбрость – бросаться вперед, закрыв глаза и размахивая шашкой. Не надо ничем размахивать, а надо дозреть.

И в конце концов, у меня самого неплохое чутье: я почти всегда кишками чувствовал, когда проиграю бой, когда навернусь со скалы. Конечно, за исключением тех случаев, когда я ни фига такого не чувствовал, а все равно проигрывал и падал. Сейчас, правда, все мои инстинкты орали мне в ухо – не будь придурком, веди себя укромно.

Я бы, может, придумал что-нибудь еще умнее этого, но тут приключилось такое, от чего я второй раз в тот день чуть не пал на колени, а сердце мое едва не лопнуло пополам, – наверно, потому, что шел я опять в трансе и был совершенно ни к чему такому не готов. В густом осиннике от меня с шумом ломанул сквозь кусты какой-то зверь – мне показалось, мамонт какой-то, но это, конечно, от страха. Шум скоро стих, прямо-таки оборвался, как будто зверь замер на месте или скакнул на дерево. Я тоже сразу застыл на полшаге и долго так стоял, чувствуя, как покрываюсь вонючим потом страха. Это был предательский запах, сигнал хищнику (если то был хищник), что я напуган до дрожи и меня легко смять – только что я мог сделать? 

Ладно, бойся, не бойся, не стоять же так целый день. Медленно-медленно, судорожно стиснув рогатину в правой руке, а топорик в левой, вращая глазами вкруговую, я пошел вперед, но через несколько шагов сердце опять подскочило к горлу, и я замер, где стоял. На тропе лежал заяц с отгрызенной головой. Я постоял, отдуваясь и оглядываясь, как будто тот злодей, который это натворил, мог каждую секунду выскочить из-за кустов и мне самому отгрызть башку. Потом подошел, наклонился, пощупал зайку. Он был еще теплый, только что убиенный. Наверняка это проделка росомахи. Ни рысь, ни тем более медведь не бросили бы вот так свою добычу без боя. Скорее мне бы тут самому чего-нибудь отгрызли, как этому бедняге безголовому. 

Я потоптался около зайца, все так же пугливо оглядываясь по сторонам. Противно было подбирать чью-то добычу, фактически падаль, но я уже твердо выучил: хочешь холить свою брезгливость – сиди дома и пиши стихи в духе Серебряного века. В тайге тебе делать нечего. Тут главное – выжить; все остальное – зола.

Я заострил с двух концов палочку, привязал к ее середине веревку, наколол на острия заячьи пазанки, подвесил зайца за эту палочку к суку, аккуратно снял тонкую летнюю шкурку и выпотрошил. Ворон с друзьями сегодня пирует, если он следит и за теми, и за мной. Как бы я сам не пошел ему на ужин, если росомаха решит со мной разобраться. Придется ночью спать особенно сторожко, а днем нести рогатину острием строго вверх. Если эта скотина кинется на меня с дерева – есть у нее такая манера, – то сама на острие нанижется, а дальше уж как кому повезет. Такой закон-тайга.

И к черту всякую лирику, весь этот мильон терзаний. Главное теперь – как следует вооружиться, в согласии с учением великого т-ща Сталина. А для этого нужно вырезать добротные заготовки для лука и стрел. Стрельбой из лука я увлекался с детских игр в индейцев, и стрелял порядочно: дед научил. Давным-давно, в другой еще жизни, он участвовал в экспедиции по Монголии и там от нечего делать овладел этим мастерством – в двадцати шагах попадал в яблоко не хуже Вильгельма Телля, только, конечно, не на моей голове, хоть я и просил, начитавшись Шиллера. Дед резонно объяснил, что если бабушка застанет нас за таким занятием, она ему самому оторвет голову, да и мне достанется. Он же научил меня делать приличные луки. Не детские палочки с веревочкой, а настоящее оружие с хорошей убойной силой. Я застенчиво улыбнулся, вспомнив, как у меня раздувался зоб, когда удавалось подстрелить голубя или горлинку. Я подманивал их – насыпал семечек или подсолнечной шелухи в нескольких шагах от укрытия – и бил из засады наверняка. Это был хороший приварок к столу, а я был добытчик, совсем как большой. Не то, что всякие сявки со своими глупыми стрелами из камышинок.

Пару часов я шел, опустив голову, выбирал материал для лука, пока после нескольких неудачных попыток не откопал то, что нужно: почти прямой смолистый корень лиственницы, не слишком толстый и не чересчур тонкий, не слишком длинный и не очень короткий, как раз под мой рост. Что корень лиственницы лучший материал для лука, мне тоже рассказал дед; сибирские инородцы, говорил он, ничего другого не употребляют. Потом нужно было набрать заготовок для стрел. К вечеру у меня уже был приличный пучок ровненьких березовых палочек чуть меньше метра длиной. 

Я уже чувствовал, что подходит время, когда эти мрази притомятся и остановятся на ночевку, и нужно лезть на дерево и высматривать их стоянку. Однако к тому времени я спустился в очередную падь, откуда много не увидишь. Я побрел дальше, но следующий подъем оказался затяжным, настоящий тягун. Я все лез и лез вверх и никак не мог выбраться на вершину увала. Это было тоскливо, потому как целый день хмарило и парило, дышать было труднее обычного, чуть не со скрипом болели виски, а по дальним горам погромыхивал гром. Мне меньше всего улыбалось оказаться застигнутым грозой и коротать ночь где-нибудь под елочкой, без хорошего укрытия. Когда я выбрался-таки на хребет, я сказал себе – к чертям этих ублюдков, некогда мне лазить по деревьям. Надо строить шалаш, а вычислить или выследить их я всегда успею.

Довольно быстро я нашел два поваленных дерева: одно когда-то упало на другое под острым углом. Я скинул под верхний ствол свою поклажу и принялся лихорадочно рубить колья и драть кору, благо того и другого добра вокруг хватало, а с лежащих деревьев кора легко отслаивалась огромными кусками. Шалаш я на этот раз построил на всякий случай двускатный, ведь дождь и ветер могли налететь с любой стороны. Сучьев сверху навалил вдвое больше обычного, потому как чуяло мое сердце – будет не просто дождь, а нечто посерьезнее, и как бы не разметало мой шалашик, словно соломенные домики двух нерадивых поросят, как их там звали – Ниф-ниф? Нуф-нуф? Потом я накидал ложе из пихтового лапника, натаскал внутрь запас сушняка на неделю, не меньше, и только тогда угомонился.

Воды у меня с собой было немного, одна поллитровая бутылка, но я знал, что скоро воды будет больше, чем надо. Выставил котелки наружу – небось, накапает с неба. 

Так оно и вышло.
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Поужинал я еще спокойно, только иногда налетали короткие вихри, каждый раз с неожиданной стороны, да шлепали отдельные крупные капли дождя. Я уже начал задремывать, блаженно вытянушись на мягкой хвое, когда разразилась настоящая буря, прямо Шекспир какой-то. Сначала стало темно, словно наступило затмение солнца. Дико завыл, заревел ветер, раскачивая деревья, потом загремел гром, все ближе и громче; а еще через малое время на лес – и на мой шалаш – с водопадным грохотом обрушился ливень. 

Я в щенячьем восторге выглядывал в узкий лаз, оставленный рядом с нижним деревом, прикрывавшим торец шалаша – лаз служил окном, дверью и дымоходной трубой. Гроза и буря всегда меня возбуждают до поросячьего визга, и не только когда я сам в надежном укрытии, хотя так, конечно, поприятнее. Я вспомнил, как мы с двоюродным братцем однажды вечером возвращались с дальнего поля домой и попали в такую же передрягу.  Дождь был вроде вертикальной реки, молния полыхала беспрерывно, на нас не было сухой нитки, а босые ноги разъезжались в грязи. Я стащил мокрую майку и трусы и принялся ими размахивать, горланя “Марсельезу”, но грохот грома перекричать не мог, и вообще было непонятно, что я этим хотел сказать. Тяжелые, холодные струи дождя больно секли голое тело – меня и сейчас передернуло, при одном воспоминании об этом. А еще в тот вечер на нашей улице молнией убило молодую женщину.

А теперь я лежал в сухом, теплом, хоть и несколько дымном шалаше и только выкрикивал какие-то неграмматические полупредложения, когда налетал вихрь ураганной силы и поблизости с грохотом валились деревья, либо когда совсем уж близко, нестерпимо для глаз, высверкивали ветвистые зигзаги молний и раскатисто ахал гром, чисто небесный Шаляпин под шофе.  Под ветром сучья трещали в суставах, а то и ломались, как кости на дыбе.  Сосне неподалеку снесло верхушку, и оставшиеся сучья метались в мольбе и ужасе, задравшись в небо, словно руки Вишну, но в небе не было милости, одна ярость.  

Я пощупал сухой, шершавый потолок своего шалаша – огромный окоренный ствол, который, наверно, выдержал бы прямое попадание снаряда и уж точно защитил бы меня, если б на шалаш свалилось дерево.  Думать об этом было отрадно и покойно. От молнии, конечено, защиты нет, но молния бьет по верхам. Вокруг хватает высоких мокрых деревьев, а шалаш ниже их всех, и земля под ним сухая – это важно.

Я злорадно подумал, каково сейчас моим врагам. Небось, у них не хватило запала вылезти на этот хребтик, и они остались в низине, там, куда с увала несутся сейчас потоки грязной воды. Я знал свою палатку. Ее надо натягивать туго, без единой морщинки, в форме яичка, и тогда она ни за что не промокнет, а иначе она течет по сгибам, как решето. Эти же балбесы точно ничего такого не умеют и сейчас плавают аки мокрые крысы, и заливает их и сверху, и снизу. Если есть в мире справедливость, их должно бы привалить хорошим, массивным стволом, так, чтобы кишки вылезли, или испечь ударом молнии. Но я подозревал, что никакой такой высшей справедливости нет, и мне придется наводить ее самому. Вот только смастерю лук и стрелы. Обойдемся без высших сил.

В общем, я был доволен своим шалашом и самим собой, только временами наползала тоска, наверно, от перевозбуждения, особенно когда сквозь ярый шум дождя и ветра доносился словно бы жалобный стон – то ли ветки, то ли целые деревья терлись друг о друга и душераздирающе скрипели. В такую погоду одному куда как одиноко.  Ничего себе мысль: одному – одиноко. 

Это ж надо быть таким болваном, подумал я, чтоб убежать оттуда, где тебе было так тепло.  До слез вдруг захотелось, чтоб рядом был кто-то теплый и мягкий.  Я где-то читал про такой медицинский факт: температура двух человеческих тел, плотно касающихся друг друга, выше температуры этих же тел по отдельности. Беда, конечно, в том, что к телам прилагаются головы с мозгами, иногда куриными, и с языками прямо-таки змеиными. Скажем, можно представить себе Лилечку, лежащую рядом со мной в шалаше, можно рисовать всякие скоромные видения,  но это больше картины из области сюра.  Опять-же картинки будут со звуком … Впрочем, пусть ее болтает, мы же любим ее вовсе не за это, можно и потерпеть. Например, сейчас это вообще была бы музыка сфер. Только где ее взять, мою Лилечку... Невозможная вещь. А ведь есть, наверно, где-то такой идеал, чтобы с ней можно было ходить, как с товарищем, но чтоб все остальное у нее было девичье или, скажем грубее, дамское. 

Я тогда, конечно, не подозревал, что те мечтания – предвестник драмы всей жизни. Правда, драма частенько будет сбиваться на комедию; тем она и хороша или, скажем так, терпима. Тогда я ничего такого не знал и не предчувствовал, и невозможное казалось воможным, и слава Богу.

Весь следующий день с перерывами поливал дождь. Похоладало, небосвод опустился низко, совсем по-осеннему, и по небу то и дело натягивало тучи совершенно устрашающего вида. Время от времени то ли туман, то ли облако скребли белым брюхом прямо по увалу. Я был уверен, что моя proie не стронется с места, так и будет мокнуть в промозглой палатке. Proie – это такое слово, которому нет точного соответствия в русском; la proie – это то, за чем охотится хищник. Жертва, в общем; или добыча. Как-то незаметно я сам в своих глазах превратился из раздавленной жертвы в охотника, а эти мерзавцы – моя добыча, ma proie, и я костями чувствовал, что они от меня не уйдут, какими бы адскими хищниками они сами ни были. Ну и пусть я сам стану немного хищником. Так надо. Иначе не стоило возвращаться из тайги. Пусть тут мои косточки и останутся.

Почти не выходя из шалаша, я целый день ладил лук и стрелы. Бутылку пришлось разбить, и я час за часом любовно строгал большим осколком заготовку для лука, подравнивая концы по толщине и придавая им плоскую форму. Рукоятка и выемка для стрелы тоже отняли много времени. К тому времени я смастерил, наверно, не один десяток луков, однако этот был самый мощный; не совсем английский longbow, но все равно Робин Гуд мог бы им гордиться. Когда я приладил тетиву, стало ясно, что лук построен по всем правилам: расстояние от рукоятки до тетивы было точно в кулак с вытянутым большим пальцем. Конечно, надо бы обклеить древко берестой от сырости, как делают местные, которых дед по-старинке называл инородцами; но это потом, успеется. Не все сразу. Я попробовал натянуть тетиву до уха, но это получилось не с первой попытки, только рывком изо всех сил. Ничего, попривыкну, поднакачаю мышцы. Все ж таки я был еще слабоват после перенесенного. Я ласково погладил лук, снял тетиву и аккуратно уложил ее в карман.

Наскоро перекусив, я снова азартно принялся за ремесло. Весь остаток дня, мурлыкая про себя тоскливые мелодии, я строгал стрелы, оперял их, ладил наконечники из жести консервных банок, оттачивал на камне. Спина и шея занемели, руки болели от напряжения, но к вечеру у меня была почти дюжина отменных, хорошо калиброванных стрел. Теперь только поупражняться, почувствовать лук, поправить его, если нужно – и я готов охотиться хоть на дичь, хоть на то двуногое зверье. Пусть они только сунутся на берег. Я смогу расстреливать их со своей стороны реки в полной безопасности.

Ну, смогу, не смогу, это бабка надвое сказала. Я по-прежнему не знал, хватит ли у меня духу стрелять в человека, или, скажем аккуратнее, в человекоподобное существо. Даже если не в упор, а на расстоянии. Все равно одолевали сомнения. Но стоило мне вспомнить грязный член Щербатого, извергающий в мою физиономию мочу, как сомнения исчезали напрочь, и я готов был хоть сейчас перебраться на тот берег, подкрасться ночью к их костру и всадить из укрытия одну за другой свои метровые стрелы в их паскудные, зверские рожи…

Я заскрипел зубами, и это было нехорошо. Зубы не для этого, а для пережевывания пищи. Опять же меня начало трясти, а это истерика, и это тоже нехорошо. Стальные нервы – вот что хорошо. А где их взять? Когда мне совсем уж худо, я забираюсь на дирижерский помост, беру палочку и начинаю дирижировать, точнее, махать руками – так, для пущей важности. Моцарт, Гендель, а то и Мендельсон. Бывает. Под настроение – хороший джаз. А сейчас, только я взялся за жезл, грянул Шостакович. Конечно, Седьмая. Один пассаж страшнее другого. Но музыка есть музыка, и я потихоньку увлекся и успокоился. 

Не помню, как и заснул.

16
Утро после дождливого дня было совершенно райское, тихое и солнечное, небо голубое и бездонное, с редкими, застенчивыми облачками-последышами. О недавнем небесном безобразии напоминала только влага, напитавшая мох и почву и покрывавшая каждый листок и всякую хвоинку, так что нельзя было сделать и нескольких шагов от шалаша, чтоб тебя не окатил настоящий дождь. Едва только налетал слабенький ветерок, как отовсюду шумным ливнем срывалась капель. Снизу поднимались плотные, почти видимые испарения, наполняя воздух одуряющим запахом корней, трав и цветов, их соков, гниющего дерева, хвои и самой земли. От всего этого на душе было, как в первый день каникул.

Солнце, отмытое, отдраенное до никелевого блеска, только-только вылезло из-за гор.  Я был в самом низу, в подвале тайги, но и отсюда солнышко уже начало выгонять потихоньку мрак и холод.  Хотелось еще поваляться, понежиться, но червяк долга уже задрал голову, и я занялся завтраком. Один котелок так и простоял у меня рядом с шалашом все эти сутки, и теперь он был полным-полнехонек дождевой воды. Порядком все ж ее излилось с небес. 

Я наклонился над котелком полюбоваться своим отражением. М-да. Душераздирающее зрелище. Нет, ну точно – душераздирающее зрелище. Пол-лица занимали синяки под глазами, расцветшие коричневым и гнойно-желтым. Остальное состояло из синяков калибром помельче и богатого набора ссадин и порезов.  Левое ухо – типичная цветная капуста, как у пожилого боксера. Рот выглядел особенно интересно. Губы, и без того пухлые, за что их так любила целовать Лилечка и, прямо скажем, не только Лилечка, раздулилсь на совершенно негритянский манер, но очень неровно, какими-то буграми, пересеченными кровящими ссадинами. 

Я почувствовал, как наливаюсь яростью, аж руки начали подрагивать. Это было ни к чему. Это – глупо. Просто надо записать в черную книжечку и не забыть, когда придет время, обработать рожи этих скотов дубинкой, чтоб они прониклись. Впрочем, фиг они чем проникнутся. Растереть, как вшей, вот и весь воспитательный процесс.

Чай из дождевой воды, заваренный чебрецом, на вкус оказался довольно курьезным, но я решил, что так тому и быть. Таежная экзотика. Мокрый – и ладно.

Позавтракал я все той же копченой рыбкой. Надо было ее доедать, а то могла испортиться. Хорошо бы все же хоть щепотку соли, да где ее взять. Впросем, звери находят ведь солонцы; может, и я научусь. Росомахиного зайца я решил потушить с грибами и кореньями папоротника. Дня на два, на три этого могло хватить, а там что-нибудь добудем. Должен добыть.

Часа полтора я провозился со всей этой кулинарией, потом заторопился – надо было высматривать вражеский стан. Я поставил котелок с тушеным зайцем допревать на угли, разделся до плавок, чтобы не вымочить раньше времени одежду, залез на свое любимое дерево кедр, на самую макушку, и стал отыскивать признаки жизни на том берегу. 

На этот раз помощь ворона не понадобилась. Темный дым поднимался колонной ровно там, где я предполагал – в падине ниже по течению. Я их порядком обогнал этим своим отчаянным марш-броском в гору позавчера. Они наверняка промокли и продрогли до мозга костей и глубже, теперь развели огромный дымный костер и будут долго греться и сушиться, а потом им еще с час лезть на кряж, хоть он с той стороны и ниже. Пара часов у меня в запасе есть. Пожалуй, даже больше.

Пока лазил на дерево, вымок с головы до ног, можно сказать, принял холодный душ, и теперь принялся разминаться, чтобы согреться. Синяки на теле еще держались, даже как-то еще шире расползлись, побагровели и пожелтели, но боль от побоев поутихла. Ни с того, ни с сего я вспомнил, что йоги считают боль полезной вещью, и даже спят на гвоздях, приучают себя к этому делу. Мне бы их дурацкие заботы. Куда ни глянь, везде ноет. Особенно ребра приходилось беречь; ребра болели все с той же силой. Ничего, злее буду, а то я слишком много переживаю – бить или не бить гадов. Подумаешь, Гамлет нашелся. Искренне Ваш, Гамлет С. Рой, эсквайр. Ничего, мы это дело перемелем. Дай срок, отольются кошке мышкины слезки.

Мне не терпелось испробовать свой новый прекрасный лук. Как и вчера, я помучился, не хуже женихов Пенелопы, натягивая тетиву на лук; пощипал ее – лук звенел, словно лира. Я отыскал небольшую прогалинку и принялся упражняться. Первая стрела, тупая, без наконечника, поломалась вдребезги, когда я выстрелил в ствол дерева шагах в двадцати. Лук действительно был мощный; прямо скажем, серьезный аппарат. Хорошо, что дед обучил меня натягивать тетиву средиземноморским хватом, тремя пальцами – двумя мне бы ни за что не справиться. Сам дед стрелял по-монгольски, оттягивая тетиву кольцом из большого и указательного пальца. Но это ж надо иметь пальцы, как у деда.

Стрел было жалко – наконечники из жести консервной банки не выдержали бы и одного выстрела в дерево. Тогда я нашел свежеповаленную лиственницу с массой земли на выворотне и в эту массу и стал стрелять. Стрелы ложились кучно и входили в плотно слежашуся землю чуть ли не на половину древка. Две или три стрелы я все же поуродовал, когда попадал в корни, но уже завелся и остановиться не мог, особенно когда начертил на выворотне круг величиной с человеческую физиономию. Натягивая тетиву, я видел в этом круге хари своих мучителей и вбивал стрелу в земляное месиво с каким-то особо удовлетворительным чмоканьем. Левый глаз. Правый глаз. А теперь в твой вонючий, гнилой рот. Получи, сволочь.

Я заметил, что стреляя, корчу зверские рожи, и быстренько привел физиономию в порядок.  Ни к чему это.  Я ж не киношный злодей-шпион, а вовсе герой с благородным профилем, типа Ястребиный Глаз.  И выражение носа должно быть подобающим.

Где-то через полчаса пришлось остановиться: тетива набила мне преболезненный синяк на внутренней стороне левого предплечья. Нужно будет обмотать руку полоской бересты, да и на пальцы придумать какую-нибудь защиту, а то так можно все кожу с них содрать.

Медленно остывая от азарта стрельбы, я кинул лук и стрелы в шалаш и снова полез на дерево. Дыма в давешнем месте почти уж не было, зато в небе кружил ворон. Hail to thee, blithe spirit! Bird thou never wert… Это не про воронов, но какая разница. Пока я им любовался, откуда-то издалека прилетел компаньон. Или напарница. Они заложили несколько виражей вокруг стоянки, постепенно снижаясь, и скоро исчезли меж деревьев. Подбирать объедки, надо полагать. 

Мне надо было потихоньку трогать со стоянки, но я не утерпел, задержался на несколько минут на вершине кедра. Когда идешь по тайге, редко видишь что-нибудь дальше, чем в нескольких метрах от своего носа. А тут такое душу возвышающее зрелище – вся тайга перед глазами, аж до того места, где земля начинает загибаться, падать за горизонт, и небо такое чистенькое и дружелюбное после грозы; даже река, обычно немного свинцовая на вид, сегодня выглядела светлой и веселенькой. Прямо не верилось, что там, под этими картинно-красивыми деревьями, движутся люди с душонками, как у тифозных вшей. Про это хотелось забыть, но как забудешь… 

Спустившись вниз, я вырезал несколько длинных полос бересты, снял с лука тетиву и бережно обмотал его этими полосами. Под капелью с деревьев придется идти, как под дождем, и я хотел поберечь свой новый лук, особенно тетиву. Если она намокнет, проку от лука будет нуль. Только в носу ковырять. Еще успею пострелять – в сухую погоду.

Едва выйдя на тропу, я, конечно, сразу вымок до нитки. Не столько от капель, срывающихся с деревьев, сколько от влаги, скопившейся на кустах. Стоило тронуть куст или молодую елочку, как тебя окатывало, словно из кувшина. Одно было хорошо: птицы тоже промокли как следует, поднимались на крыло очень неохотно, прямо из-под ног, и улетали не так резво, как обычно. Мне-таки удалось сбить неосторожного рябчика своей нобкерри, причем влет, и рад я был ему несказанно и даже запрыгал от волненья. Как же, то была моя первая добыча в тайге, вообще мой первый рябчик, на юге ж их нет. Я долго держал его тельце в руке – буровато-дымчатое, с белыми крапинками, с продольными пятнами на груди и пестренькими поперечными на зобу. Красавчик.

Почти сразу вслед за этим попалась тетерка. Она волочила крыло, прикидывалась ужасно раненной и явно отманивала от выводка. Рука у меня дрогнула, и тетерка улетела цела-целехонька. Я ж говорю – гуманист сопливый.

Еще из дичи в тот день попался мой старый знакомый – вальдшнеп. Дома я их много стрелял весной и осенью, на пролете – на тяге и на высыпках. Я ему ужасно обрадовался, но метать дубинку и не подумал: этот черт так вертится между деревьев, прикрываясь их стволами, что частенько весь патронташ расстреляешь и ни перышка не уронишь; сшибить его дубинкой и думать нечего. А все равно было приятно.

Я немного забылся и повеселел от этих охотничьих переживаний, но потом приключилось нечто такое, что рывком вернуло меня в суровый и неприятный мир, где нет радости ни от охоты, ни от чего другого. 

Я сидел на поваленном дереве на небольшой полянке и со смаком жевал кусок холодной зайчатины, когда вдруг заметил неподалеку под деревом какой-то круглый предмет, белеющий во мху. Я подошел, пошевелил его рогатиной и вздрогнул: на меня ощерился беззубый человеческий череп. Там же отыскался и второй. Еще нашлись растащенные по всей полянке человеческие кости и гнилье, когда-то бывшее одеждой. 

Я постоял над всем этим, потом принялся медленно и терпеливо ощупывать мокрый мох сантиметр за сантиметром. Находки были скромные: начисто проржавевший то ли котелок, то ли кастрюля; жестяная баночка, тоже вся ржавая, в которой болтались кремень и кресало, а также прах, некогда бывший трутом; несколько пуговиц; ржавый металлический прут, заточенный когда-то до остроты шила – бандитская “пика”, со сгнившей деревянной ручкой. Затем мне крупно, невероятно повезло: немного в стороне я наткнулся на практически целую финку с наборной рукояткой из плексигласа, видно, хорошей стали, потому как ржавчина ее тронула лишь слегка.

Судя по бандитскому вооружению, то были беглые урки из какого-нибудь лагеря за хребтом. Бежали, бежали, да и околели от голода. А может, сердитый медведь им попался, кто знает. Их мог свалить и обыкновенный энцефалит – хотя почему сразу двоих?

Я постоял в задумчивости, перебирая жалкие, но такие ценные находки – финку, пику, кремень с кресалом. По-хорошему, по-христиански, надо бы предать останки земле, но никакой я не христианин, и уж больно зол я на уркаганов всего мира, живых и мертвых. Повернулся и пошел своей дорогой. 

Только недалеко я ушел. Вернулся, сердито вырыл топориком и финкой малую могилку, покидал туда кости, присыпал землей. Бандиты или не бандиты, им этот обряд теперь ни к чему. Если он кому и был нужен, то мне одному.
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И еще два дня я брел параллельно с этой сволотой, а на третий я их потерял. Но по порядку.

Вид местности в эти дни стал заметно меняться, подъемы стали длиннее, а спуски короче и круче. Водораздельный хребет маячил уже близко, казалось, рукой подать, но я знал, что туда еще топать и топать. В горах расстояния совсем не те, что на равнине, и поначалу постоянно обманываешься. Тайга чуть поредела. У реки, правда, была все та же чащоба стеной, но на хребтах все чаще попадались каменистые проплешины, и здесь хорошо было устраивать под каменными навесами ночлеги.

С охотой начало потихоньку налаживаться. Я много стрелял из лука – в гнилые деревья или в выворотни, сберегая стрелы. Оружие очень быстро стало привычным, словно всю жизнь с ним охотился, и на второй день рано утром я подстрелил на галечнике глухаря. Раньше мне приходилось только читать про эту охоту – как глухари собираются у реки глотать гальку, которой они  перетирают хвою в мускулистом желудке. Я весь затрясся, когда увидел одно из этих огромных, каких-то доисторических существ в дюжине шагов от себя: почему-то обычно невероятно сторожкие птицы немного дуреют, склевывая гальку, и подпускают совсем близко. Стрела пробила это чудище насквозь, и все равно мне пришлось побегать за ним в истерике по берегу, отсекая его от леса, прежде чем я сообразил остановиться и добить его вторым выстрелом. 

Я утащил свою бесценную добычу в лес и долго еще дрожал. Хорош бы я был, если б в этот момент на другом берегу появились бандиты. Скорее всего они в этот ранний час дрыхли, но ведь чем черт не шутит. Осторожнее надо бы. Предусмотрительнее. Я как-то охотился с одним чудаком-егерем, и он все повторял мудрую поговорку: монах на всякий случай член в штанах носил.

Мясо глухаря оказалось грубоватым, даже волокнистым; поев его, целый день приходилось ковырять в зубах. Но что мне такие мелочи, когда аппетит разыгрывался все неудержимее – горы есть горы. Казалось, я смог бы съесть этого гиганта в один присест, как таежный Гаргантюа или Пантагрюэль. Никогда не помню, кто из них больше ел.

В тот вечер я впервые увидел здесь луну, не прикрытую ни тучами, ни сплошным покровом леса. Огромная, мохнатая, она карабкалась все выше над увалами и, казалось, при этом уменьшалась, но светила все ярче и ярче, и тайга притихла под этим магическим, словно искусственным светом. Забившись под скалу, согретый огнем костра, я не мог оторвать от нее глаз – и почему-то именно сейчас в первый раз на меня накатила сумасшедшая тоска по дому. То ли полная луна виновата, то ли полный желудок, не знаю, но скорее все же луна. Она была такая же, как в нашей степи или в горах, с теми же отметинами на физиономии и с той же способностью бередить душу. 

Понимаете, я сидел там у костерка, задрав голову и пялясь на эту лунищу, и вдруг до меня дошло, прямо до печени проняло, что это мое геройство с мальчишеским побегом в тайгу касается не меня одного, а других людей тоже. Доведись мне сгинуть без следа где-нибудь под кустиком в этих немеряных просторах, как те двое несчастных, кости которых я присыпал недавно землей, и это коснется не только меня – меня это вовсе не коснется, потому как мне-то уже будет без разницы – а вот кто действительно поседеет от горя, так это отец с матерью. И будет лежать у них это горе на душе до конца дней как горюч-камень. 

Додумавшись до этого, я аж скорчился от муки, от стыда за свою дурость и эгоизм и еще от беспомощности, потому как что я мог поделать? Судьба и собственная глупость толкала, толкала меня под зад, и вот вытолкнула на этот хребет, под эту скалу. И завтра будет то же самое, потому что не мог я выпрыгнуть из своей шкуры и делать что-то такое, что делал бы не я, а кто-то мнеподобный. Может, геройства мои хороши для самоутверждения, только и гордиться тут нечем. Какая к дьяволу гордость, если можно вот так до смерти ранить самых родных мне людей, за которых я вроде бы в огонь и в воду, а получалось, что это они в огонь и в воду, а я занимаюсь сущим непотребством.

Все это было слишком тяжело и нестерпимо для моих молочно-восковой спелости мозгов, насквозь пропитанных литературой. То была хорошая литература, но все ж таки литература, а здесь вот такая живая жизнь, что аж больно, хоть на луну вой. Я  б и завыл, если б от этого был хоть какой-то прок.

Чтобы уйти от этой муки, я принялся прилаживать при свете костра найденную недавно бандитскую “пику” к своей рогатине. Сначала отчистил и отточил металлический прут на камне до его первоначальной остроты и блеска, потом вырезал в навершии рогатины желобок, вставил туда прут и крепко-накрепко примотал волокнами, добытыми из все той же веревки, которой мне вязали руки. Попробовал покачать новый наконечник рукой. Вроде держится мертво. 

Теперь хоть самую чуточку, но спокойнее. Рогатина стала больше похожа на настоящую, и если придется встретиться на узкой дорожке с медведем, посмотрим, какой из меня рогатчик – так, кажется, называли медвежатников, которые ходили на зверя с одной рогатиной и засапожным ножом. Царь Алексей Михайлович, и тот, говорят, этим делом баловался. Мне как-то отец рассказывал, а я слушал как сказку. Лучше сказки.

Нет, сегодня никак не уйти от мыслей про отца с матерью. Передо мной вдруг возникли из тьмы их лица, убитые горем – посеревшее лицо отца, залитое тихими, непросыхающими слезами лицо мамы. Я застонал и стукнул себя кулаком по челюсти. Голова закружилась, но легче не стало. Было яснее ясного: если я хороший сын, я обязан завтра же с утра соорудить плотик и сплавиться по реке, добраться до людей, и не надо даже обращаться в милицию. Черт с ними, с этими козлами, они сами тут подохнут в тайге, от голода, болезни и холода, медведь их задерет, падающее дерево привалит, а нет, так люди  изловят, они стольким уже насолили. Нет у меня ни денег, ни документов – ну и пусть, всегда можно на жалость ударить: отстал, мол, от группы туристов или геологов, заблудился в тайге, с кем не бывает. Такое тут, наверно, сплошь и рядом, стандартный вариант. 

Да можно и никому ничего не объяснять, а выбираться от села попутками к железной дороге, а там товарняками. Катить, правда, через всю страну, но ничего, прорвемся, не впервой. С гор мы всегда спускались к Черному морю, через неделю-другую денег уже нуль, и мы возвращались домой, путешествуя на тормозных площадках. Голода я не боялся; голодать противно, но не страшно.  Два года назад я проделал над собой индейский обряд инициации, забрался в горы и две недели провел в одиночестве, терпя голод, холод и боль. И ничего, выжил, только бочку воды из ручья, наверно, выпил, да вслух стал болтать от одиночества. За две недели как-нибудь доберусь домой – если милиция не заграбастает, конечно. А заграбастает, так там тоже, наверно, люди. Хотя теперь мне всюду мерещилось зверье.

Я строил себе эти планы и рисовал картины, и в это же время на каком-то другом этаже сознания я знал тверже твердого, что ничего такого сделать не смогу, как не смогу, скажем, забраться на вершину кедра и броситься вниз, раскинув руки. 

Я дико, до пота, до поноса боялся смерти – наверно, по молодости, с тех пор многое изменилось; но страх показать себя трусом был, видно, сильнее. Если из самых лучших побуждений – жалости к отцу-матери или еще чего-нибудь такого – я кинусь вон из тайги, не сделав того, что должен сделать, я никогда не смогу отмыть это невидимое людям клеймо. Расскажи я про все про это деду, он, наверно, выдаст какую-нибудь сентенцию про благоразумие как лучшую часть доблести; так и скажет – discretion is the better part of valour, или еще что-нибудь. Но я-то знал, как он сам поступил бы. Мне приходилось хлестать его веником в парной, и я как-то насчитал двадцать два шрама на его старом, но еще крепком худощавом теле. Одним благоразумием таких украшений не наживешь.

По цепочке я вспомнил других наших родственников. Редко кого я знал вживе, все больше по рассказам, фотографиям и бабушкиным портретам.  Их было много, целые альбомы, и у них были другие, прекрасные лица.  Вокруг многих – невидимая траурная рамка, а еще больше пропавших в лагерях, и никто не знал, живы ли, нет.  И я подумал тогда, что вряд ли.  Людей с такими лицами щербатые будут рвать, как волки благородных оленей. Я почувствовал, как внутри задрожел обнаженный нерв. Ладно. И за них эти сволочи мне заплатят.

А рядом с этим все терзала душу жалость к папе с мамой, и никак от нее не избавиться. Чтобы как-то заткнуть ей глотку, я пламенно пообещал кому-то там наверху, что буду впредь осторожен, как змей, как целый змеиный выводок. Я старался не слышать, как кто-то на том, другом этаже опять криво ухмыльнулся: ты думаешь, много от тебя зависит. 

Тут ведь кому как повезет – вот и весь закон-тайга.
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На третий день я уперся в левый приток, который имел уже вид горной речки, скачущей меж обрывистыми берегами. С горными реками я порядком имел дела, и эту, наверно, смог бы перейти вброд, но – риск. Меня могло свалить течением и понести, нога или рука могли хрустнуть, попав между камней, могло шарахнуть головкой о валун. Да мало ли что. Надо было пробираться вверх по течению притока, искать мелкий перекат. Что-то там такое должно быть, потому как сверху доносился мощный рокот, перекрывавший временами шум потока вблизи. Вдоль речки шла заметная тропа. Не я один, видно, натыкался на это препятствие и пытался его обойти. Зверье тоже осторожничало.

Я побрел по этой тропке, мурлыкая про себя что-то глупое, самодельное. Среди крутых горок я чувствовал себя привычнее. Я тут был вроде как свой и потому расслабился, отошел от вчерашних терзаний. Когда карабкаешься в гору, терзаться некогда – успевай дышать.

Оказалось, что рокотал не перекат, а целый водопад, небольшой, домашний, но все равно красивый, с карманной радугой над ним. Вода в глубокой выбоине под водопадом тоже переливалась на солнце чем-то изумрудным, хотя я и не большой знаток изумрудов, точнее, в глаза их не видал, но слово какое-то очень подходящее. Я стоял, опершись на рогатину, и блаженно улыбался. После мрака тайги место было до изумления живописным; сюда бы этюдник или хотя бы фотоаппарат. Так, для памяти.

Когда встречается вот такое чудо, людские безобразия кажутся особенно неприличными, и я в тысячный раз подивился – ну почему все люди не могут быть добрыми и изящными душой, откуда берутся скоты вроде тех двоих, да и кроме них всякого быдла на свете немеряно…  Меня передернуло, словно под нос мне поднесли дерьмо или падаль. Ладно, они сами выбрали, кем им быть, людьми или скотами, а меня Господь, хоть Его и нету, выбрал орудием наказания, и так тому и быть.

Пока я так рассусоливал, глаза мои обшаривали обширную выбоину ниже водопада, где вода то ли стояла совсем тихо, то ли медленно-медленно шла кругом – трудно было сказать. Cердце мое вдруг замолотило, запрыгало, коленки задрожали, а кровь забарабанила а висках: чуть ли не у моих ног среди крупных камней темнели спины двух крупных рыбин. Мама родная, это ж таймени... Здесь, наверно, их кормное место – подбирают оглушенную рыбешку и прочую живность, свалившуюся сверху. 

Медленно, в темпе минутной стрелки, я отодвинулся назад, за кусты, сбросил всю свою поклажу, оставил только дубинку за поясом и рогатину в руках и еще медленнее, чем до того, вылез на берег. Замер. Таймени все так же стояли, почти не шевелясь, на мелком месте – вода не покрывала их спинных плавников. Все в том же темпе замедленной съемки я занес рогатину обеими руками, совсем невысоко. Коротким ударом изо всех сил всадил ее в спину ближнего ко мне тайменя, в убойное место сразу за головой, и тут же всем телом навалился на ратовище. 

Что было дальше, я помню смутно, отдельными кадрами, и очень может быть, не в том порядке, как оно было: бешеный плеск, рывки, рогатину чуть было не вырвало у меня из рук, но я уже прыгнул в воду по колено и придавил тайменя ко дну всей своей тяжестью. Хотя он и мотал меня как маленького, я изловчился, нагнулся, ухватился левой рукой за древко, прошедшее насквозь. Таймень пребольно лупил меня хвостом по ногам и куда ни попадя, но я все же выволок его на берег и оглушил дубинкой по голове, и раз, и два, а потом еще оттащил подальше от берега – очень боялся упустить.

Я сел на камень отдышаться. Я был весь в поту, руки дрожали как у запойного пьяницы поутру, сердце мельтешило, ребра ходили ходуном и очень болели, но то были сущие пустяки. От тайменя совершенно невозможно было оторвать глаз, ну то есть Божий шедевр, на диво красивый хищник – мощное тело, красноватые плавники, ряды орнаментальных пятен по бокам. Только эти словеса ничего не схватывают; так, серая зола рядом с самой чудо-рыбой. Длиной он был чуть больше метра, а на вес килограмм десять, не меньше. Если б больше, черта с два бы он мне дался. Сшиб бы с ног, как младенца. 

В жизни я не добывал ничего хоть отдаленно сравнимого, и некого было толкнуть локтем под бок – смотри, мол, какой я Великий Охотник. От этого половина радости уходила в песок. Смерть как захотелось, чтобы Лиля была рядом. Не Лиля, так любое женское существо, потому как я вдруг почувствовал дикое возбуждение в нижнем этаже. Это было совершенно непонятно, но почему-то напомнило дедову присказку: кому и кобыла – une chansonnière.

Немного придя в себя, я выпотрошил тайменя, аккуратно сложив внутренности кучкой для ворона. Очень хотелось к нему подлизаться, чтоб он и дальше служил мне верой и правдой, помогал отслеживать двуногих тварей. Соли у меня по-прежнему не было, и я решил – закопчу рыбину. Благо, хоть финка теперь имелась, а то бы я тут повозился, разделывая гиганта. В конце я продел через жабры свою многоцелевую веревку и поплелся под этой новой ношей еще выше по ручью, по краешек полный ликования, но и одолеваемый разными невеселыми мыслями.

Господи, думалось мне, как бы мне хотелось бродить вот так по этим чудным горам, воевать с собственной усталостью, голодом, с тайменями, да хоть с медведями. Что угодно, лишь бы не было этого постоянного, иссиня-черного, неустранимого гнета, который заставлял меня гоняться за этими полулюдьми, и еще неизвестно, на что я решусь, когда их догоню. Думать об этом – совершенно особый круг ада.

Тут мысли застревали, ерзали на одном месте.  Стану я преступником, если мне доведется их убить? Только не в собственных глазах. Ведь можно на это дело и так посмотреть: когда они убили человека – я ведь наверняка знал только об одном убитом, а неизвестно, сколько еще на их совести (Господи, при чем тут совесть), – как только они совершили убийство, они заодно совершили самоубийство, вычеркнули себя из круга тех, кого можно называть людьми. И раздавить их, как тараканов – значит оказать услугу им самим, довести их самоубийство до реального конца. Сами говорят, их закон – тайга. Значит, приглашают – поступайте с нами по нашему кодексу: два ока за око. 

Можно еще и так глянуть на это дело: у меня тут маленькая гражданская война, а на войне стреляют и даже убивают, и если мне потом придется мучиться муками совести, что ж, так тому и быть, помучаюсь. Такая моя судьбина. Талейран что сказал: пусть мучаются совестью те, у кого она есть. Что-то в этом роде, не помню точно. Если она болит – значит, она есть; значит, я не совсем гад. Ко всему прочему, рискую собственной шкурой, гоняясь за этим отребьем. “Могли бы и спасибо сказать,” пробормотал я вслух и сразу прикусил язык.  Что-то слишком часто я тут начал разговаривать сам с собой.  Уж не трогаюсь ли я потихоньку с глузда в гордом своем одиночестве.  Как Том Айртон в “Таинственном острове”.  Дурное дело нехитрое.

Отрог, сквозь который пробивался приток, оказался довольно крутым, и я порядком вымотался, пока на него вскарабкался. И потом еще пришлось пройти с километр, прежде чем попался широкий перекат, где можно было без труда перебраться на другой берег по камушкам. Спуск, как ему и положено, был труднее подъема, аж колени заныли от напряжения. Ноги скользили на покрытых мохом камнях, боязно было оступиться, и шел я все медленнее, тяжело опираясь на рогатину. К реке я выбрался только к вечеру, когда облака, припекаемые багровым солнцем, уже загорелись какими-то фантастическими красками, каких не увидишь ни в одной картинной галерее.

Любоваться облаками не было времени. Надо было поскорее становиться на бивак и коптить добычу. Как назло, ни крупного поваленного дерева, ни нависающей скалы не попадалось, но на дождь было непохоже, и я решил сымпровизировать шалаш на скорую руку: навалил кучу бурелома, нанесенного ручьем, поверх расселины между двумя камнями. Сойдет на сегодня. 

Когда коптильня была готова, я отрубил голову тайменя, распялил тушку палочками, чтобы она равномернее коптилась, и подвесил ее. Даже с отрубленной головой таймень едва не касался хвостом тлеющего костерка внутри коптильни.

Голову тайменя я разрубил еще на две части вдоль и сварил в двух котелках, добавив черемши и грибов. Юшки в каждом получилось порядком, и жирности необыкновенной. Пока варилась уха, я выстрогал из куска стволика молодой елочки подобие ложки, очень первобытного вида, но вполне функциональной и вместительной, и впервые за долгое – мне казалось, бесконечно долгое – время всласть похлебал ухи. Хлебал смачно, по-крестьянски, с урчанием, взахлеб; бабушка меня точно за такие манеры по головке не погладила бы, могла и в угол поставить. Хороший у немцев глагол schlürfen, такого нигде нету, как раз для этого звука. Наверно, мой Schlürfen можно было слышать на другом берегу реки, но мне было как-то наплевать, я пировал и не хотел думать о глупых предосторожностях.

Луна в ту ночь опять вылезла совершенно роскошная, но совсем не так на меня действовала, как давеча, а наоборот, даже как-то умиротворительно. То ли я устал до упора, то ли налопался до того, что никакие эмоции меня уже не пронимали, то ли барьеры какие выросли подспудно вокруг переживаний – ибо кто ж это выдержит, каждую ночь так мучиться – но только я сонно посматривал на эту старую возмутительницу спокойствия вполглаза и волновался не больше, чем таймень в коптильне.

Одного я не учел – что у Бога всего много. Около полуночи, когда я уже засыпал, где-то поблизости завопил сыч, и меня мороз подрал по коже, совсем как какого-нибудь суеверного крестьянина. Народ сычей не любит, народ сычей боится, он их ненавидит, потому как сыч – верный предвестник смерти. Как он закричит, тут уж не отвертеться. 

В войну повадился сыч к соседке на тополь перед домом прилетать. Она с плачем упросила деда убить его. Дед мягко укорял соседку за суеверие, но согласился потратить драгоценный заряд, и мы с ним пошли на дело ночью. Я высмотрел злодея на ветке, дед приложился, фузея его грохнула, как гром Ильи пророка, и сыч шлепнулся оземь. 

Только никак это не помогло. Соседка скоро получила похоронку на сына и выла три дня и три ночи. Повоет, повоет, помолчит (а мы ждем) и опять воет. С тех пор я этих сычей-сволочей слышать не могу…

Заткнулся бы ты, тварь безмозглая. Что я тебе, самурай, что ли, каждый час о смерти думать.
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Все же в тот день я вымотался как-то по-особенному. Наутро все члены одеревянели, усталость была, как в горах на хорошей высоте после нескольких дней восхождения. Я вспомнил, как мы там дурачились по утрам в палатке, делали “йоговскую” гимнастику – сорок подергиваний прямой кишкой, стоя лоб в лоб на четвереньках. Или сочиняли друг на друга похабные частушки, валяясь в спальниках. Одно время у меня было правило – не открывать глаза, пока не сочиню частушку; чем сальнее, тем веселее. Сейчас я бы не смог ничего сочинить, даже если бы меня, как сипая с картинки из восьмитомной “Истории” Лависса и Рамбо, привязали к дулу заряженной пушки и пообещали не стрелять, если я выдам что-нибудь веселенькое. Ладно, мрази, вы мне еще и за это заплатите.

Чуть не со слезами на глазах пришлось сделать разминку, и не йоговскую, а по всей форме, минут на сорок. Одеревянение прошло, усталость не очень; боль усилилась, но что тут поделаешь. Потом я уписал второй котелок ухи, оставшийся с вечера, и еще покайфовал, потешил синдром удава, лежа на пахучей хвое и любуясь химически голубым небом над зубчаткой леса. Как на мастерской фотографии в глянцевом журнале. Прошло еще не меньше получаса, прежде чем я смог подумать без судорог о том, чтобы вскарабкаться на дерево.

Залезть-то я залез, и притом на самое высокое дерево в округе, только ничего путного я оттуда не увидел. Вид, конечно, был потрясающий, к этому трудно привыкнуть, до костей пробирает. Но ни дыма костра на земле, ни воронов в небе, ни переполоха среди птиц помельче на деревьях я не заметил. Пусто. Я да тайга далеко внизу, а то, что кроме нас, намертво затаилось под кронами.

Я слез с дерева в глубокой задумчивости. Отчетливо почувствовал, как Гамлет снова поднимает свою кучерявую головку, а в ней сплошная шизофрения. Один внутренний голос шепчет: ты сделал все, что мог, но вот эти гады исчезли, и где ты их будешь искать, и в конце концов ты же не нанимался гоняться за ними по всей тайге и наказывать их. Ты ж сам станешь преступником в глазах Закона, что бы тебе ни нашептывал изощренный в самооправданиях ум. Второй внутренний голос, более крестьянского образа мыслей, отвечал на это совершенно нецензурно. И что тут скажешь, прав был ругатель.

Все эти монологи Гамлета с авансцены – только рябь на воде, минутное соплеистечение и слабина в коленях. Наверно, интеллигенту, особенно зеленому, без этого, как без рук.  И слава Богу, что под этим слоем – инстинкты, унаследованные от несчетных поколений рубак. Враг есть враг, и я иду по его следу не для того, чтобы порадовать себя кухонным психоанализом, а дабы скормить его воронам и прочим интересантам.

Я снова забрался на свое ложе – слегка поваляться и разобраться плотнее в ощущеньях, потому как чувствовал: тут проклевывается что-то новенькое. Я быстро его нащупал: не было Страха. Забавно, удивительно и малопонятно, но это было так. Сколь я ни вглядывался в самую свою глубину, там было чисто.

Вместо страха разросся страшной силы кураж, хоть сейчас ко льву в клетку. Львы точнехонько знают, когда у циркача есть кураж, а когда нет. Если есть, ведет себя укромно; если нет, рвет в клочки. Сейчас я бы сам порвал кого угодно в клочки, со всеми их карабинами и пистолетами.

Я не знал, когда и где это произошло, но это было отчетливо, как эрекция у ишака. Может быть, во время драки с тайменем; а может, потихоньку все вместе собиралось и вот затвердело. Может, от самой земли какая-то подсказка прошла. Черт его знает, что у нас в подкорке творится. Один мой дружок обозначал это состояние неизящно, но аккуратно: “А мы эбем-с”. Понятное дело: он учился уже в мореходке, и там это умонастроение было de rigueur. 

Теперь главное – не расплескать это чудо, а во-вторых, не наколбасить чего с дури.  Вообразишь, что ты сам Иисус Христос в галошах на босу ногу, а тут – раз по соплям, вот тебе и пожалуйста.

Неудивительно, что я чего-то мурлыкал, довольно хрипло, впрочем, упаковываясь и уходя в поиск.

***

Выше впадения ручья река не текла, а прямо-таки кувыркалась, вся в брызгах и пене. Она была гораздо уже, чем раньше, и грозила превратиться в непроходимую горную речку хоть за ближайшим поворотом. Я долго шел вдоль берега, пока не отыскал глубокий тихий плес, который и переплыл без помех, толкая перед собой два сцепленных бревнышка со всей своей поклажей. Несмотря на весь кураж, чувствовал я себя при этом до одури неуютно: фиг его знает, где эти твари. Может, поджидают в зарослях на берегу, и что они со мной сделают, если изловят, догадаться нетрудно. Конечно, легко сказать – живым не дамся; а ну как дамся?

Ничего страшного не случилось, только в спешке я споткнулся и пребольно ударил коленку о камень, аж зашипел от боли и долго тер ушибленное место. На душе на минутку похолодело. Худая это примета – спотыкаться на старте. Хоть возвращайся. А-а, плевать.  Может, я в душе немец. Говорят же у них Hals- und Beinbruch.  Вот тебе и Beinbruch. 

Я оделся, навьючился и похромал вдоль берега, пока не набрел на ручеек. Тут я свернул и пошлепал руслом ручья, внимательно вглядываясь во влажную почву. И точно, через сотню-другую шагов ручей пересекла тропа, а на ней – отчетливые свежие следы резиновых сапог и еще цепочка редких круглых дырок, словно кто-то тяжело опирался на палку. Засунув рогатину сзади за пояс, с луком в левой руке и со стрелой наготове в правой, каждые несколько минут притормаживая, прислушиваясь и присматриваясь, я двинул по тропе.

Так я крался часа два и уже начал потихоньку отчаиваться – не оторвалась ли эта погань от меня на целый дневной переход, пока я возился с тайменем, будь он неладен, полдня вчера и еще сегодня утром?

Словно эхо отчаяния, далеко впереди ударили выстрелы – “стук”, и чуть погодя еще “стук”. Видно, им опять повезло с дичью. А может, и не повезло: один выстрел – добыча, два выстрела – два промаха, это самый сопливый охотник знает. В любом случае они далеко, и можно идти не таясь. Я ходко двинул вперед – и чуть было не налетел на Щербатого. Слава Богу, он вовремя закашлялся, туберкулезник паскудный.

Я глубоко вздохнул пару раз, сцепил зубы и начал его скрадывать – тихо, но споро, на волне куража, которому позавидовал бы укротитель львов. Скоро стали слышны его шаги, потрескивание веток под ногами, а потом показалась и его спина, покачивающаяся среди кустов. Он брел, сильно прихрамывая и опираясь на палку. Видно, все же растер ахиллесово сухожилие. Все ясно: пока этот хромает, Капказ бегает впереди, пытается что-нибудь подстрелить. Видно, харчи они уже подъели и теперь надеются на охоту.
Я несколько раз натягивал тетиву, целясь почти в упор, потом опускал лук. Наконец, выпростал из-за спины рогатину, неслышно подскочил сзади к Щербатому и с воплем “Шевелись, падла!” сунул ему острие в промежность, точно так, как недавно он проделывал со мной. Щербатый издал какой-то нечеловечий хрюк и завалился набок. Некоторое время он зевал, потом захрипел, дернулся и лежал уже не шевелясь, оскалив раскрошенные зубы и выпучив глаза.

Я остолбенел. Я не верил своим глазам. Щербатый, он же Харч, он же не знаю кто, духарной блатарь, уркаган, который с упоением мог зарезать и расчленить человека, подох от разрыва сердца, или инсульта, или еще чего, как самый последний фраер. Если выражаться на его собственном наречии, скрыжопился с пересеру.

Я, наверно, слегка тронулся от всей этой передряги, потому как ни с того, ни с сего вспомнил свои мысли – а есть ли у этих тварей душа, и раз говорят, что душа “отлетает”, так должен же вылететь какой-то пузырь или еще что. Но ничего такого не вылетело, это определенно. Только вот этот свинячий хрюк да усилившийся запах дерьма и мочи, когда у него распустились сфинктеры в анусе и мочевом пузыре. Меня круто передернуло, и я выругался вслух.

Не о том надо было думать. Это был первый человек, которого я убил. Ну, не убил, так явно был причиной смерти, и меня слегка тошнило и что-то штатское дрожало внутри. Но если честно, еще больше было жаль, что он так легко, даже как-то вроде бы пристойно, отделался, этот кровавый подонок. Лежит тут и еще скалится, труп жизнерадостный. В глазах мировой совести скормить его комарам было бы куда удовлетворительнее. 

На секунду я задохнулся от ненависти. Я вспомнил, что когда-то поклялся залить эту щербатую рожу мочой, как он проделывал со мной, но теперь от самой мысли об этом меня затошнило еще сильнее. Наверно, я так же смотрел бы на падаль. Скажем, на дохлую росомаху, пролежавшую на солнце много дней. Я даже пнул его, как гнилую падаль, выплюнув его же заповедь: “Закон – тайга, гнида.”

Все это было тошнотворно, и может быть поэтому я как-то враз опомнился. Не время было для моральных вывертов. Капказ мог вернуться с добычей. Вряд ли он скоро хватится, вряд ли будет бегать взад-вперед, скорее сядет где-нибудь на пригорке и будет, матерясь по-своему, ждать Харча. Только долго ждать придется. Но чем черт не шутит, может и вернуться – хотя б затем, чтобы отметелить шестерку за то, что заставляет себя ждать.

Надо было стащить с Щербатого рюкзак, но для этого пришлось бы до него дотронуться руками, а это было несказанно противно. Конечно, я вольтерьянец и все такое, не верю ни в Бога, ни в черта, ни в воскрешение Лазаря или кого угодно, и вообще dead men don’t bite, мертвые не кусаются. Но трогать его было омерзительно и немного боязно, чего уж там.

Стиснув зубы, чтобы задавить неудержимо подкатывающую тошноту, весь сморщившись от отвращения, как плохой клоун, я перевернул труп лицом вниз, а в голове пролетела мысль: “Ненавижу смерть”. И следом даже не мысль, а какое-то облегчение: слава Богу, это не я.

Но времени на лирику не было никакого. Под торопливое, безостановочное сквернословие я стащил с Щербатого изрядно похудевший рюкзак – мой рюкзак; снял пояс с ножом – моим ножом, а точнее бесценным дедовым бебутом златоустовской стали; выгреб из карманов содержимое, тоже по большей части принадлежавшее мне – складной нож со многими лезвиями, брусочек, флакон ДЭТы, шесть коробков спичек, завернутых в газету и упакованных в презервативы – лилечкин подарок; и еще по мелочи, плюс финка самого Щербатого, та самая, которой он добил лесника. Я засунул в рюкзак всю свою поклажу, взвалил на плечи, подобрал оружие и отправился назад, по уже хоженой тропе, однако через минуту остановился, как споткнулся. Скинул рюкзак и побежал назад, к трупу.

Я постоял над ним, снова преодолевая страх и отвращение, потом буркнул с ненавистью: “Возись тут еще с тобой, смердятина”, подхватил подмышки и поволок к реке, благо она тут была метрах в двадцати, не больше. Я столкнул эту падаль с невысокого обрывчика, и течение, которое здесь с разгона било в берег, тут же подхватило его, перевернуло несколько раз и понесло, понесло, а я вслед ему прочитал еще одну эпитафию, и тоже с его же слов: “Так-то, гнида. Нету тела – нету дела”. Пусть теперь Капказ поищет своего шестерку. Нет его, и концы; то ли сам убежал, то ли медведь утащил. Мог сверзиться в реку, могли волки напасть. Закон – тайга: тут все может быть.

А я не выдал своего присутствия. Не время еще.
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Потом я долго бежал – задыхаясь, на износ – пока не вернулся к тому месту, где переправлялся утром и где остался мой плотик. Без него нечего было и думать с таким грузом достичь того берега вплавь. Я скинул рюкзак и немного постоял на коленях, приходя в себя. Пришлось часто отплевываться тягучей слюной – во рту болели какие-то железы. Раньше у меня такое бывало, когда я выкладывался целиком на дистанции восемьсот метров; дурацкая дистанция, лошадиная какая-то, бежать ее надо как короткую, со всей напругой, а на самом деле она длинная, и я пару раз падал на финише…

Я зло тряхнул головой. Мне только воспоминаний о спортивных подвигах сейчас не хватало для полноты счастья. Аккуратно уложил весь свой скарб на бревнышки, отбуксировал их немного вверх по реке и поплыл. Где-то на середине реки мне вдруг пришло в голову, что тело Щербатого в любой момент может всплыть рядом со мной или даже подо мной, и я сильнее замолотил ногами, хоть и поносил себя последними словами – и на фиг мне еще иррациональные страхи, когда вполне рациональных полные подгузники. Ну всплывет, ну и что, дам пяткой по морде и поплыли дальше, он вниз, я поперек. Ничего такого не случилось, и я без приключений перебрался на “свой” берег.

Тут я немного отдышался, отдохнул, пожевал свежекопченого балыка и не слишком спеша пошел вверх по реке, надеясь к вечеру добраться примерно до того места, откуда гражданин бандит Щербатый, еще утром такой живой и страшный, отправился в обратное плаванье. 

Я брел и дивился – до чего же эти несколько дней (сколько? девять? десять?) выдубили мою душу. В ней не шевельнулся ни один червячок жалости к усопшему бандюге. Я только испытывал некое тайное облегчение, что мне не пришлось убивать его в более прямом, кровавом смысле. Как ни глянь на это дело, все ж таки он сам подох; а не подох бы, я б его отдрючил до полусмерти и предал сибирской казни – раздел и привязал к дереву на ночь на съеденье комарам, там, где поболотистей. Вот то был бы настоящий закон-тайга, а ему наука. Да еще бы не совсем раздел скота – чтоб подольше помучился.

Я знал, что мне, задумчивому юноше из хорошей фамилии, старательно воспитанному на дистилляте российской и прочей культуры, должно ужасаться этих своих варварских мыслей, однако ничего похожего на ужасание не находил я в душе своей, одну лишь свирепую радость.  Видно, с волками жить – волков давить.  Инстинкт, наверно, подсказывал, что гуманизм – это одно, а гуманные сопли и дурость – совсем другое… 

Некругло это бабушкин Христос выдумал – любить врагов.  Тут и с друзьями и подругами не всегда разберешься. Любить или не любить – сердцу не прикажешь. А он вдруг – врагов. Наверно, мне враги неудачные попались.  Пойди я к ним и скажи: “Я вас люблю”.  А они мне: “И мы тебя тоже. Что жареного, что вареного.”

Нет, любить людей, наверно, можно, вздохнул я. По списку.  Боюсь только, списочек получится больно коротенький. 

***

Вот, пожалуй, то самое место – на другом берегу приметный обрывчик, с которого я скинул труп. Скал на моем берегу не было, но место для берлоги на ночь под поваленным трухлявым деревом-гигантом, висящим одним концом на деревьях поменьше, нашлось почти рядом с тропой.

Я со вздохом изнеможения опустился на мох под этим стволом и первым делом вытряхнул содержимое рюкзака. Там оказалось всего пара банок консервов – последние съестные припасы бандитов, а водку они, видно, давно всю выжрали, да и к чему она мне. Потом палатка, но без спального мешка: спальник и одежду – то, что полегче – видно, упаковал в свой сидор Капказ. Еще в рюкзаке сохранилось все мое снаряжение – веревка, аптечка, ремнабор, небольшой моток тонкой медной проволоки, чтоб мастерить силки, свечки, и, к дикой моей радости, все мои рыболовные снасти: крючки, поплавки, грузила, лески, блесны, все, все на месте. Теперь прорвемся в любой ситуации, хоть зимуй тут. И еще радость: была соль, чуть початая пачка в клеенчатом мешочке, мумуля мне когда-то сшила. Не было ни денег, ни документов, ни компаса, ни бинокля – это все, надо думать, прибрал к рукам Капказ.

Я расчистил место для своей горячо любимой, вновь обретенной палатки и поставил было ее, но сразу понял, что спать в ней не смогу: она вся провоняла запахом этих скотов. Я сам не Бог весть как благоухал – костром и копченой рыбой, но я-то хоть регулярно плавал в реке и полоскал свою одежонку, а эта падаль, она и воняла падалью. Наверно, они в последний раз мылись еще в лагере перед тем, как освободиться. Я вывернул палатку наизнанку – пусть немного выветрится, потом постираю – и приспособил ее как заслон-отражатель вместо того, что обычно лепил из корья и кольев. Сверху, как всегда, придавил тяжелыми сучьями. Я и не догадывался при этом, сколь мудро поступал.

В тот день я снова вымотался до предела, до дрожи в поджилках, но все равно заставил себя лезть на дерево, как только немного обустроился. Как почти везде, вокруг стояли высокие голые стволы среди густого подроста. Сучья на деревьях начинались метрах в восьми-десяти от земли, не меньше, но теперь мне это было не страшно – у меня была веревка. Я привязал конец веревки к топорику и метнул его через нижний сук высокой сосны. Потом, потравливая другой конец, опустил топорик до земли, отвязал его, захлестнул оба конца веревки вокруг дерева, завязал булинем и полез по сдвоенной веревке вверх, упираясь ногами в ствол. Отдышался на нижнем суку и стал карабкаться выше. 

Только я залез выше других деревьев, скрывавших реку, как мне пришлось юркнуть за ствол и замереть: на том берегу, на обрывчике, с которого я скинул покойного т-ща Щербатого, стоял Капказ с карабином в руках и вниматрельно смотрел то на землю, то по сторонам. Видно, там, гда я волочил труп, остались следы, и он по ним вышел на то самое место. Смотри, смотри, много не высмотришь, прошептал я; твоего шестерку, небось, друзья мои вороны уже разделывают где-нибудь на косе или перекате. Черт, лук и стрелы остались на земле, а то б я и тебе вогнал стрелу в пузо.

Хоронясь за стволом, я торопливо принялся спускаться, соскользнул по веревке, в спешке сильно обжег ладони. Подобрал свое оружие, выбрался на берег, выглянул из-за дерева – осторожнее, чем змея в джунглях. Но Капказа уже и след простыл. Может, оно и к лучшему. Расстояние тут метров пятьдесят-шестьдесят, мог попасть, а мог и промазать. Ни к чему заранее светиться.

Я вернулся к своей берлоге и принялся за хозяйственные дела – ладить ложе, коптильню и костры, один для чая, другой для коптильни. И все время, пока обожженные руки делали привычное дело, я возбужденно думал разные мысли про то, что победа уже наполовину одержана и как теперь добить врага. Он теперь один, палатки у него нет, ночевать будет у костра. Подобраться ночью и всадить в него стрелу из темноты – пара пустяков. Или тюкнуть спящего топориком по темечку, и все дела. Можно не до смерти, можно оглушить дубинкой и казнить все той же лютой сибирской казнью – пусть помучается с мое, людоед позорный.

Однако все оказалось не так просто. Ловит волк, да ловят и волка, как говаривал дед. Я охотился за врагом, но и до моего мяса были охотники.

Я готовил тайменью тушку к тому, чтобы заново перекоптить ее – делал глубокие разрезы и втирал в них соль – когда услышал неподалеку то ли сопенье, то ли пыхтенье. Я бросил свое занятие, медленно выпрямился и впился взглядом туда, откуда шли эти странные и страшные звуки.

Особо вглядываться не пришлось: горбатая темная масса на тропе в дюжине шагов от костра слишком очевидно была солидных размеров медведем. Вытянув морду, он жадно нюхал воздух. Видно, одуряющий запах тайменьего балыка разносился далеко по округе.

Вот тут весь мой кураж испарился со свистом. Я просто обмер, перетрусил до того, что чуть не испачкал штаны. Раньше я видел медведей только в зоопарке, в цирке да в кино, а тут всамделишный зверюга подбирался к моей стоянке, и Бог весть, что у него на уме. 

На счастье, дикий страх не отключил у меня бойцовских инстинктов. Я схватил из костра горящую головню, шагнул к темнеющей туше и грозно заорал: “А ну мотай отсюда!” и еще разные слова, про которые я и не знал, что я их знал, потом несколько раз крутанул головней в воздухе, вычерчивая огненные круги, и с силой швырнул ее, целясь медведю прямо в рожу. Зверь тяжело, со страшным треском ломанул с тропы сквозь кусты, а я на ватных ножках, пятясь, вернулся в свое логово.

Долго стоял на коленях, весь дрожа, всматривался в темень и ругал себя самыми мерзкими словами – ну каков олух, кинулся на зверя с одной головней, забыл и про топорик, и про рогатину, и про все на свете. Да тут маму родную забудешь. Потом я заставил себя заняться нужными делами, но еще долго взвивался от каждого шевеления или шороха и хватался за рогатину, до рези вглядываясь во враждебные тени. Пояс с кривым бебутом я решил не снимать и на ночь – авось удастся достать лезвием до медвежьего сердца, прежде чем он меня согнет в дугу или скальпирует. Бр-р-р.

Когда ко мне вернулась способность связно мыслить, я возблагодарил мудрый инстинкт, который подсказывал мне устраивать ночевки в укромных местах. Здесь с одной стороны меня прикрывал выворотень, с другой – ветки лежащей ели и прочего бурелома; за спиной – заслон-отражатель, придавленный массивными сучьями, спереди – костер. В такой крепости можно надеяться отсидеться ночью. Вот только вдруг медведь какой-нибудь бешеный попадется, возьмет и попрет на костер, как на буфет? Или захочет заслон разметать? Ему это раз чхнуть.

Нет, видно, дрожать мне в моей крепости, как зайцу под кустиком. Если медведь уже попробовал человечины – того же Щербатого – за здорово живешь он от меня не отвяжется. Так все охотники говорят: медведь становится людоедом с одного захода, только жаканом его и можно отвадить. Промежду глаз.

Одно утешение – Капказ в том же положении, что и я. Разве что он дурнее меня и ленивее. Вряд ли будет искать приличное убежище – приткнется где попало, заснет, и карабин ему не поможет. Вот мне бы тот карабин.

С карабином или без, охота мотаться по ночной тайге, выслеживать Капказа у меня теперь напрочь пропала. Днем еще куда ни шло, а ночью все, как у великого баснописца – мужик и охнуть не успел, как на него медведь насел. И какой я мужик. Пацан пацаном. Ишь как мохнатого черта испугался. Днем еще можно помахать рогатиной, а ночью он враз головку открутит, и вправду охнуть не успеешь, не то что вступать с ним в почестный бой. Одним когтем развалит пузо надвое. Да и рысь может с дерева скакнуть на шею. Рысей я почему-то боялся еще больше медведей. Коварная сволочь. Нет-нет, у костра оно спокойнее…

Покоя, правда, было мало. Медведь меня так переполошил, что я чуть не до утра все вздрагивал, вскакивал да оглядывался. И вообще жуткий был день. Сначала Щербатый, потом Капказ меня чуть не засек, и на закуску вот – медведь.  Толком уснуть не было никакой возможности.  Голова моя была не голова, а пароходный котел, и в топку угля накидали превыше всякой меры, вот-вот котелок лопнет.  То медведь мельтешит перед глазами, то Щербатый скалится.

С медведем, правда, было все более или менее ясно. Здесь основное – чтоб подштанники были чистые.  А то, что случилось со Щербатым – пожалуй, главное в тот день, и не только в тот день. Было о чем подумать, ой как было. Тут и про медведя забудешь.

В первый раз до меня дошла такая важная вещь, как бесполезность смерти. Щербатого не было, и я уже ничего не мог с ним поделать, ничего не мог ему сказать или доказать. Доказать, например, какая он скотина и нелюдь. Но за этим светила и бесполезность жизни такого быдла, как Щербатый и прочие. Потому что доказать ему ничего нельзя было бы не только мертвому, но и живому. Он был как бы условно живой. У него просто не было внутреннего органа, каким можно жалеть, раскаиваться, просить прощения. Он мог бы не слишком ловко изобразить, что жалеет, раскаивается, просит прощения, но это было бы так, уловка, хитрость, боевой прием, чтобы подловить тебя, усыпить бдительность, а потом убить, нагадить тебе в рот, пытать – все, что угодно, все, чем он живет и от чего он действительно тащится. И что с ним прикажете делать? Избить как собаку? Но это ж так, истерический выброс, а потом самому будет стыдно, противно и, не дай Господь, жалко эту тварь.

Я вспомнил, как говорил отец: “Собака понимает палку”. Конечно, насчет собак он ошибался. У нас была той-терьерка, так она не только раскаивалась, если плохо себя вела – она могла это выразить: когда ей за что-то выговаривали и ей было совестно, она наклоняла головку к полу и прикрывала крохотной лапкой глаза. Чем доводила народ до слез умиления. Но вообще-то отец не собак имел в виду. А что именно он имел в виду, я только сейчас чуть-чуть начал понимать. Зверя надо держать в рамочках – палкой, плеткой, чем придется; главное – держать в рамочках и не разводить нюни. А то ты к нему как к человеку, душа нараспашку, варежку раззявил со всей твоей христианской любовью и интеллигентской обходительностию, а он тебя хвать за нежное место, и далее имеем то, что имеем…

Сопляк я был, конечно, Кандид недоделанный. Думал – все зло в щербатых, и если их сплавить по реке или запереть в лагерях, все будет хорошо. А сколько потом встречал таких, обоего пола, а иногда на тех, что слабого, хе-хе, пола и женился. Вроде бы цивилизованное двуногое, а поскрести, ну зверь и уркаган, только их способы гадить тебе на голову и размазывать более изощренные. В серой зоне меж человеком и зверем. 

Да взять хоть и себя.  Чехову хорошо было выдавливать из себя раба.  Там счет на капли идет.  А попробуй выдавить из себя зверя.  Он тебе так выдавит – давилка отвалится.

Rien n’est parfait, soupira le renard. Нет в мире совершенства, вздохнул лис. Да уж какое к лешему совершенство – тут бы хоть приличия минимальные соблюсти и до финальной березки не сильно грязненьким добрести...
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И еще четыре дня прошли в параллельном восхождении – Капказ на своей стороне речки, я на своей. Скоро я заметил, что из-за стычки с медведем у меня развился нервный тик: пробираясь тайгой, я стал каждые несколько минут оглядываться, смотреть, не крадется ли за мной Хозяин. Я где-то читал или слышал, что такое бывает с летчиками-истребителями после “собачьих боев” в небе: они все посматривают, не сел ли им враг на хвост. Ну и блин с ним, лучше нервный тик, чем медвежий клык. 

Видно, вздор говорят, что к опасности можно привыкнуть.  Уж если ты псих – или нормальный человек, не чурбан с глазками – то так и идешь вразнос.  Если не держишь себя в рамочках.  Может, мне не повезло, но все офицеры, которых я знал после войны, были психованные.  Чуть что, и за пистолет.

Интересно, как у Капказа с этим. Оглядывается он после исчезновения своего шестерки? Впрочем, он всегда на взводе, зверина вонючий.

Ничего, какой бы хищный хищник он ни был, все равно ему от меня не уйти. Пусть он вооружен лучше некуда, а у меня мои деревяшечки, ножик да топорик, но зато вряд ли он про меня догадывается и в любом случае засечь не может, а я у него на хвосте, и меня не стряхнуть. Ему приходилось раза два-три в день стрелять, иногда больше – надо добывать еду; по звуку выстрелов можно точно засечь, где он находится. По утрам и вечерам я мог теперь видеть не только дым его костра, но иногда и отсветы огня.

Местность изменилась еще сильнее. Один за другим накатывали ложные хребтики: лезешь, лезешь часами, вроде бы вершина хребта вот она, перед тобой, а забираешься туда и видишь, что это всего лишь увал или плато, а дальше маячит еще один хребет, наверняка не последний. Тайга сильно поредела, пошел пихтач, крученый-гнутый по вершинам. Лишь вдоль речки и по поперечным падям полосы все той же непролазной, буреломной тайги хватали за ноги. 

Капказ, видно, тоже ее избегал и устраивался на ночевку в редколесье, где хоть иногда подувает ветерок и меньше комарья. Потому-то иногда я и мог видеть огонь его костра. Я же после визита косолапого выбирал места ночевок еще осторожнее, чем раньше, старался непременно отыскать пещеру и лишь раз построил нескладный шалашик под двумя огромными елями, у которых едва-едва не срослись стволы. Как всегда, огонек разводил за укрытием в небольшой ямке и жег только самые сухие, бездымные сучья. В общем, вел себя, как краснокожий воин на тропе войны. Кожа у меня более или менее белая, но тропа моя точно была тропой гражданской войны – и позади уже два трупа.

Я по-прежнему много упражнялся в стрельбе из лука. Из добычи – сбил одну копалуху и уделал зайца. В каком-то богатейшем осиннике этих зайцев оказалось, что грязи, и один болван наскочил прямо на меня. Я сидел себе под деревом в мягком мху, опершись спиной о ствол, отдыхал, никого не трогал. Смотрю, ковыляет ко мне по тропе этот белячок, вылупив свои раскосые глаза, потихоньку, вроде с устатку, и ни черта меня не видит, потому что я замер и сливаюсь со стволом, и солнышко у меня за спиной, а он трюх-трюх, все ближе и ближе. 

Хорошо, что у меня рука прямо на рукоятке ножа лежала – я метательные ножи за поясом носил. Потихоньку-потихоньку вытащил я нож, взял за лезвие, метров десять оставалось. Ну, думаю, сейчас этот чертяка у меня по ногам пробежит. Свистнул слабо так, заяц замер, а я как-то автоматически, ни о чем не думая, взмахнул рукой, и зайка только ножками задрыгал, бедненький.

Еще набрел на гарь, заросшую сплошь брусникой. Ягода там только-только начала поспевать. Я так соскучился по сладкому, что забыл все на свете и пасся там в каком-то трансе, выбирая ягодки поспелее, пока в одном углу не услыхал знакомое пыхтенье-сопенье. Медведь тоже увлекся сладеньким, и я потихоньку, задом, задом выбрался из этого рая и еще долго не мог унять дрожь в коленках. Не знаю, давешний то был мишка или уже соседний. У них ведь строго очерченные территории; только иногда, когда случаюся большие пожары, все границы ломаются, медведи пускаются странствовать, и тогда такому бродяге лучше не попадаться – заломает, сожрет и только пуговицы выплюнет. Так, во всяком случае, говорил дед, а если он чего про охоту не знает, то это можно уложить в два слова. И оба лишние.

Речка между тем все сужалась и наконец превратилась в непроходимый горный поток, особенно после того, как прошел еще один страшенный ливень с грозой. Лежа на мягком лапнике в сухой, чисто выстиранной и выветренной палатке, по которой барабанным боем бил ливень, я ликовал, представляя, как Капказ сидит под елочкой, щелкает зубами под дождем, волчара богомерзкий. Не я, так тайга его доконает, думалось мне. Вот он, настоящий закон-тайга, не тот, что себе сочинили эти ублюдки – и медведь-прокурор тут ни при чем.

Дело так и так шло к развязке. Речка скоро будет не речка, а обыкновенный горный ручей воробью по колено, и тогда мне не миновать сойтись с врагом на узкой тропе. На привалах меня снова стали донимать мысли про то, что казалось решенным бесповоротно: а ну его все к черту, эта сволочь сама сдохнет от голода и холода, а я пойду своей дорогой, пожирую в тайге, да и домой пора. Но даже когда во мне шевелились эти скользкие мысли-змейки, я знал, что скажет Сторож. Такой молодой, а уже такой лицемер, скажет он, а в голосе – сплошное ледяное презрение. Hypocrite, скажет он дедовым голосом.

И еще откуда-то выплывало серебристое, с окантовкой, слово “честь”. Нет, не так, а с большой буквы: Честь. Честь имею. Или не имею. И сразу, наплывом, картинка. Девятое Мая, мы собираемся смотреть парад пятигорского гарнизона, отец надевает китель с двумя рядами орденов, американский Legion of Honor телепается ниже всех. Дед напяливает свою нафталиновую черкеску, у него тоже иконостас дай Бог всякому, за все кампании века прошлого и нынешнего накопилось – Хива, Турция, Порт-Артур, снова Турция, Румыния, Австрия, далее везде. Потом я стою рядом с ними в толпе на тротуаре, гордый до колик, мимо маршируют солдатики, и дед, топорща усы, рычит на какого-то несчастного хриплым артиллерийским басом: “Пер-р-ремени ногу, болван!”

А что сейчас? А сейчас я наклоняюсь к воде и плещу в лицо холодной водой. Что ж еще остается, кроме как – умыться.

Развязка пришла, как обычно приходят развязки – совсем не та, что виделась, и не с того боку. Утром четвертого дня я осторожно выбрался к речке, и первое, что я увидел на другом берегу, немного вверх по течению, была согнутая фигура Капказа. Тот рассматривал что-то, наверно, следы на тропе, только я об этом не раздумывал. Хоть было далековато, все равно, не думая и не колеблясь, я поднял лук, плавным рывком натянул тетиву и, почти не целясь, послал ему стрелу в ягодицы, а сам тут же скользнул за толстенный ствол лиственницы.

Сразу же грохнули два выстрела, один за другим, но я даже не услышал свиста или чмоканья пуль – он выпалил в белый свет как в копеечку. Руки-ноги мои ходили ходуном, сердце звенело как набат на пожаре, я наложил новую стрелу на лук и готовился дорого отдать жизнь, вслушиваясь изо всех сил – не стукнет ли камень, не треснет ли сук, хотя про себя знал, что Капказ и в лучшее время не рискнул бы шагнуть в глубокий рычащий поток, не то что раненный. Впрочем, рана могла быть и пустяковой, а сгоряча люди еще не то делают. Тут я представил, как он дергает стрелу из своей задницы – даст Бог, наконечник из жести консервной банки сорвется и застрянет в мясе, а того лучше в кости, и тогда не миновать этому шакалу заражения, подохнет, как его шестерка, на радость воронам и зверью. И всему прогрессивному человечеству тоже.

Минут через десять я растер в ладонях немного травы, подновил камуфляжные полосы зелени на лице, лег на землю и осторожно выглянул из-за дерева. Но с земли много не увидишь, и я медленно, по миллиметру, поднял голову. Теперь можно было разглядеть то место, где Капказ недавно стоял буквой “г”, но там, конечно, никого не было. Он мог таиться, так же, как и я, где-нибудь за стволом или за кустами неподалеку от того места, и выслеживать меня, как я выслеживаю его.

Я сел, опершись спиной о ствол дерева, и принялся размышлять, хотя думать особо было нечего. И отец, и дед давно вдолбили мне урок: если подранил крупного зверя – кабана, скажем, – дай ему время как следует истечь кровью, закостенеть, и только тогда иди по следу. Иначе и зверя не доберешь, и сам на крупную неприятность можешь нарваться в зарослях, где у подранка преимущество. Теперь – только терпение. Как у кошки над мышиной норкой. У Капказа не было другого выхода, кроме как продолжать идти к цели. Там, похоже, в верховьях ручья, где-то близко уже, должны быть люди, которых он хотел убивать и грабить, но теперь он скорее всего пойдет туда, чтобы сначала попросить помощи. Надо же залатать зад, отлежаться в тепле и в сытости. Если, конечно, он там раньше не нашкодил как следует. Что тоже очень даже может быть.

А охотиться ему за мной сейчас – кишка тонка. Хоть он и зверь, но пуганый. Представляю, наклонился бы я сам где-нибудь сорвать цветочек, а мне тут нежданно-негаданно впивается в чувствительное место чья-то злодейская стрела. Интересно, догадался ли он, что это я, растоптанный и едва-едва не убитый сопляк, жажду его скальпа, или грешит на местных орочон или как они тут называются, потому как кто же еще станет пулять стрелы из-за куста в чужака? Если последнее, то поджилки у него теперь вибрируют во всю, потому что одно дело – одинокий придурок вроде меня, а совсем другое – толпа невидимых тунгусов, которым почему-то не понравилась твоя рожа.  Конечно, тунгусы народец мирный, судя по отзывам, добродушные алкаши и только, но и у них бывают свои заморочки.  Может, он забрел в их святые места, кто знает.  На вид тут безлюдно, а на самом деле за каждым кустом может тунгусский призрак скалиться.

В общем, первейшая моя задача сейчас – не сделать какой-нибудь торопливой глупости, на которые я, оказывается, такой мастак, прости Господи меня, грешника.

Поразмыслив так, я снова взвалил рюкзак на плечи и тихонько, хоронясь за стволами деревьев и кустами, выбрался из прибрежной чащи в более редкий лес и побрел по тропе, ведущей на следующий подъем. Идти старался неспешно, словно у меня самого наконечник стрелы в черных мясах. Интересно, как ему удастся перевязать рану, да и чем? Обрывком грязной, как прах, рубахи? То-то было бы мило.

Где-то после полудня тропа привела к месту, где сливались два ручья, образуя реку, и это было до чрезвычайности неприятно. Обе речушки-переплюйки были такими же бурными, как и река, которой они давали начало, но каждую из них можно было перейти вброд в удачном месте, особенно если человек уже имел дело с такими горными потоками – а Капказ, я так полагал, был все же родом откуда-то с Кавказа.

Но делать нечего, надо переходить тот рукав, что передо мной, и только удвоить осторожность. Особое внимание пташкам – сорокам, кедровкам и прочим. Там, где они трещат и чирикают, там – враг, их или мой.

Однако скопищ птиц наблюдать как-то не пришлось, а вечером, сколько я ни выглядывал с верхушки дерева, ни дыма, ни огня нигде не засек. Похоже, Капказ передрейфил, понял, что дело пахнет керосином, и таится сейчас где-то в чаще, кормит комаров. Пожалуй, придется мне утром перебираться и через второй ручей, на ту сторону, где супостат. Это было опасно, бандит мог поджидать меня, случайно или не очень, именно в этом месте и расстрелять меня в свое удовольствие. Если повезет и ничего такого не случится, буду мотаться вдоль ручья челноком, пока не возьму вражий след, а дальше по той же системе, что со Щербатым, или что-то в этом роде. Другой вариант – дунуть завтра как следует вперед, обогнать его, найти прогалинку, залечь у тропы, по которой он скорее всего пройдет – и тогда уж я в свое удовольствие… Если разминемся, выжду время, найду след, догоню – а там уж как кому повезет.

Такой вот закон-тайга, и других вроде нету.
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А только получилось так, что ни один из этих  мудрых планов не понадобился. Чуть свет я полез на дерево и сразу увидел, как высоко в ясном небе выписывает круги – кто? Конечно, Nevermore. Впрочем, это мог быть уже другой ворон, у каждого из них ведь тоже своя территория, но я почему-то думал – тот самый. Наверно, он доклевал то, что ему оставили от Щербатого медведь или росомаха, а теперь кружил над тем, кто – он чуял, иначе какой же он на фиг вещий – станет его следующим источником пропитания. И это было весьма отрадно.

В тот день я много лазил по деревьям, как озабоченный гиббон, а ворон все кружил и кружил, иногда высоко, иногда совсем низко, а в середине дня и вовсе сел на макушку пихты. Я чуть было его не потерял, хотя старался держаться поближе. Ни единого выстрела не было слышно. Это можно понять по-разному: дичь не попадалась, или врагу не до охоты, или меня боялся. А может, где-то рядом были уже те, другие, с тайного прииска.

Вечером я подкрался совсем близко к тому месту, где с курканьем устроился на ночь ворон, а внизу, как я полагал, его будущий харч. Попрежнему ни дыма, ни огня.

Ночь я провел особенно тревожную, как Ленский перед дуэлью; разве что стихов не писал. Вру, конечно – никакого сравнения с Ленским, тот больше лирикой занимался, а у меня главная забота была – готов ли я к дуэли. Что дуэль будет, я почти не сомневался, ситуация дозрела. Но дуэль будет не на европейский, а на дикарский, американский манер, без секундантов. Как в девятнадцатом веке у них было принято. Просто двое входят в лес с разных концов с ружьями, а выходит один. Тоже закон-тайга своего рода. Ружья у меня, правда, нет, но нет у меня и стрелы в заднем отделе. Так что шансы хоть чуть-чуть, да выравнялись.

Было еще довольно светло. Я тщательнейшим образом осмотрел лук, несколько раз выстрелил в гнилой пень поблизости – машина работала изумительно, лучшего лука у меня никогда не было. Потом немного поупражнялся в метании топорика и ножа. В предыдущие дни я много этим занимался на ходу, но все равно результаты были похуже, чем с луком. Я, однако, старался не больно расстраиваться. Когда припрет, небось, метну как надо, никуда не денусь.

Я прибрал оружие, забрался в палатку, как в спальный мешок: когда не ожидалось дождя, я ее не ставил, а просто расстилал на лапнике. Так было теплее и ловчее оглядываться по сторонам, стоило только приподнять голову. А от комаров я ставил крохотный дымарь прямо рядом с физиономией.

Ну вот, наконец-то я разлегся на мягком ложе. Все тело гудело от усталости, но я к этому состоянию уже привык. Отрадно было то, что боль в избитых мышцах и костях уже прошла, только ребра еще побаливали, а в остальном я чувствовал себя очень даже в форме. Сойтись бы сейчас с Капказом на ринге, я бы носил это быдло на кулаках от канатов до канатов, я б из него мешок с дерьмом сделал, хоть он и тяжелее меня килограмм на пятнадцать.  Еще бы чуточку везенья, зарулил бы ему по кадыку, и – четыре минуты на раскаянье.  Ага, держи карман шире, так он тебе и раскается.  Трепло все же Алексей Максимыч был, царствие ему небесное, занюханному романтику этого самого дна. Да и Федор Михалыч от него недалеко ушел, так и норовил подложить конфетку для ребенка в карман своего злодея, а у настоящих злодеев для ребенка одно в кармане – грязный член… Но что толку рассусоливать, глядя на звезды. Завтра все так и так решится, не в книжке, не на ринге, а в лесу и без кулаков. Хотя кто знает.

Вообще-то я был мальчишечка нервный, перед экзаменом никогда толком заснуть не мог, а здесь, в тайге, вообще  усвоил волчью манеру спать: просыпался каждые полчаса или около того, прислушивался, приглядывался, принюхивался, поправлял огонек и опять отключался на полчаса. Удивительно, но все равно отменно высыпался и по утрам чувствовал себя свежо, только днем немного добирал – кемарил где-то около часа сидя, опершись спиной о ствол дерева и положив голову на колени. При этом казалось, что я и через веки все вижу. Это уже пошла какая-то магия. А что, жить захочешь, мигом магом станешь.

В этот раз, перед рассветом, я не то что сразу проснулся, а как бы вынырнул из одного сна, в котором я гонялся за кем-то одетым в шкуры, а потом двое мохнатых гонялись за мной, в другой сон, где уж точно я должен был гоняться, и никаких шкур. Оттого мне на минуту-другую стало холодно и захотелось назад в тот первый, бестолковый сон, где я хотя бы ни за что особенно не отвечал, потому как там не очень было понятно, где я, зачем я, кто я вообще такой, да и я ли этот я. А тут как раз все нестерпимо ясно – видно, за эти несколько дней я как следует вошел в роль и выучил ее твердо.  Я примерно знал, кто я и очень хорошо – где я. 

Нелепица, конечно, но я вспомнил шутку из древнего Punch’а про господина, которого сшиб кэб, он очнулся и спрашивает слабым голосом, “Где я?”, а оппортунист-разносчик сует ему карту Лондона: “Пожалуйста, сэр. Карта Лондона, сэр. Всего шесть пенсов”.    Очень смешно, но я только слегка покривил губы. Теплый мир, где были среди прочего переплетенные тома Punch’а в бабушкином сундуке, казался жутко далеким, несбыточным каким-то, а тут надо трезво и осторожно делать грязное дело.

Я глянул на небо. Там на светлеющем своде с пятнами и полосами облаков исчезали мало-помалу бледненькие звезды. Я с силой втянул пахнувший таежной прелью воздух, резко выдохнул, потянулся и почувствовал себя свежее, чем всегда; полнее, что ли. Comme la rose au jour de bataille, как роза в утро битвы. Цветасто, но очень к месту. Знакомая струнка внутри сильно натянулась и не давала вернуться в сладкий зоревой сон. 

Потягивал ветерок, было зябко, и я стал двигаться. Размялся тщательнее, чем всегда, до легкого пота. Снова поупражнялся с луком, топориком и ножом; промахов было поменьше, чем вчера. Топорик особенно удавался – втыкался в дерево на десяти шагах так, что выдирать приходилось обеими руками. Надо будет еще подточить.

Потом я принял душ; я уж говорил, как – разделся догола и повозился среди кустов и деревцев, стряхивая на себя потоки росы. После душа раскочегарил костерок, сварганил завтрак, поел со смаком, от души, зайчатины тушеной с грибами и корнями лопухов и зонтичных, не говоря про черемшу. Попил чайку и не торопясь свернул бивак. И все время, пока я занимался этими приятными, обыденными делами, я знал, не забывал ни на секунду, что сегодня – оно, то самое, из-за чего я тут кувыркаюсь и напрягаюсь до звона уже столько времени; казалось, вечность.

Я долго сидел на сосне, ждал, ждал, и дождался: с дерева неподалеку сорвался с еле слышным курканьем ворон и полез кругами в небо. Несколько сорок со стрекотом перелетало над вершинами, продвигаясь вдоль ручья примерно к востоку, к хребту, уже нависавшему над местностью вполне величественно. За сороками, по своей стороне все сужающегося потока, потихоньку шел и я.  Нередко терял птичек из виду, и тогда приходилось лезть на дерево, чтобы снова их засечь. Потом я наткнулся на другую их банду, или на ту же самую, но переместившуюся не туда, где я ожидал их увидеть. Я завибрировал, засуетился, но самовнушенье помогло: ничего страшного не происходит, у меня ведь целая серия запасных ходов, один из них должен сработать. В конце концов, если я до сих пор жив, то во мне что-то есть такое эдакое, n’est-ce pas? Должно выручить.

И как раз тогда, когда я вот так сидел на дереве и справлялся со своим мандражом, что-то там произошло. Я увидел, как ворон, до того болтавшийся высоко в небе, вдруг резко пошел вниз и исчез на некоторое время за вершинами. Он оставался невидимым довольно долго, и у меня снова начала было дрожать нижняя челюсть, но потом ворон торопливо взлетел над макушками деревьев и поднялся высоко в небо, очень высоко, так, что я иногда не мог различить, птица ли то, или какая-то точка или звездочка у меня в напряженном глазу. Когда же он снова спустился низко-низко, с разных сторон к нему начали подтягиваться его собратья, и я ничего не мог понять – что, у них сигнализация какая-то налажена, что ли? И о чем те сигналы? Почему трубят сбор, спросим себя прямо? Потом вороны исчезли под пологом леса все в том же месте, где крутились и сороки, и я понял, что не время задавать глупые вопросы, а время действовать.

Взволновался я ужасно, но сделал все путем, как будто галочкой по списку отмечал. Заметил ориентиры, по которым можно выйти на место посадки воронов – туда, кстати, подлетали все новые. Подвесил рюкзак на приметном дереве так, что ни с земли, ни с дерева до него ни одна сволочь не смогла бы добраться. Подхватил рогатину и лук и перескочил через ручей, даже не заметив, как я его перескочил. 

След удалось взять довольно быстро, минут через двадцать, но потом я стал красться по тропе медленно-медленно, в стиле беременной черепахи. Ориентироваться тут было уже нетрудно: впереди собралось целое сорочье сообщество, эти вертлявые мерзавки сидели на ветках, перелетали с места на место и оглушительно стрекотали, как бабье в светском салоне. Они служили мне хорошую службу, но от их гвалта нервы были на пределе, вот-вот сорвутся с колка, и иногда хотелось внятно покрыть их матом. Но тут мне стало не до них.

Сначала я увидел большие ноги в рваных резиновых сапогах под нелепым углом поперек тропы. Потом и все тело. Капказ лежал на боку, а Nevermore и его друзья трудились над его физиономией. Глаза уже выклевали, и теперь долбили все остальное, что не было закрыто одеждой. При моем появлении они с недовольным курканьем взлетели и расселись по деревьям; сороки благоразумно, хоть и крикливо, потеснились.

Тупо, ничего не чувствуя, кроме огромного облегчения, словно мне у плахи прочли указ об отмене смертного приговора, я сделал несколько шагов и наклонился над трупом. Сердце мое молотило, как после бешеной атаки на ринге, и поначалу я ничего не мог понять. Вот лежит этот бандюга, и в боку у него торчит стрела. Почему в боку? Я ж отчетливо видел, как она воткнулась ему в зад. Вот и пятно кровавое на штанах, где ему и положено быть. Какие-то сверхидиотские объяснения промелькнули в голове, вроде того, что он мог вытащить стрелу и совершить самоубийство таким вот диким способом, воткнув ее себе в левый бок. То был явный, запредельный бред. Я наклонился, стараясь не видеть кровавого месива поклеванного лица. А ведь стрела-то определенно не моя: неоперенная, раза в три толще моей, и очень хорошо, чуть ли не на токарном станке, выточенная из доски. Не то, что мои березовые палочки-веточки. Из правого бока торчал другой ее конец, с широким стальным наконечником, не чета моим жестянкам.

Я торопливо оглянулся – не прилетит ли из кустов еще одна такая неоперенная штука, на этот раз по мою душу? Но тут же успокоился, потому как все сразу стало ясно, как Божий день.

Прямо рядом с тропой, близко друг от друга, росли две толстенные сестрички-сосны, а за ними был насторожен сибирский самострел. Теперь, правда, уже не насторожен, а разряжен. То была мощнейшая машина; на лук, наверно, пошла цельная молодая ель, а приклад был тщательно отполирован. К спусковому крючку прикреплена леса, сделанная, если я точно помнил дедовы рассказы, из лосиных сухожилий, только правильное ее название я забыл. Леса эта, натянутая поперек тропы, совершенно неразличима; какой-нибудь несчастный лось или медведь натыкается на нее, спускает курок и со страшной силой получает в бок здоровенный гарпун. Только в этот раз не повезло нашему урке. Скорее всего те, за кем он решил поохотиться, сами, что называется, не пальцем деланы и приготовили незваному гостю такой вот милый сюрприз. А может, они просто думают, что в этих глухих местах никто никогда не ходит, и захотели добыть мяса на котел. Темна вода во облацех.  И нихто да не узнаи-ит, где моги-илка моя-а-а…

Вопли воронов и сорочий треск отвлекли меня от этих важных мыслей, и я принялся за дело. Подобрал карабин, потом обыскал карманы трупа, забрал деньги, свои и чужие, вполне приличную сумму – тут, наверно, были еще те, награбленные. Потом взял свой паспорт, компас, бинокль, снял с его руки свои часы, забрал ТТ, запасную обойму к нему, подсумок с остатком патронов к карабину, нож лесника, финку самого Капказа. В тайге все это – целое богатство, куда там Ротшильду. Была еще зажигалка, я почиркал, но бензин, видно, кончился. Вот почему последние два дня он не зажигал огня. Зажигалку я на всякий случай тоже взял. Сувенир будет. Нашлась еще справка из лагеря. Там была фамилия – я ее помню, но говорить не буду. Я оставил ее в кармане убитого, хотя вряд ли и карман, и справка долго уцелеют. Охотников разделать вонючий труп было достаточно. Вишь, раскаркались.

Я подобрал сидор со шмотками, еще раз все хорошенько осмотрел, не забыл ли чего. Но нет, не забыл. Отошел, сел под дерево, положил карабин на колени и, отмахиваясь от комаров, принялся прикидывать, как и что.

Первым делом хотелось посмаковать свободу, свободу от страха.  Не надо больше ни прятаться от врага, ни гоняться за ним, ни мучиться – что с ним делать, или что он с тобой сделает, когда ты его догонишь. Это было даже веселее, чем ликование по поводу победы, хотя и оно заливало меня по самые ноздри.

Может быть, еще отраднее было, что мне так-таки и не пришлось никого убивать. В конце концов, что мы имеем? Обыкновенный несчастный случай на охоте, каких дюжина на день. Это если только из другого угла посмотреть, так получается Божья кара. Но это для тех, у кого спецоптика. Можно проще сказать – сколько веревочке ни виться… Особенно в тайге. Из тайги они вылезли, тайга их и забрала. 

Правда, я так и не буду знать, могу я убить человека, даже такого, который тыщу раз заслужил казни.  Про то, чтобы скормить его комарам, и то ничего не ясно.  Пардон, но мне это знание, что петуху тросточка. Не знаю, и не больно нужно; без этого знания продернусь. Какие мои годы, успею еще. На свете вон сколько всего; всю жизнь щупай, не прощупаешь.

Чем дольше я обозревал свои победные трофеи, тем богаче они казались. Взять хотя бы такую простую мысль: ведь это я, тот самый я, который сидит тут живой на мягком мху и разводит мелкую философию, мог бы валяться сейчас вон там с этим дрекольем в боку. Я бы и удара, наверно, не почувствовал. Вот только что шел, молодой, красивый и здоровый, и вот меня нет, задули как слабенькую свечку, и никому это не интересно, кроме этих развеселых птичек. И у тех интерес чисто гастрономический. Мне теперь это дело надо до самой старости праздновать. Мне теперь много чего надо праздновать до самой старости. Если доживу, конечно, со своей-то придурью до этой самой старости.

Ладно, про все про это будет еще время подумать; может, до чего путного додумаюсь. А сейчас надо было обсосать ситуацию чисто практически. Возьмем хотя бы этих людей на хребте и их забавную привычку ставить на стратегически важных тропинках самострелы на мамонта. Я, прямо скажем, подозревал, что они из тех, кто сначала стреляет, а потом задает вопросы, а скорее всего и вопросов никаких не задает, им и так все ясно. Им не надо чужих глаз, они не выносят чужих глаз. Такие у них занятия и понятия, и пренебрегать этой их аллергией – значит вредить собственному здоровью.

Про тех людей, что остались сзади, на Большой Реке, я уже сказал все, что знал. Их я боялся чуть ли не больше этих двух, павших смертью сволочей на тропе в рай для сволочей. Там, в селе, мне пришлось бы доказывать, что я хороший, что я не грабитель и не убийца – ведь наверняка кто-нибудь видел меня с этими гадами. Видел и стукнул, куда следует. Такое время было.

Нет, я определенно не хотел видеть никаких людей – ни впереди, ни сзади, ни сбоку, ни сверху. Нужно время, чтобы отойти от смертного страха, расчистить в душе завалы злобы, ненависти и прочего дерьма, стать подобием себя самого – беззаботного, самонадеянного, безмозглого суперменистого щенка, каким я был всего пару недель тому назад. Люди меня не вылечат, а тайга может. Тут, если соображать головой двадцать четыре часа в сутки и не разевать варежку, можно и вылечиться, и себе кое-что доказать. Была такая потребность.

Короче, пойду-ка я своей дорогой – вдоль хреба на юг, на юг, пока не доберусь до истока какой-нибудь другой речки, а там сплавлюсь вниз – и домой, к маме.

Надо было идти. Я встал; не утерпел, пнул тело бывшего врага, бормоча все ту же эпитафию: “Закон – тайга, гад”. Вспомнилось, как я прикапывал белые косточки беглых бандитов, но тут уж дудки. Пусть меня отлучат от любой религии на выбор, закапывать эту падаль я не буду. В другой раз, как говорится. Вот останутся от него одни белые кости, буду как-нибудь проходить мимо, тогда я еще подумаю.

Я пошел искать свой рюкзак, а вороны благодарно зашевелились, закаркали. Давай-давай, братва. Ваша очередь санитарить.

***

К вечеру я уже был далеко-далеко, взобрался на кряж, с которого и ручей слабо просматривался. Очень резво шел, даже не шел, а просто меня несло на какой-то тугой эфирной волне. Меня несло, а я улыбался и даже скоро заметил, что иду и мурлычу.  В горах я всегда мурлычу, и не один я. Это как-то связано с дыханием, то ли возбуждает, то ли успокаивает, не помню уже, а только иду и мурлычу всякую дребедень, про Любку сизую голубку, про это был не мой чемоданчик, а то был моей тещи чемоданчик, и только замолкаю, когда вокруг вырастает какой-нибудь уж очень просторный и прозрачный вид. И тогда я стою, гляжу растроганными глазами и запасаюсь любовью, скромностью и добротой.

Ночью все никак не мог заснуть, был какой-то расслабленный и вроде не в контакте с миром. Набреди на меня медведь, уделал бы меня, как Бог черепаху, со всем моим арсеналом.  Одного отчетливо хотелось – чтобы старина Nevermore ко мне присоединился. С ним как-то веселее cуществовать.

И знаете что? На следующее утро я еще не проснулся, а уже слышу его дронканье с французским прононсом, и опять я заулыбался.  Мы с ним славно побродили еще с месяц, хотя было всякое, и погода тоже заколобродила.  Под конец я его даже немного приручил, он у меня чуть не с рук ел, пока одна сволочь его не застрелила. Ни за что, ни про что; за просто так.

Очень я взбесился, чуть тому охламону всю промежность не отбил. Горько было спутника терять.  Потом вспомнил, что едва жизнь не потерял, и поуспокоился, и вроде ничего, можно жить. И покрался дальше, с тихой песней по краешку.

И мораль вывел: что, мол, наша жизнь? Жуть в полосочку, вот и вся мораль.

КОНЕЦ

Летят утки
Голова гудела, ветер гудел, только раскисшая глинистая земля, чуть сверху прихваченная холодом, смачно чавкала, едва соступишь с целинки в жирную пахоту либо мочажинник. Ветер сдувал с ног, дряблых после вчерашнего.
Поближе к камышам ветер не так пинает, и утка вся там – жирная, пролетная, ноябрьская.  Ее прижимает к земле ветрищем, и она забивается по этим полоскам камыша вдоль топких степных речушек, по-местному – горкушек.  Солоновато-горькой воды в них кот наплакал, все больше жидкая глина с песком: болотца да зыбуны.

Я понуро обогнул выступающий угол камыша с трясущимися на ветру метелками –  и так и присел на задние ноги. С блюдца чистой воды за камышовым выступом с грохотом и свистом крыл сорвалась дюжина кряковых и пошла по-над камышом, толкаемая злым ветром. Я вскинул тяжелую курковку, повел стволами – клоц! клоц! Две осечки. Сердце подскочило к горлу, я завизжал что-то матерное, провожая утей бешеным взглядом; захотелось грохнуть пищаль оземь, еле сдержался.   Ружье не мое, нашего учителя по труду. Прижимистый такой казак-кулак, женобивец и пьяница, и патроны небось от сердца оторвал позапрошлогодние, если не древнее, отсыревшие не раз да подсушенные на печи – то затяжной выстрел, то осечка.

Я сделал пару шагов, и из камыша с треском, запоздало, вырвалась еще пара уток и суматошно пошла низом вслед стае.  Я со стоном лапнул патронташ – перезарядить, да куда там; уж только две черточки мечутся вдали над камышами влево-вправо.

В который раз уж… Зла не хватало. 

На дрожащих ножках я отошел под невысокий обрывчик – мета весеннего разлива – и присел на поваленную купу камыша. Оперся лбом о холодные стволы, хватанул пересохшим ртом сладкий воздух, замер. Ветер, плотный степной ветрило почти уж пережег, выдул из меня пьяную дурь, только слабость осталась в коленках, тошнота да привычная уж черная тоска на душе. Липкая вина и муторная муть.

Идиотизм деревенской жизни – Маркс, что ль? Я молодой, холостой, живу при школе, после уроков выгляну в окно на стадион-выгон, а там уж маячат фигуры, карманы топырятся. Совхоз степной, выращивают кукурузу, спиртзавод свой, труба высокая, все вокруг заливает. 
Подкатила острая горькая тошнота, я подался вперед, но обошлось. Выдохнул, вытер заслезившиеся глаза.

Мужичков понять можно. Шум-гам в школе, дома огород, свиньи, дети, собаки, жены хуже собак; а у меня тепло, светло и никто маковку не грызет. Человек я свежий, только что из вуза вылупился, заграницу повидал, журнальчики у меня немецкие, на развороте Aktphoto, то бишь бабы в натуре – неслыханное дело в те годы.  Они это дело слюнявят и предаются воспоминаниям и трепу, живые же люди.  А котел меж тем булькает, голуби школьные варятся либо кулеш какой – своя рука владыка, и огород школьный тож свой, а ворованный спирт аж синий в бутылках, заткнутых кукурузным початком. 

По утрам больно худо. Я еще не впитой, рвет до зелени, а воды наглотаешься – и опять хорош. Есть у спирта такое свойство.  Так и водит со стороны в сторону, а идти надо.  Старшие классы все уже умеют и понимают, с черноземным юморком ребята, и зачем им язык германцев, коробку передач материть, что ль? Но я их все равно люблю и воспитываю, особенно вечерами в спортзале. Секцию бокса веду. Туда и взрослые битюги забредают помахать кулаками, как подопьют. Очень бывает смешно, коли не увернешься.  Кулачки-то пудовенькие.

Сегодня мне точно в зале не хрена делать. И куда мне вообще деваться? На охоту вот сбежал – так ведь в степи по все дни не схоронишься… Опять же Канта надо читать, Гегеля, экзамены в аспирантуру сдавать. И не в экзаменах дело. Нравилось кружить кругами в высях, где дух млеет.  Чистый улет. Из пьянки я люблю только первый хмель, а вот надираюсь со всеми до свинячьего визга. Не могу сказать «нет», ну прямо корнет зеленый. Сопля можайская.

Впрочем, чего ж ругаться. Мне хотелось того же, чего и мужикам – потрепаться, коснуться друг друга усиками, покрасоваться, оттянуться, назови как хочешь. А в трезвую рожу друг другу смотреть – много не высмотришь. Мужики хоть и черноземные, но весьма интересные, если с ними достаточно выпить. Войну прошли, про нее часто вспоминали. Школьный завхоз Иван Трофимыч, коренастый, крепкий, хоть и хромой, в войну был минометчик, Будапешт брал. Самое яркое у него воспоминание, похоже, про то, как они в этом Будапеште гарнизоном стояли, отъедались-отсыпались, и он молодую мадьярку из своего пайка подкармливал, а она оказалась в любви до того ненасытная -- страсть, каждую ночь приходила, довела минометчика до полного полового истощения, под конец он от нее прятаться стал… Такие вот воспоминания. 

Иногда и пели. Ну, мужики сами не очень певучие, а меня просили -- спой, мол, Николаич, «Джон с брандспойтом». Это они так слышали John Brown's body lies a-mouldering in the grave. Но это для смеху, а для души я тихонько пел про то, как выстрел грянул, ворон кружит, а мой дружок в бурьяне неживой лежит. Ну, или что-нибудь совсем уж тоскливое и протяжное, вроде «Летят утки…»  

Эх, утки, утки, черт бы их побрал… Летят себе и летят, а я вот тут, видно, навеки застрял. Тупо, исподлобья я уставился на юг. Там, на краю продуваемой со свистом степи – серо-желтой по непаханым взгоркам, вблизи смачно-черной, подале отдающей в синеву пахоте – акварельно красовалалсь двугорбая гора Верблюд. Далеко за ней, невидимые, что твой град Китеж, мнились отчий дом, жизнь без пудовой грязи на сапогах, дробный гомон рояля, одноязычные со мной люди.  Опять-же девы – недоступная муза моих километровых стихов про губы и прочее (губы действительно были ценные, очень сложной, резной конфигурации, достойные восторгов в покое и в динамике). Потом еще та, что медленно, а теперь все быстрее, подвигалась к статусу моей невесты через верность и ожидание. Ну и прочие интересантки. При одной мысли об их застенчивых чреслах вспухало внизу, хоть нож точи да отсекай эту невыносимую тяжесть. Спиртец особенно в эту сферу бьет, отсюда и грехи наши тяжкие, и ядовитые мыслишки про легкий выход.

Я взвел курки, зная, что только балуюсь, примериваюсь, но все равно обдало жаром – как представил, что делает при выстреле в упор заряд шестнадцатого калибра. Или опять осечка, для смеху? Врешь, осечные капсюля при повторном выстреле как раз срабатывают, девять из десяти. Мне бы раньше про это вспомнить.

Я подобрал палочку, чтобы ткнуть в спусковой крючок, подержал в дрожащей руке, отбросил. Так и доиграться можно. Чего только не лезет в башку с перепою, когда настоящая жизнь за горизонтом, а ты тут в дерьме, и, похоже, в нем и останешься – засосет трясина пошлых дел и безделья. Как пить дать засосоет.  Мамочки, не надо бы про «пить дать».

Я  чуть не всплакнул от жалости к себе. В сотый раз вздохнул со всхлипом, как усталый сеттер после охоты, повернул голову, вперил взгляд туда, где ничто не метило границу степи и неба. Там, по невидимому краю, рождался ветер и вечер, оттуда несло косяком тучи, темную облачную материю рвало на ленты, углы и клубы, разворачивало, кантовало, смазывало. Все в диком, нечеловеческом ритме, словно дурной бог разыгрывал световую фугу в мажорной серой гамме над увалами с неровными прямоугольниками пашен в траурной кайме дорог, темно-синими пятнами терновников, провалами оврагов и суровыми нитями помеченных камышом горкуш… Мистический, в общем, пейзаж. И думал я о нем почти этими вот словами: литературный же был юноша. 

Тут же вспомнил снисходительно-безграмотную рецензию на возвращенный недавно рассказ. Рассказик так себе, водянистый, а все ж лучше их обычного барахла. Обидно. Наверно, полоса пошла такая, черней пахоты, оттого и фрустрация заколебала вконец. Одна надежда – ветром выдует; голос ветра – голос неба.

Не заметил, как скользнул в глубокий транс. Набитая ветром и предчувствием тьмы предзимняя, предгорная степь нечаянно замкнула дугу меж восковой спелости душой и надмирным хладом – так мне, во всяком случае, это все представлялось много позднее. Момент застрял в памяти крепко, ничем не выковырять, и всплывал в голове всю жизнь. По той дуге, видно, стекло смутное озарение-предчувствие – про что? Это только теперь, сотню лет спустя, ведомо, про что: про конец Оттепели, про долгую, долгую фигу в кармане и тоскливый треп вполголоса, про два брака – два одиночества, про решимость одолеть все-все неведомо зачем, и еще редкие протуберанцы невидимого миру корявого вдохновенья.

Я еще посидел, послушал бесконечно крутившийся в голове тоскливый мотив все про тех же уток, которые летят себе и летят, а я вот сижу и ни черта  не дождуся. А чего, собственно, жду? Чтоб настоящая жизнь началась, вот чего. Настоящая жизнь, она где-то там, а я вот тут… между небом и землей. Завис. 

Ладно, к черту. А то и вправду на курок можно нажать. Помотал головой, встал, выдохнул в морду ветру истончившийся перегар, медленно, со смаком потянул в себя свежий до наркотической одури воздух. Его бы по талонам выдавать за примерное поведение и успехи в боевой и политической подготовке, а я вот нашармачка пользуюсь. Прохиндей.

Надо было идти. Скоро падет темень, а ночью по этим болотцам лучше не шастать – можно с концами заночевать. Корова, ежели забредет в трясину, то уж и остается в ней навек, трактором ее не вытащишь из этого липкого ужаса. Ладно. Один только последний заход по утям сделаю; попробую скрасть ту последнюю стайку. Далеко они не могли улететь. Наверху ведь фамилию не спрашивают; ветродуй может и крылышки обломать. 

Я срезал излучину ручья и пошел прямиком туда, где горкуша разливалась широкой топью с каймой камыша и где недавно вились утки, прежде чем сесть. Ступал решительно и бойко, терять было уж нечего. Только на подходе к бестолково волнующимся камышам чуть ли не на четвереньках пополз, льнул к кустикам да кочкам. Перед закраиной камыша выпрямился – хвостик дрожит, ружье навесу, глаза шарят там, где камыш пореже, а не имеющие веса ноги ступают в шуме ветра неслышно и медленно, как у лунатика.

Это всегда необъяснимо – вот только что ты видел лишь какие-то пятна, кочки, палочки, былье, и вдруг различаешь, что не кочки и не пятна, а утки, и близко до невероятия, но неизмеримо кратко, и вот они уж оглушают тебя треском крыл. Я вскинул, выцелил пару и - клоц! клоц! - сухие щелчки осечек. Но напряжение не ушло, предчувствие заставило взвести курки, не меняя патроны. Все мое существо замерло, ружье все так же навесу – и  тут из камышей мощно вырвался кряковый селезень и пошел колом в небо. Я судорожно-радостно вмял приклад в плечо, ружье наконец-то дважды грохнуло, второй раз просто от злости прошлых неудач, и селезень с переломанными крыльями тяжело шмякнулся о стылую мелкую воду шагах в двадцати. Распластался неловко, и головка бедовая в воду, только зеленый окаемок на шее виднелся.

Ломая закраинный ледок, я пошагал к нему, но с каждым шагом ноги выдирать из жидкой глины с песочком было невозможнее. Я встал, откатал голенища ботфорт на всю высоту, подвязал ремешками к поясу и снова двинул вперед, размахивая руками и корпусом, раз за разом высвобождая ноги из глиняных тисков. Почувствовал, как вода заливает уже в сапоги, снова остановился, с тоской оглянулся. Селезень был близко, стволами можно дотянуться, но я почувствовал, что по сантиметру ухожу в топь, еще шаг – могу ухнуть по пояс, если не хуже. Только и бросить селезня почему-то было невозможно; без него и день пустой, и жизнь пустая, и все как-то прахом. Хотя все в любом разе нелепо, что с селезнем, что без, а вот поди ж.

Я потянул правую ногу вверх, толкнул ее сквозь жижу вперед, в ничто, уходя левой все глубже в сосущую мякоть, наклонился сколько мог, подгреб селезня стволами, схватил за крыло и кинул через голову, резко откинувшись корпусом назад. И тут левая нога тоже съехала в никуда, я сразу оказался по пояс в жидкой грязи, замельтешил ногами и понял – зыбун засасывает. Я знал такое только по рассказам, и никак не мог понять, как это получается, а все просто оказалось – ты пробуешь вытащить ногу, опираешься на другую, и она уходит глубже, чем была до того, потом все повторяется с другой ногой. Ничего себе открытие.  А главное, оно тут и останется со мной, чуть не вслух пробормотал я и перестал хлопотать ногами, заваливаясь инстинктивно на спину, чтобы больше  была площадь опоры. Только и спине опоры не было. Я ушел уже по грудь, а боялся ли я – не знаю.  Все спрашивают, а мне сказать нечего. Другой уровень бытия, и боишься ты до поноса или храбришься – неважно, это просто ни при чем.  А что при чем? А вот что – невыносимо глупо подыхать в грязи в расцвете лет, обидно и несправедливо, абсурд, е.т.м. А потому сидит где-то на чердаке холодный наблюдатель, зорко смотрит и вычисляет, и отказывается верить, что холод этой то ли воды, то ли грязи – это касание близкой вонючей смерти. Не может этого быть, и не будет, не надейтесь. 

Не знаю, умом я дошел или инстинкт сработал – в играх со смертью, как в страсти, трудно бывает вспомнить, что и как – но только я извернулся, лег плашмя на живот, чуть не с головой уйдя под воду, ухватил ружье за шейку приклада и концы стволов и резко гребанул на себя, раз и еще раз. Ноги выпростались как-то, задергались по-лягушачьи, я дотянулся до камышей, захватил стеблей сколько мог в руку и, надрывая сухожилия, потянул себя из зыбуна. Еще перехватил, еще потянул – и нога дотянулась до чего-то. Там было хоть какое-то дно, вязкое, топкое, но дно, а не эта отшибающая памроки пустота.

Я выбрался на твердое, рухнул и лежал, пыхтя и взмыкивая. Смертный страх наконец догнал меня, но переживать особо некогда было – забил колотун. Я ж был весь мокрый, а тут ветрило насквозь продувает. Стащил сапоги, вылил воду с грязью, снова натянул, подобрал ружье и увесистого селезня и побежал по степи со всхлипами, дрожа и подвизгивая. Бежать было далеко, пала ночь, и я гулко хлопал бахилами, оступаясь на хрусткой дороге, замедлял бег до шага, пересекая овраги. На открытом месте ветер нес меня как листок, да еще снежная крупа принялась сечь горстями, и до самого дома я не вспомнил, как сидел на кочке и играл курками.

Подбегая к школе, я стукнул соседу в окно, он пришел с початой бутылкой спирта. Мы ее прикончили – и хоть бы насморком Бог покарал за глупости. Так, отходняк, похмелье… Ничего нового. 

Вот только песню про летят утки не могу с тех пор слышать без кривой усмешки. Да чего там… Теперь и песен таких больше не поют. Отошло все это.
Вверх и вниз по Дурной Горе

Горы – как жизнь: калечат и лечат. Смысл жизни возникает ниоткуда, густеет в одной точке, где-то над вершиной, словно там – ангелы, гурии и золотое сияние. Хотя какие в задницу гурии – холод, ветер и туман понизу, даже вида не будет.  Все сияние внутри.  Радостная такая усталость и возвышенно-сладкая пустота в эпигастральной области, словно полбанки нектара хряпнул с утречка.  Но это -- строго кому повезет. Бывает, люди находят на вершине замерзший труп леопарда, удивляются, чего он там забыл, и пишут хорошую прозу на тему.  А я и скелет мышонка вряд ли найду, и не понять, чего я сам там потерял, когда на душе и так наблевано.

Господи-и-и, и зачем я только согласился.  Аркаша сказал, словно мельком: “Пошли?” Я ему без запинки: “Пошли”.  Просто так тут принято: хоп, покидали кой-чего в рюкзак и на вокзал, езды всего около ночи.  Не мог я вильнуть.  И захотел бы, да не смог бы; так не делают, и все тут.  А теперь иди и казнись – будет разговор или нет, а главное, чего я могу сказать, в гробину его душу…

Я оглянулся в который раз: Аркаша отстает, шарит глазами под ногами и по сторонам, постукивает молоточком на длинной ручке.  У него бацилла счастья – камни: яшма, малахит и еще какие-то слова. Мне это по барабану, а у него уж полрюказа булыжников, но идет, не гнется. У них, у коренастых, надежная структура.  Поднял глаза, улыбается невинно.  Славный парень Аркан. Будь он сволочью, мне бы хоть чуть легче было.  И то навряд. 

Молчать было неловко. Все было неловко. Я буркнул:

— Не помочь?  Небось, пена из жопы лезет…

— Своя ноша не тянет.  Ты вон сам чего-то сбледнул с лица.  Соси прану, вбирай кислород, ешь пейзаж глазами, такого больше не будет. – Аркаша, ко всему прочему, завзятый шутник и даже иногда удачно шутит.

Я  обвел пейзаж взглядом.  Горки как горки.  Урал, особенно Южный, после Памира либо Саян – преснятинка. Здесь надо лазить лет в семьдесят, тешить душу женственными линиями этих выпуклостей, ничего вздыбленного, ну просто Мендельсон застывший, мендель ему куда не надо. Ладно, не взвихряйся, будет и тебе семьдесят, куда ты на хрен денешься.  Ты с собой с теперешним разберись.

Пошли костоломные осыпи, валунчики так и играют, того и гляди ногу размозжат, ежели зевнешь. Одно слово – Ямантау, Дурная Гора.  Аркадий сзади весело матерится, глаза сумасшедшие, он здесь словно сексуально озабоченный шейх в бассейне с одалисками, а одалисок этих – как шпротов в банке. Недалеко до беды.  Может, это игра, но предупредить надо.

—  Аркан, – говорю, – повредишь ногу – я твой малахуит из рюкзака повытряхну, тащить не стану. Давай не отвлекайся. Порхай ангелочком.

Аркан знай фальшивит: Не счесть, мол, алмазов в каменных пещерах... Что ж, он прав: ежели ты что тащишь на своем горбу, имеешь святое право.  А искренний восторг иль нет, это уж его собачье дело.

Вершина. Присели у тура, только тур какой-то неубедительный.  Почему здесь, а не в сотне метров в сторону? Туман. Все плоско, хмуро и округло. Нет восторга. Элана нет.  Откуда ему взяться, когда ожидание накатывает, даже нетерпение какое-то.  Почему-то решил: если разговор, то на вершине.  А Аркаша все каламбурит:

— Оно, конечно, не Джомолунгма.  Но ниче, еще вспомнишь Ямантау в Судный день. Когда на судне сидеть будешь.

— Сам сочинил?

— Сам…

— Ну давай тогда по пятнадцать капель.

Хлопнули спирту, подышали, пожевали сушеного медвежьего мясца. Дрожь в коленках унялась. Я привалился бочком к холодному туру, все пытался разглядеть что-то в разрывы тумана. Вдали мелькали темные кряжи, серые скалки, их быстро заволакивало, но радужный осадок оставался.

Просыпалось чувство вершины. Это вроде как подглядываешь в жерло вечности, сам позабытый-позаброшенный и слегка самодовольный: знать, не такая уж ты мелкая гнида, если можешь вот так, не моргая, пялиться в рожу – чему? Богу, вселенной, чему-то бесконечному, как смерть. Перед этим положено благоговеть, но отблагоговев, иногда хочется корчить рожи.  Ладно, смотри, как бы тебе самому козью морду не сделали.  Прямо сейчас.

Я оглянулся. Аркаша, подстелив поролоновый коврик, откинулся на свой набитый минералами рюкзак и неслышно спал, не шевелясь даже.  Я отвел глаза и тупо уставился в горные дали.  Значит, не будет объяснений.  Оно вроде бы и отлегло, но нарыв-то остался, и незнамо, как его прорвать.

Дело было пошлее пошлого.  Танька, Аркашина рыжеволосая стерва, взяла себе моду бегать ко мне и по два, и по три раза в неделю, и ничего с этим невозможно было поделать.

Началось все прямо с новоселья.  Ректор выхлопотал мне, как вновь прибывшему завкафедрой, квартиру.  Двухкомнатных не было, однокомнатная не по чину, вышла трехкомнатная, весь торец девятого этажа, с видом на 512 труб комбината и на водохранилище.  Отметить это дело собралась вся толпа, туристы-альпинисты, рыбаки-охотники. В том городе все это было очень развито, и я сразу по приезде оказался свой среди своих: скромная моя слава скалолаза меня нашла.  Хоть на что-то сгодилась.

В общем, шум, гам, сабантуй, музыка, танцуют все, и я чую, что Танька виснет на мне всеми своими мясами совершенно бесстыдным образом.  Тут кто-то вырубил свет, и она залепила мне такой жаркий, влажный, порнографический засос, что я протрезвел и бегал от нее весь вечер, но разве от этого убежишь.

Она пришла на следующий же день, просто позвонила в дверь, и с тех пор эта дурь и тянется.  Я не знаю, как это по науке – флюиды, гормоны, феромоны, но что одурь – это точно. Какая-то волна или томная судорога во всем теле, словно в первый раз в жизни девичья грудь в ладони, или после долгой командировки к молодой жене возвращаешься. И так каждый раз.  А она еще криком кричит при всем при этом. Я все двери закрывал, но двери-то хлипкие, советские, не убережешься, в коридоре резонирует.  Да и студентки, слышу, за дверью в аудитории раз говорят:  “А Сергей опять покусанный”.  Торопливо поджал губки, но куда эти лиловые пятна спрячешь.

Я все пытался что-то понять. Ну хорошо, мой тип, невысокая плотная славяночка с восточным налетом, все на месте, коса в руку толщиной висит до задницы, высокие скулы, шальные серые глаза, попка чуть не между лопаток, но все это уж было, и все было не то.  И что я ей?  Ну ладно бы чемпион в этом виде, киногерой или еще что, а то ведь обыкновенные интеллигентские дела, не без лихости, но я ж свой калибр знаю, да и возраст уже. А она себе стонет: “Еще! Еще!”  А потом тихо, но я от этого прямо отпадаю, тихо так, на выдохе: “Спасибо…”

А у меня принципы.  Я где-то еще в юности решил, и в “Правилах жизни” записал, что адюльтер – это пошло, подло и недостойно мужчины, к тому ж нечистоплотно, а я чистюля болезненный.  Если играешь в эти игры, то вроде как бы приглашаешь: пожалуйста, мол, моя женщина к вашим услугам. А этого я и подумать без пелены бешенства перед глазами не мог.  Из таких, как я, получаются четкие двойные убийцы: и его, и ее. Чтоб не мучилась.

Все это я ей говорил, и все мимо; никакого толку, кроме слез. А у меня к ним аллергия, и я начинаю ее жалеть, и всегда кончается все тем же криком, только громче.

Похоже, я тут много привираю и получаюсь вроде херувим шестикрылый. А ведь метался от окна к окну, когда она задерживалась; сновал, как тигра в клетке, и самый дикий страх такой, что вот – не придет.  Думать невыносимо.  Но она всегда приходила.

Потом я смирился несколько.  Все проходит, пройдет и это, не может не пройти. Должно остынуть, изжеваться – или кончиться взрывом, только клочья полетят.  Российская моя душа решила: чему быть, того не миновать.  Авось пронесет.  Все равно сладить с этой бузой в крови не под силу.  А тут еще это… Ко мне проявила интерес незамужняя коллега, дело житейское, возраст поджимает, и достоинств не счесть. Только Танька ее где-то подловила и чуть глаза не выцарапала, фурия чертова.  А мне мои глаза куда девать?

Разговоры пошли.  Блядство на Урале, я заметил, гораздо менее развито, чем в иных местах.  Огромное количество однолюбов или просто верных мужей и жен.  Аж странно; я ж приехал со знойного юга.  И тут вот эдакое…

Аркаша пошевелился. Еще тема для терзаний. Я тут дурью мучаюсь со своими принципами и совестью, хоть от них уж одно яйцо-пашот осталось – а ему-то каково...  Хоть бы морду набил, что ли.  А он только шутки шутит да камни собирает.  Не знает, что ли?  Вряд ли.  Система раннего оповещения здесь, небось, работает не хуже, чем везде.  Любит без ума, боится потерять?  Все может быть.  А-а, будь, что будет.

Я толкнул Аркадия в плечо.  Он открыл глаза, сразу ясные и свежие.

-- Аркаш, поплыли вниз. А то как бы на ночь не забуриться.  И дождичок может натянуть.

--  Небось, не смоет.

Он потянулся, встал, приладил рюкзак, и мы стали пробираться вниз. Спускались мы не тем маршрутом, что поднимались – покороче, но покруче.  По-хорошему, местами надо бы и со страховочкой идти, да лень и, прямо скажем, не до того.  Напряг какой-то чувствовался.  Он должен был во что-то вылиться, и он вылился.

Мы подошли к почти отвесному кулуару, и я проинструктировал Аркашу:

--  Я пойду первым, буду покрикивать, где какие зацепки и упоры, а ты строго за мной.  Рыхлые камни я постараюсь столкнуть, но тебе тоже может какой остаться, смотри, не спусти мне на мозжечок.

--  Не дрейфь, не первый раз замужем, -- бормотнул Аркадий, и был он непривычно напряжен, но мне как-то все равно.

Мы уже прошли середину кулуара, когда случилось это. Инстинкт толкнул меня под карниз, я прилип к отвесной стенке, как ящерица гекко к потолку, за спиной с коротким вздохом пролетел камень и тут же с пушечным грохотом ударился обо что-то ниже по кулуару.  Здоровый, значит, был валун – настоящий чемодан.  Тело обдало запоздалым жаром, дрогнули поджилки, потом накатила ярость.

Я стал враспорку поперек расселины, чуть ли не в шпагат, запрокинул голову – Аркаша висел надо мной метрах в пяти и искал опору для ноги.  Нашел, встал.  Пару секунд мы смотрели друг другу в глаза; я даже не обратил внимания, сильно он побледнел или не очень.  Наконец, он прохрипел:

-- Ты живой?

-- Твоими молитвами, мудила старый.  Я ж говорил, тут сыпуха, аккуратней иди.

--  Давай я пойду первым. – Это – как мольба со дна души. Только хрена тебе лысого, у нас тоже свое “я” есть.

--  Не муди.  Иди аккуратно, сказано тебе.

Дальше шли молча. Я перестал говорить, что, где и как.  Хочешь, лезь, хочешь, камни толкай, зло думал я, а сам все старался поскорее проскочить этот долбаный кулуар.  Угораздило ж меня…  И ведь никто никогда ничего не докажет.  Ну лез, ну сорвался, почему без страховки лез – так некого спрашивать. Я старший, более опытный, а меня уж нет, и мозги на скале давно высохли… Эх, жизнь наша жестяночка, консервная баночка.

Внизу сели под скалой, отдохнули. Молча, не глядя друг на друга.  Мы не курили, ни он, ни я, а хорошо бы.  Чтобы что-то делать, я старательно переобулся, вроде вытряхнул из ботинок сор.  Полезли дальше.

Примерно через полчаса наткнулись на следующий скальный участок, еще круче, и даже есть куда падать: наискосок поперек скалы полочка; слева, если что не так, метров сто с лишним свободного парения, а над полочкой карниз. В одном месте сужение, карниз совсем низко, надо ползком сквозь трубу, но дальше можно строевым шагом, как по Красной площади, только изредка кланяться, чтобы не стукнуться о карниз. 

Ну, видно, Аркаша единожды забыл пригнуться, или поскользнулся, или как, только я обернулся чуть раньше, чем он вскрикнул – у старых скалолазов это бывает – и увидел зависшую во времени картинку, такие в любой жизни наперечет: Аркаша взмахивает руками, чтобы удержаться, ударяется рукой о стену справа и исчезает с полки, даже завихрения никакого не осталось.

Надо полагать, я скинул рюкзак, подскочил к месту падения, заглянул за край, увидел, что Аркан лежит навзничь вовсе не на дне ущелья, а на выступе скалы, предусмотрительно приделанном Господом Богом именно в этом месте; наверно, я сам на манер святого духа пролетел эти семь-восемь метров, чудом не сорвавшись. Но если честно, ничего этого я не помню, а помню только, как стою на коленках и ощупываю тело:

--  Аркаша... Аркаш.... Ты цел? Живой? Аркаш!

Аркадий томно открыл один, но вполне осмысленный глаз, опять закрыл и прошептал:

-- Сережа... посмотри... яйца целы?

Наверно, я был в порядочном шоке, потому как автоматически потянулся к мотне, и только на донышке дрогнуло изумление насчет мелочности забот лишь по недоразумению не усопшего коллеги. И тут этот сукин сын мне и сказал, все тем же трагическим шепотом:

--  Да нет... в рюкзаке... помнишь, на яичницу все берег...

Он раскрыл оба глаза, и вся его побитая физиономия расплылась в широченной, злорадной, самодовольной ухмылке: Купил! Купил на корню! 

Я откинулся к скале и сник, слабо улыбаясь.  Все ж таки он меня одолел, сделал, урыл, что называется. Показал, кто из нас мужик, а кто цветочек в проруби.  Я вспомнил, что он и вправду таскал в рюкзаке дюжину яиц в шведской пластмассовой чертовине на случай праздничного ужина.  Вот тебе и праздник – на чужой улице.

Аркадий расшиб-таки вдребезги колено, и мне пришлось вытаскивать с уступа на полку сначала его самого, потом его рюкзак, потом волочить на себе все это до лагеря внизу.  И я не посмел выбросить ни одного камня из его рюкзака, даже когда у него отлетели обе лямки, одна за другой, и пришлось тащить его в обнимку.

Через пару дней Аркашину злую шутку знал и повторял весь город. Тут такое ценили.  А про летающий камень в кулуаре никто не знал.  Не было камня, и все дела.

Татьяне я позвонил прямо с кафедры, среди внезапной тишины.  Спросил про колено Аркадия, про то, про се.  Помолчал, собираясь с духом, потом проартикулировал, как хороший лектор: “Что ж, позвольте пожелать вам обоим всего наилучшего”.  Еще пауза, и чуть потише: “И... ммм... благодарю за все”.

Аккуратно положил трубку. Так оно все и кончилось.

Красная струйка в светлой воде
ТИХО-ТИХО, еле шевеля ластами и придерживая дыхание, чтобы не хрипела дыхательная трубка, я плыл вдоль кромки камышей, хищным оком высматривая застывшую в засаде полосатую щуку, закамуфлированную под камышиные стебли.  Не везло мне. Едва слезы в маску не капали. Щуки были, врать не буду.  За выступом камышовых зарослей я вдруг сталкивался с ее тупым взглядом исподлобья: щука ведь висит в камышах как полено, слегка наклоненное вперед, и поэтому взгляд кажется именно исподлобья, холодный, зверский и противный.

Щуки были, но на меня как Бог плюнул. То рыбина вертко исчезала в камышах, и я упускал ее с матюками, но без выстрела.  То мазал от нервов, и потом долго вызволял гарпун из камышей, путаясь в гарпун-лине и пуская пузыри из загубника вместе с неслышными нехорошими словами.  Бывало еще хуже: я и щуки-то не видел, только в уютной песчаной яме среди придонных водорослей смерчиком взметывались вдруг песчинки. Значит, тут только что стояла щучина, отрегулировавшая свой окрас так, что казалась совершенно прозрачной, неуловимой для глаза. Эта сволочь любому хамелеону фору даст.

Еще одна довела меня до масштабной истерики.  На мелком месте, метра два глубины, я наплыл на нее так, что она оказалась у меня под животом.  Я оторопел, растерялся, замер. Щука под брюхом, видно ее отчетливо, спина бурая такая и толстая, ну полено поленом.  И конечно, только я стал поворачивать ружье стволом вниз, чтоб пригвоздить ее ко дну, как она взметнулась и исчезла, ровно ее там никогда и не стояло.  Я ж говорю – сволочь.  Пробы негде ставить.

Отец мой многомудрый в таких случаях учил: если на охоте напал на тебя мандраж, ослиное упорство бесполезно.  Лучше сядь под дерево, посиди, подумай о смысле жизни или еще какой ерунде, причеши растрепанные чувства, глоточек водочки прими, капель пятнадцать, а там дерзай дальше. И я полез на берег пересидеть мандраж.

Берег на этом озере забавный, не берег, собственно, а закраины такие из толстого слоя травы и камыша.  Я не биолог, не знаю деталей, но в общих чертах процесс такой: густая водная растительность на поверхности у берега как-то прессуется, срастается, гниет, на нее ветром наносит пыли.  Чего-чего, а пылищи тут достаточно. На этом слое начинает расти всякая дребедень – трава, бурьян, камыш, а попозже кусты и даже деревья, и все это на зыбком таком настиле, а под ним – вода.  Потом сильным степным ветром куски такого ложного берега отрывает и носит по озеру. 

Острова эти почему-то называют здесь лабазами, и под ними самая рыба, но охотиться там не дай Господь: поднырнешь под него, а там темь, ориентировку потеряешь, куда выбираться – неведомо, а воздуху в легких всего минуты на две, на три от силы, и вполне можешь остаться под лабазом на всю жизнь.  Это надо большим отчаюгой быть, чтоб так рисковать, и легкие иметь литров на шесть-семь.  Такие орлы есть, но мне до них, как до луны.  Я только под небольшие лабазы подныривал, и то бесславно. Рыбы там действительно до чертовой матери, так и прыскает в разные стороны во тьму, а ты только ошалело оглядываешься – уж больно обстановка страшненькая, и мандраж колотит.

Да, так вот носит, носит эти острова по озеру, потом их придавливает большим снегом, и они опускаются по весне под воду.  И столько их здесь, на Султанколе, потонуло, что из них образовалось ложное дно, но не сплошное, а с дырами, через которые можно нырнуть ко дну настоящему.  Я как-то нырнул в такую яму, повисел немного вниз башкой, потом быстренько-быстренько, на грани паники, перевернулся и пошел колом вверх – до того там темно, холодно и душе муторно.  Словно сунул голову в какой-то дурацкий фантастический фильм про безнадежно заблудший космический корабль, а за углом – покрытые слизью чудища c жуткими щупальцами. Так и лезут тебе в подкорку. 

Из-за этого второго дна и лабазов рыбы в озере – чертова гибель, ни сетью ее не взять, ни удочкой, только вот подводной охотой.  Сазан есть, линь есть, окуньки весьма приличные, мелочь всякая, но я больше насчет щуки спец. Какая-то у меня ненависть мирного в основном существа к этой беспардонной убийце…

Я навалился животом на закраину, пыхтя, выкарабкался, и сначала на четвереньках, а потом в полный рост, как подобает белому человеку, пошел к берегу по колеблющейся кочковатой поверхности вроде природного плота.  Сел на колючий, пыльный бугорок.  Гидрокостюм решил не снимать, не хватало еще с ним возиться. Августовское солнышко палило во всю, небось, и так прогреет.  Озеро хоть и мелкое из-за второго дна и прогревается хорошо, но еще рано, часов десять, и за часок я уже успел продрогнуть – в воде все же свежо. А тут и солнце, и ветерок теплый. Благодать.

Я оглянулся окрест, но ничего нового не увидел.  Все та же убогая башкирская степь, трава коротенькая, редкая и вся выжженная, невысокие рыжие холмы катят вдаль – и боле ничего.  То ли дело под водой.  Там каждая камышинка несчастная оденется серебряными пузырьками воздуха и стоит, как царевна, всякие водоросли разными цветами игры играют, рыбка вдруг бочком блеснет, солнечные лучи сквозь чистую водичку просвечивают, переливаются – ну чистый парадиз.
НА СУЛТАН-ОЗЕРЕ я второй раз.  В первый выезд мы с Сашкой Турьевым долго рыскали на мотоциклах по степи, еле нашли озерцо, а вчера прикатили на «москвиче» Николая, Сашкиного коллеги по горному институту, да еще Майка, Сашкина жена молодая, за нами увязалась, трандычиха чертова, прости меня Господи.  
По-моему, у нее не все с черепушкой в порядке, сдвиг по фазе на половой почве.  Все время впечатление, что ее какая-то лихорадка бьет, глаза блестят, жесты дерганые, трещит без умолку, и придвигается она ближе всякой моей возможности.  Деваха-то молодая, здоровая, жаром так и пышет и все  норовит грудью об тебя потереться, лахудра чертова.  И куда только Сашка смотрит.  А может, он и сам бы рад на кого-нибудь стрелки перевести, отдохнуть на время?  И на хрена мне эти загдаки.  У самого полный ералаш в этом деле, да и рыбку пострелять хочется без помех и задних мыслей, как положено серьезному, страстному охотнику.

Из-за этой Майки и непруха сегодняшняя. Определенно.  Вчера вот приехали на озеро под вечер, пока палатку ставили, то, се, уже стемнело, а ребята нацелились на ночную охоту с фарой – говорят, жутко добычливая охота, рыба на свет сама прет, и такая рыба, какую днем ни за что не увидишь. Я эти браконьерские штучки терпеть не могу.  Это все равно, что сетью шуровать.  То ли дело почестный бой: ныряй, и кому как повезет, то ли тебе, то ли рыбе.

В общем, надули они лодку, уложили аккумулятор, фару и прочее и поплыли, а я остался на берегу с этой бешеной бабой.

Палатку мы поставили неудачно, на низком месте, и с темнотой из травы и камыша поднялись какие-то неисчислимые мириады, абсолютные тучи крупного озерного комарья.  Искусанные в кровь, мы скоренько забились в палатку, и тут началось.  Я улегся на бок, и она тотчас по все длине подкатила, навалилась телесами – давай, мол, я тебя погрею.  Я перевернулся на спину – и лучше б я этого не делал, ручки у нее горячие, шаловливые, и мурлычет чего-то в ухо как мартовская кошка, а у меня и сил нет буркнуть ей – отвали, мол.  И не поймешь, то ли это от врожденной деликатности, то ли от жара в чреслах.  Не статуя ж, в самом деле. Нормальный ходок; правда, с заморочками.

Однако чистоплюйство пересилило.  Выскочил я из палатки на потеху комарам, быстренько разделся и полез в воду, благо водичка теплая, вечерняя, теплее воздуха.  Отплыл, лег на спину, а наверху звездочки подмигивают – что, орел, влип?  Я так и проплавал где-то с час, остыл и поуспокоился, а то злость чуть не задавила. Ну честно, я сам обожаю эти игры, но насчет замужних какое-то табу в меня вмонтировано.  Была б Майка свободна, так милости просим, хоть и мало в ней милоты, что по мне пуще красоты.  Так только, в порядке искусства ради искусства, отчего ж нет, по молодости лет. А при живом муже, товарище по охоте – это уже Декамерон какой-то и перверсия. Ни к чему, хоть вы меня лицемером обложите, хоть как.

Я услышал, как ребята подгребают на лодочке, и тоже полез из воды. Фигня у них получилась с этой суперохотой. То фара гасла, то вода в маску заливала, то гарпун в камышах застревал. Вернулись они не так чтоб пустые, однако всего с парой линей. Лини, правда, внушали всяческое уважение.  Крупные лини, ничего не скажешь.

Мы поужинали в палатке, пропустили по стопке, потом по второй, потом я залез в машину спать, а они там долго еще возились и слышались майкины визги, но меня это уже не касалось.

ЧЕСТНО ГОВОРЯ, у меня по этой части своих забот полно.  Сон не шел, я вертелся на разложенном сиденье, и как-то нечувствительно, само собой, выплыло: хорошо, есл б Кот тут был, вместо этой шалавы. Кот, конечно, кличка такая, неизвестно как возникла, а звали ее Оленька, хоть кличка в мужском роде. Недалеко от нас жила; я ее английскому обучал. Лет шестнадцати, наверно. Может, около семнадцати, не считал. Она подружилась с моей младшей сестренкой и часто болталась у нас просто так. Мы иногда в бадминтон играли втроем, смеялись как ребятишки в цирке, до упаду, до икоты, а чему, убей не помню. На Урал ходили купаться, раков ловить, на лодке кататься. Мало-помалу, незаметно, стали мы неразлучны: я в лес на лыжах, и Кот туда же, скользит передо мной меж деревьев; я в бассейн, и там кошачья фигурка бултыхается. Фигурка – совсем не Голливуд, крепенький, плотненький такой биточек, местами недоразвитый, а вот поди же. 

Пела она чудно, голосок маленький, но на изумление точный: абсолютный слух. Where do I begin To tell the story of how great a love can be... Моднючая была мелодия из Love Story. Помню, книжка и запись тогда почти одновременно до меня дошли.  Мы иногда танцевали под приторную эту песенку, и малышка подпевала магнитофону. Медленно, медленно танцевали и очень близко, макушка ее мне ровно под подбородок, и вся живость ее куда-то девалась, да и я двигался очень осторожно и только музыкально подмурлыкивал.

Однажды на рыбалку ездили вчетвером – был еще сестренкин молодой человек, на машине его отца и ездили.  На обратном пути песни горланили часа три, я давил импровиз в духе вокального джаза, работал за кларнет, контабас и корнет-а-пистон. Море веселья. 

А в этот раз ну не мог я ее взять с собой. Кот ужасно расстроился, всплакнул и дерзил даже потихоньку, так что я с ней холодно поговорил. Она совсем разобиделась и так смешно терла кулаком глаз и распустила рот, что у меня сердце, можно сказать, кровью окатилось.  Ужасно милая малышка. Рожица такая треугольная, и когда ее чем-то вкусным кормишь, точь-в-точь по-кошачьи облизывается. Потому, наверно, и Кот. Одно удовольствие кормить ее вкусненьким.

Я протяжно, по-собачьи вздохнул. Бывает же такая милота. Уж из нее точно такой вот Майки не получится. А впрочем, один Бог ведает. Может, и Майка была когда-то заинька, а с чего ее повело, того и Фрейд, небось, не растолкует. И хрен с ней, с Майкой, а вот что у нас с Котом будет, и как будет, и будет ли – вот ребус. Я ж на пятнадцать лет старше и должен немного шурупить, прикинуть, как и что. Обидеть Кота никак нельзя, лучше все это хозяйство себе пообрывать – только вдруг Кот спит и видит это самое... обиду? Очень даже похоже, но где уверенность? Себя я знал досконально, сукина сына, а Котика недостаточно. По верхушкам, можно сказать.

Так я вертелся на подушках, пока совсем не затосковал. Видно, сошлись звезды и планеты на прямой, или как там у них полагается, апогеи-перигеи замкнулись на меня, и прокатилась двойная волна предчувствия. Как все будет сначала хорошо и звездно, полный сундук счастья, а потом хуже, хуже, смолкнет смех, зазияет молчание, и в конце накатит печаль финальной безнадеги. Хорошо еще, если без шума и крика.

Звезды, конечно, ни при чем. Какие к чертям мистерии, тут все на поверхности лежит. Взять хотя бы общество, например в лице нашей мамочки. Мумуля за такое может и по шее съездить, за ней не заржавеет. Попробуй расскажи ей про Песнь песней, и что Суламифи было тринадцать, а Соломону вообще сорок, освежите меня яблоками, подкрепите меня вином, ибо я изнемогаю от любви... Или про Конфуция. Конфуциной маме было семнадцать, а папе семьдесят один, легко запомнить – цифры-перевертыши. Я тогда читал сэра Фрэнсиса Гальтона про гений и наследственность, и там масса еще таких примеров – оказывается, гении и таланты все больше от таких неравных браков рождаются.

Ах, Господи, ну при чем тут Гальтон, при чем тут гении. Дураку ясно, до чего мы разные, и я не Мастер, и она не Маргарита, и с годами все это будет раздуваться, и ничего хорошего в далеком тумане не светит, а будет нехорошо.

А с другого боку, к чему эти жалкие слова, когда такая участь накатывает. Планида. Тут и дергаться бесполезно. Не жить же, в самом деле, с этим немолчным воплем под черепушкой – вот бы, вот бы, вот бы...

Постепенно мыслишки как-то зациклились, начали повторяться, и под утро я заснул. Проснулся, когда солнце уже припекало металл. В машине было душно, остро воняло испаряющимся бензином, а я – как вареный. Главное, не чувствовал того куража перед охотой, без которого она не охота, а мука.  С таким настроем не стоит и в воду лезть.  А я вот полез – и имею то, что имею. Лабуда это, а не охота.

Я ТЯЖКО ВЗДОХНУЛ, скрипя гидрокосюмом. Совсем меня разморило; вода, скопившаяся под резиной, нагрелась до того, что само тело, казалось, разжижилось. Я тихонько повалился на спину, прикрыл глаза лопушком и задремал.

Во сне то ли пригрезилась, то ли припомнилась Майка и горячие ее телеса. Доменная печь, а не девка. Как давеча наяву, во сне я от нее тоже убегал, хотя не очень ясно было, что это именно она; мог быть кто-то другой, то бишь другая. Убежать почему-то не очень получалось, все больше спотыкался, падал и дергался, а когда упал окончательно и надо мной нависло нечто мохнатое, тут я и проснулся с колотящимся сердцем. 

Оказалось, что резина и вода под нею разогрелись уже до невозможности, чуть не до кипения. Так недолго и до теплового удара домечтаться. Я поднял голову, сплюнул вбок горячую, тягучую слюну и прислушался.

Издалека, от противоположного берега, через мерцающее пространство долетел такой звук, словно кто-то шлепнул длинным шестом по камышам на береговой закраине. Так оно и было: Николай время от времени лупил жердью по трясине, выгонял рыбу, а Сашка плыл вдоль берега и постреливал. Небось, порядком уже набили, а я все пустой, дурью тут маюсь. Черная змейка зависти противно зашевелилась. Я вздохнул, встал и пошлепал к воде.

Аккуратно, стараясь не шуметь, я сполз с закраины в воду, поплевал в маску, приладил, опустил голову в свежую, светлую водичку, и отчего-то мне сразу стало легко, хорошо и весело.  Ну и хрен с ним, что щука не идет в руки. На красоту подводную полюбуюсь, и то чудно.

А только получилось так, что щуку я подстрелил почти сразу; она чуть выдвинулась из камышей и подставила бок, а я даже руку с ружьем не стал вытягивать, стрелял если не с бедра, то где-то от груди. Щучина метнулась, но бесполезно, шестидесятисантиметровый гарпун с одинарным наконечником прошил ее насквозь и улетел на всю длину гарпун-линя. Перед охотой я накачал свое короткое, толстое пневматическое ружьишко как следует, килограмм на пятьдесят усилия, и уж если попадал, то дергаться рыбке было бесполезно. Я насадил щуку на кукан и поплыл дальше.

И тут словно что-то где-то прорвало.  То ли вода нагрелась, и щука стала смурнее, то ли я к рыбке приноровился, но за следующий час или около того я нацепил на пояс еще четыре штуки. Вспомнил, что щука – рыба территориальная, и если промахивался, то отплывал в сторонку, отдыхал, опустив голову и распластавшись на воде, а потом обыскивал те же камыши, где промазал. Одну метровую щучину загарпунил только с третьего раза. В азарт вошел страшенный, все руки о щучьи зубы и жабры в кровь исколол, но то были пустяки. Дальше приключилось совсем дрянь-дело.

А было так. Я насадил последнюю из загарпуненных рыбин на кукан, хотел зарядить ружье и тут обнаружил, что заряжалка – такая стальная изогнутая полоска навроде половинки кастета с углублением для наконечника на внутренней стороне, болтавшаяся у правого запястья – исчезла. Осталось только кольцо из лески, на котором она висела. Я чуть не задохнулся от злости, только бульки по воде пошли. Видно, уж если непруха, так непруха. Принялся искать заряжалку, но куда там. Я ж перед выстрелом заплывал в камыш, а там можно танк уронить и потерять бесследно.

Я выбрался на берег, посидел, подумал – а не пойти ли к машине; немного рыбки я все ж настрелял. Но пойти оказалось совершенно невозможно. Щуки дергались на поясе, красавицы одна к одной, все под метр длиной, как их кто мерял для моего удобства – а в озере сколько еще осталось! Тысячи. Меня тянуло в воду до сердцебиения, до дрожи в конечностях. Таких горячих надо, наверно, кастрировать, или еще как. Для их же пользы.

Я помыкался по берегу, нашел толстенькую деревяшку в ладонь величиной, с сучком посредине. Если этим сучком упирать в наконечник, то можно загнать гарпун в ствол до щелчка, хоть и накачано было ружье мощно, я про это уже сказал. Попробовал – получилось. Ошалев от радости, я снова полез под воду. Деревяшку засунул за тугой пояс, черт бы ее побрал.

В тот день дьявол, видно, точно знал, чего он хочет. Я проплыл еще метров сто, все так же крадучись по мелководью вдоль кромки камыша, и тут Сатана разыграл для меня целую сцену: здоровенная щучина метнулась из камыша на чистое, где беспечно проплывал порядочных размеров линь, и цапнула его, дурака жирного, мертвой хваткой. Я замер, потом еле-еле, не шлепая ластами, а лишь подтягиваясь левой рукой то за камышины, то за стебли кувшинок, двинул вперед и немного в обход, чтобы зайти со стороны камышевой заросли. Щука все стояла на том же месте, меланхолично заглатывая линя с головы, и так была этим делом увлечена, что подпустила на дальнюю, но вполне приличную дистанцию. 

Я весь застыл, надолго задержал дыхание, поймал щуку стволом, как охотники говорят, то-есть прицелился вдоль ствола без мушки, и аккуратно нажал на спуск. На этот раз гарпун не пронизал тушку, а застрял в ней, но флажок наконечника, видно, раскрылся, и как озерная бандитка ни кувыркалась, я ее подтянул вместе с линем, торчащим из пасти, пропустил металлический поводок кукана сквозь жабры, и готово дело. Линя вынимать не стал, бесполезное это занятие. Щучьи зубы – как кривые толстые иглы, и все загнуты внутрь, так что дорога у ее добычи одна – щуке в брюхо. Ничего, на берегу разберемся.

Я собрал гарпун-линь, намотал его на защелки на стволе, вставил тупой конец гарпуна в дуло, упер рукоятку себе в живот, как и всегда делал, достал свою импровизированную заряжалку, приставил ее к жалу наконечника и мощным движением, преодолевая пятидесятикилограммовое сопротивление, погнал гарпун в ствол. Когда гарпун доходит до места, раздается такой сухой щелчок – это защелкивается спусковой механизм. Только в этот раз никакого щелчка я не услышал, а услышал металлическое чирканье, как при обычном выстреле, и следующее, что я увидел – гарпун улетел на всю длину гарпун-линя и воткнулся в дно, а от него тянется этот самый гарпун-линь, проходит сквозь мою ладонь и далее туда, где он привязан, как ему и положено, к специальной скобе на конце ствола. 

Глаза отказывались верить, но все было именно так: я не попал наконечником в сучок, деревяшка от напора раскололась у меня в руке, распалась надвое, и получился самострел. Удар был такой мощный, что я даже не почувствовал особо, как стальной гарпун боле полуметра длиной и двенадцати миллиметров толщиной пробил руку и продернул сквозь нее метра четыре гарпун-линя, сплетенного из трех жилок в миллиметр толщиной каждая. Короче, рука моя оказалась нанизанной на гарпун-линь, как до того на нее нанизывались щуки. Может, в этом и была какая-то справедливость, не знаю, я тогда об этом не думал, а только тупо смотрел и не мог поверить тому, что вижу.

Из ранок с обеих сторон руки, ближе к основанию пальцев, сочилась кровь. Крови было немного, и она сразу растворялась в прозрачной, пронизанной солнечным светом воде. Вы будете дико смеяться, но первое, что я сделал, глядя на свою пронизанную тройной леской руку – я слегка сжал и разжал ее, потому что первой моей мыслью было: а смогу ли я теперь печатать на машинке?  Рука сжималась и разжималась, пальцы поодиночке тоже шевелились, так что скорее всего с письмом и печатаньем все будет в порядке. 

Не могу сказать, что я тут сразу успокоился – просто потому, что я и без того был спокоен нездоровым, стрессовым, заторможенным спокойствием. Я знал это свойство у себя, как знал его у отца и деда: в критические моменты – скажем, в бешеной драке – в дело вступает какое-то особое, совершенно непохожее на наше обыденное вяловатое  «я» – хладнокровное, расчетливое, мгновенно соображающее. Без него – погибель.

Первое, что я сообразил: надо обрезать леску. Но обрезать было нечем, ножа я не взял, олух царя небесного. Я даже не стал материть себя за такое раздолбайство, а аккуратно подтянул к себе левой рукой гарпун за леску, собрал гарпун-линь, чтоб ни за что не зацепиться, взял гарпун и ружье в левую руку, пробитую правую прижал к груди и поплыл к берегу, шумно работая ластами.

Я ВОВРЕМЯ ВСПОМНИЛ, причем совершенно отчетливо, что недалеко от того места, где все это безобразие произошло, к озеру недавно подкатила еще одна машина, тоже «москвич», но не наш – какой-то посторонний рыбачок. И я поплыл к той точке. Поднял голову, смотрю – и точно, машина стоит близко к берегу, а около нее возится этот новенький.

Я подплыл к закраине, попробовал было вылезти на нее, но с одной рукой это было невозможно, пришлось бы опереться обеими, но так в ранку могло набиться грязи. Да и фальш-берег мог обломиться, или я мог дернуть руку и всю ее разворотить к чертовой матери этой своей жесткой тройной леской. Я положил локти на закраину и, стараясь кричать внятно, но не слишком громко, чтобы не переполошить мужика, попросил:

--Эй, друг! Поди сюда, пожалуйста. И нож захвати, я поранился.

Как я ни старался говорить поспокойнее, мужичонка переполошился вдрызг, подбежал – глаза вразлет, морда белая, руки трясутся, словно он всю ночь пил. С ним все ясно: боится крови до обморока, есть такие чудаки.

Главное, соображалка у него отказала. Я ему показал, где резать линь – с внутренней стороны ладони, поближе к ране, а он отхватил черт-те где, поближе к себе, подальше от меня, у самого гарпуна, и мне пришлось протянуть сквозь рану чуть ли не три метра грязной лески, чтобы освободиться. Я матюкнулся, но он как стоял, раззявив хлебало, так и застыл. Хорошо, хоть выбраться помог. Пошли к машине.

--Йод есть? – спрашиваю.

--Есть, есть, -- заторопился он. Вытащил аптечку, уронил, ухватил какой-то пузырек, сует мне. Я смотрю: капли Зеленина. Тут я стал немного заводиться, притрамбовал его матерком – разуй глаза, мол, тундра серая, в три гроба маму с присвистом. Он немного пришел в себя при звуке знакомых оборотов речи, нашел-таки йод, судя по цвету – древний, полувысохший и концентрации неимоверной.

Мужичок оказался все же неплохой, отвез меня на своем драндулете к нашей стоянке, а то бы мне километра полтора телепаться по жаре без обуви.

МАЙКА, ЕСТЕСТВЕННО, учинила истерику всласть, вопила хрен его знает что, просто ушат ненависти на меня вылила. У нее как-то так выходило, что мы все это нарочно устроили, чтобы ее извести: «И зачем я только поехала, то комары жрут, теперь вот кровь, скопище идиотов...» Ну и т.д. Вникать в этот бред было невозможно, и убежать некуда. 

Хорошо хоть ребята скоро вернулись с порядочным уловом. Я попросил их стащить с меня гидрокостюм – эта сволочь до того присасывается к телу, что целая бригада нужна, чтоб его стянуть – кое-как вытерся, оделся по минимуму, и мы поехали с Колей искать ближайшее башкирское село и врача в нем.

После часу скитаний село мы таки нашли, но оно как вымерло – пыльное, пустынное, нигде ни тенечка, ни шевеления. Сахара, а не село. Мотаясь от одного покосившегося забора к другому по жаре, посреди всяческого навоза и мух, нашли хибару фельдшера; врача в том селе никогда не было и вряд ли когда будет. Фельдшер, молодой и не слишком трезвый башкир, посмотрел на мою дырку в руке – внушительную, на манер христовых стигмат – довольно равнодушно. Видно, и не такого насмотрелся. Я так понял, травматизм в нашем пьяном сельском хозяйстве временами фронтовой или около того. Парень еще плеснул йода, замотал руку не шибко чистым бинтом своими не шибко чистыми руками, впорол мне под лопатку противостолбнячной сыворотки и с тем отпустил нас с миром. Все обойдется, говорит. Иншалла, так сказать.

Покатили назад к озеру. Руку к тому времени уже жгло и дергало вовсю, не знал, куда и девать, как ее пристроить. Всегда ведь надеешься, что стоит найти какое-то единственное положение, и боль уйдет. А вот фигу тебе. Мне казалось, что боль и жжение больше всего от старого йода. Во всяком случае, с повязкой мне стало много хуже, пекло невыносимо, но и содрать ее я не осмелился. Осталось сцепить зубы и терпеть. Слава Богу, у меня в этом деле солидная практика: всякие приключения бывали, и все больше с переломами, вывихами, а также ножевыми, огнестрельными и ушибленными ранами – есть такой медицинский термин.  Я добавил его к своему словарному запасу после недоразумения с одной сосной, когда катался на горных лыжах. В общем, было что вспомнить, чем поддержать дух.  Вот если б еще жгло чуть поменьше...

Самое паршивое – испохабил я ребятам охоту. Ведь мы на две ночи собирались, и теперь Саня заговорил даже – может, потерпишь, а завтра поедем. Очень ему хотелось все же наладить ночную стрельбу. Но тут Майка, к тайной радости моей, совсем взбеленилась, подняла дикий хай, и Сашка буркнул: ладно, мол, не сепети, сейчас соберемся и поедем. Все равно ничего хорошего больше не светит.

Ехали уже по темноте, по раздолбанной проселочной дороге; нас совсем уболтало, пока добрались до асфальта. Я все баюкал свою руку, держа ее на весу и оберегая от толчков. Было не до разговоров, даже Майка молчала мрачнее тучи.

УЖЕ В ГОРОДЕ Николай спросил, куда меня везти, и я сказал – к старшей сестре. Она у меня врач и персональный ангел-хранитель, несчетно раз из всяких передряг вызволяла. Дама она довольно характерная и властная, но тут я заметил, что и она сбледнула с лица, когда мы ввалились. Я понял: она вспомнила то же самое, что и я – как отца тоже как-то привезли с охоты с простреленной рукой, только у него все было похуже. Лучший товарищ нечаянно всадил ему заряд утиной дроби в руку у локтя почти в упор, и это было очень удачно: отец как раз в этот момент застегивал верхнюю пуговицу на телогрейке, и получилось, что он прикрыл рукой сердце. Бывают же такие везучие семейки.

Люсичка хоть и побледнела, но у нее тоже есть свое запасное, специальное «я» для критических случаев. Моментально разрезала и сдернула с меня эту паскудную повязку, развела марганцовку. Я опустил в таз руку, и сразу полегчало. Может, перестал жечь тот жуткий йод, а может, это было просто нервное – я знал, что я уже в хороших, «своих» руках, и надо только делать, что велят.

Люся помяла руку.

-- Скажи себе спасибо, что ты такой мазила – не попал в артериальное полукружие. Попал бы – так бы там и истек. – Это у нее такое медицинское чувство юмора.

Потом она намазала руку какой-то вонючей дрянью, перевязала и погнала меня в травмопункт – делать еще одну прививку от столбняка.

-- Знаю я эти фельдшерские пункты. У него, небось, сыворотка год назад разложилась.

Я послушно потелепался в травмопункт и выдержал еще одну полуведерную инъекцию.

Когда вернулся, там уже была младшенькая сестренка и Кот, обе с заплаканными физиономиями. Видно, Люсичка по телефону им все изложила. Кот хотел что-то сказать, но только всхлипнул и шмыгнул в пустую комнату. Я стоял посреди прихожей, как дурак. Люся – сердце у нее все же девяносто девятой пробы – толкнула меня кулаком в бок.

-- Поди, успокой ребенка, скотина ты бессердечная.

Я пошел. Котик стоял спиной ко мне и искал сухое место на крошечном носовом платке. Я неловко постоял. Она снова сдавленно всхлипнула, и я забормотал:

-- Ну Кот, ну перестань. Ну ничего ж не случилось. Ерунда, царапина. It’s only a flesh wound, guys. – Когда кто-то ушибался, мы так шутили, как в американских романах про войну: мол, спокойно, друзья, кость не задета.

Она повернулась, и лицо у нее было совершенно несчастное и совершенно детское, лет на пять. Еще всхлип, долгий и судорожный.

-- Да-а, a flesh wou-wound… А Людмила Николаевна сказала, еще б немного, и перебили бы артерию...

-- Ну не перебил же... Смотри, веселая и целая рука. – Я протянул вонючую перевязанную руку, а она вдруг вцепилась в нее обеими своими и прижала к себе. Было больно, но хотелось, чтоб было больнее. На руку упала пара горячих слезинок, и я ни к селу, ни к городу вспомнил Марию Магдалину. Только та вроде ноги окропляла.

-- Ну все, все, Кот. Улыбочку. Say cheese.

Я поднял ее лицо за подбородок и виновато заглянул в глаза. Лицо было все, абсолютно все залито слезами и прочими такими субстанциями. Я неловко вытащил левой рукой свой платок и вытер ей нос, заодно слегка крутнул его. Лицо ее все сразу вспыхнуло улыбкой сквозь слезы, и рожица получилась до того милая, что я не удержался  и наклонился к ней – хотел слегка поцеловать.

Ха. Откуда ж мне было знать, что это невозможная вещь – поцеловать Кота именно слегка.

Хотя мог бы и догадаться. Не маленький.
Угрюмая Жар-птица

Нас было трое, но только у меня были болотные сапоги, подвязанные ремешками к поясу; у остальных – до колена. Вздувшиеся апрельские потоки в горах были глубоки, и я всё думал, какой я умный, а друзья – придурки. А потом мы подошли к первому ручью из тех, что поглубже, и тут оказалось, что мой святой долг – перетащить друзей на тот берег на собственном горбу; у меня ж болотные сапоги, ведь так? Логика неотразимая. Я молча нагнулся, друг, который покрупнее, радостно взгромоздился на мою широкую спину и весело поехал через быстрый шумный поток, полный скользких невидимых валунов, а мне все мерещилось, что я гнусь под весом концертного рояля и если что не так, то он меня тут и расплющит. Потом я вернулся ещё за одним роялем, а затем перетащил ещё наши три рюкзака; те потянули всего лишь на кабинетное пианино.

Так оно и шло час за часом. В низком, близком небе вспыхнула вечерняя звезда, потом исчезла. Лес пошёл гуще, мрачнее, холмы повыше, под ногами чаще похрустывал снег, но всё равно то были отдельные проплешины, а так всё больше мох, старая добрая скользкая грязь, да ещё бурелом. Двигались медленно и спотыкливо, фыркая, когда невидимые ветви хлестали по лицу и норовили выколоть глаза. Я всё время прислушивался – не лепечет ли где-нибудь впереди ещё один поэтический ручей. Прислушиваться особо не приходилось, и я снова и снова таскал рояли. Добродушные шутки веселили всё меньше, и Николай, по прозвищу Фокс, утешил меня:

--Держись, Серёга, недалеко осталось.

--Ага. Ещё десяток ручьёв, и мы тама, – бессердечно сказал Сашка. Только я ему не поверил, а поверил Николаю. Он был самый серьёзный из нас, и только он знал, где тут, на склонах уральского хребта Кряхты, затерян глухариный ток.

Стоило подумать о глухарях, как к сердцу подкатила большая теплая волна, и я готов был перетащить пирамиду Хеопса через Нил и обратно, лишь бы в награду пострелять этих пташек. Глухарь огромен – величиной с хорошего индюка; крупнее его в российских лесах птицы нет. Глухарь робок и осторожен; как только человек начинает его тревожить, он откочёвывает в глухие, нетронутые места, бросая старые токовища и кормные угодья. Глухарь древен: это – реликтовая птица, и современники её вымерли миллионы лет тому назад. 

Весной глухарь токует – расхаживает по суку, принимает позы, распускает хвост, вытягивает шею – и поёт, зовёт подругу с такой страстью, что в конце трели, когда щёлканье переходит в некое шипенье или, как говорят охотники, “точенье”, он на две-три секунды как бы глохнет. Отсюда и название его. Разыскать ток по “чертежам”, оставляемым растопыренными крыльями на снегу ещё в феврале или марте, скрасть оглохшего от страсти гиганта и снять его гулким выстрелом, как бы ни было жаль прерывать эту песнь торжествующей любви – мечта и мука любого охотника.

Оступаясь, я брёл за Фоксом и всё пытался вспомнить, как в точности Пришвин сказал про глухариную охоту: для нас, охотников, она – всё равно что любовь для поэтов. Что-то в этом роде. У Есенина красивее: “Выткался на озере алый свет зари, На бору со звонами плачут глухари…” Я чуть не замурлыкал сей романс, но очень тяжело дышалось. Дорога пошла круче в гору. Чудо что за строчки. Вообще-то ерунда, конечно. Глухаря за сто шагов в тихую погоду еле слышно, да ещё напрягаться, прислушиваться надо, а у Есенина в стихах некто тащит предмет своей страсти в кусты. Изомну, мол, как цвет. До глухарей ли.

У Михал Михалыча Пришвина с глухарями целая драма была. Он вообще не мог расслышать их брачную песню, и это была его большая тайна – вроде как знаменитый, седеющий мужчина про себя знает, что у него за всю жизнь не было ни одной девушки, а всё только вдовушки. И вот он с этой тайной мучился, а потом уловил: глухариную песню надо скорее понимать, чем слышать. Я тоже загодя травил себя сомненьями: пойму ли я?

Тут раздумья мои прервались – я уткнулся носом в Фоксов рюкзак. Фокс остановился у подножья склона узкой долины или широкого оврага, повёл рукой куда-то вверх по склону и прошептал:

--Пришли. Ток в той стороне.

Я глянул на часы. Было почти одиннадцать. До начала глухариного веселья часа три. Мы скоренько развели крохотный костёр у ствола поваленного дерева, потом расселись вокруг огонька, поджидая, пока вскипит чай, и толкуя о глухарях. О чём ещё. У Саши опыта было немногим больше моего: он за свою жизнь стрелял по двум глухарям и промазал по обоим.  Естественно, говорил он больше других.

Николай для меня был загадкой. Он уже несколько лет ходил на весенние тока без ружья – только послушать глухариные звоны да ещё вот, как сегодня, поучить уму-разуму несмышлёнышей. Когда-то он охотился очень много и теперь ещё, что называется, баловался ружьишком, постреливал зайцев да уток, но на глухарей – табу.

--Почему так? – спросил я.

--Не могу я их больше стрелять, – пробормотал Фокс.

--Понятно, не можешь – а почему? – зудел я.

--Время придет, сам поймёшь, – отрезал он.

Неведомо почему, я вдруг вспомнил случай на охоте – как я подстрелил косулю ранним серым утром в лесу, перебил ей картечью хребет, а потом мне пришлось прикончить её складным ножом “рысь”. Я держал её бьющееся тело одной рукой, зубами открывал нож, глядя в её огромные глаза и морщась от рвущего сердце, какого-то детского крика, потом воткнул нож в горло и дёрнул лезвием от себя направо, и из разреза хлынула кровь и полупереваренная трава, и она затихла. В голосе Фокса было нечто от того, что я тогда чувствовал, и я заткнулся. В охоте есть вещи, не выразимые словами; от этого и бессильная, скрытая ярость, когда слышишь вечный женский вопрос: “И вам их не жалко?” Да конечно жалко. Ещё как жалко. Только если бы всё было так просто.

Что ж, оставалось говорить о технике этого дела. О том, как трудно уловить песню глухаря, подкрасться, рассмотреть его в почти полной тьме высоко на суку, среди ветвей, а потом ещё попасть в него. Из чтения и рассказов бывалых я знал массу всего разного, но всё задавал свои наивные вопросы. Старики входят от них в педагогический раж и могут обронить какой-нибудь самородок охотничьей мудрости, и в ней – спасенье. Глупо, конечно: ни одна охота не похожа на другую, всегда надо ждать неожиданного, и никакими разговорами не заменить добротные инстинкты, характер и обязательно удачу.

Сначала разговор шёл всё больше про глухариную песнь.

--Песня состоит из двух частей, вроде как сама песня и припев, – наставлял меня Фокс. – Сначала идёт эдакое щёлканье, только глуховатое, как щелчки по коробку из-под спичек. – Николай вытащил коробок и показал, как это в натуре. – Начинается с отдельных щелчков, вот так: ток… ток… Щёлкнет, замрёт, прислушается. Вот тут – не дыши. Он молчит, молчит, потом как раскатится – тэк-тэк-тэк-тэк-тэк, с ускорением к концу, и срывается в точение – ну, как нож точат или две жестянки друг о друга трут. Вот под это дело и надо подскакивать, скок-скок, два раза – и замри. Стой, как пень, пусть даже собака подойдёт к тебе, поднимет ногу. Как пень. Иногда стоишь минут десять, одна нога в воздухе, а пошевелишься – можешь идти домой. Конец охоте. У этого сукина сына слух, как у лисы. – Саша хрюкнул в рукав – вспомнил, видно, что значит по-английски fox. Фокс сурово уставился на него.

--А зачем скакать? – торопливо спросил я.

--А? – Фокс глянул в мои невинные глаза.

--Скакать зачем? Почему нельзя шагать, скажем, крупным шагом?

--Ничего, поскачешь, – отрубил Фокс. – Все скачут, и ты будешь. Глухаря надо подскакивать, хочешь ты того или нет.

--Точно, поскачешь, – подтвердил Саша. Он встал и показал. – Вот так.
На мой взгляд это выглядело, как первые два движения тройного прыжка в исполнении совершенно бездарного циркового слона. Фокс презрительно фыркнул, встал и сказал:

--Стойте там и слушайте сюда. Показываю один раз. Сашка, чирикай. 
Саша защёлкал, потом заскрежетал. Фокс поднял моё ружьё стволом вверх – казённая часть у подбородка – и скакнул, раз и два. Меня озарило: нужно научиться двигаться, как рысь.  Всего делов.

--Теперь ты, – сказал Фокс, возвращая ружьё.

Я слегка напружинил колени, вспомнил всех рысей, с которыми когда-то был знаком, почувствовал, как по моим усталым, изувеченным ногам пробежал какой-то ток, и тоже скакнул, широко и мягко. Застыл. Искоса глянул на друзей и заметил, как они обменялись взглядом.

--Натурал, – пробормотал Фокс. С сожалением, как мне показалось. Сашка промолчал.

Зоб у меня раздулся. Натурал, конечно; кто ж еще. В смысле «прирожденный». В горах либо учишься ходить лёгкой стопой, либо сыплешься в подходящую трещину. Тут я поморщился и сник: моя альпинистская карьера закончилась именно в трещине.

--Ладно, попробуй ещё. Живее перекатывайся с пятки на стопу и больше пружинь в коленях, – велел Фокс.

Я принялся упражняться под его надзором, чувствуя себя немного пещерным человеком; ни дать, ни взять танец-заклинание перед утренним налётом на стадо бизонов. Фокс остался доволен, и мы снова присели пить чай и толковать о ружьях.

У меня была длинноствольная дешёвая тозовка шестнадцатого калибра системы «бревно», если по классификации Остапа Вишни. У Сашки – забавный зауэр двенадцатого калибра с короткими стволами для конной охоты, как он утверждал. Чем длиннее ствол, тем резче бой и больше дальность поражения. В общем, Николай одобрил мой громобой, но у двустволки тоже были преимущества.

--Это ж летающая крепость, а не птица. Пока убьёшь, запаришься. Страшно крепкий на рану. Так что второй ствол мог бы пригодиться – поправить дело в случае чего. А выстрел оглашенно трудный. Токует он высоко, закрыт ветками, освещение – мрак. Вполне может показаться с ворону или голубя. Если расстояние больше пятидесяти шагов – и думать не моги. Шагов тридцать – в самый раз.

--Ну да, это если он тебя подпустит, – со злостью сказал Сашка. – Он возьмёт и сядет на сосну посреди полянки иль болота, и кукуй тогда. Как подойдёшь? Или, скажем, на ель взгромоздится – не ель, а Спасская башня. Близко подойдёшь – что ты там увидишь, за ветками? – Тут он сказал, что именно можно увидеть за ветками. – А может, ему твоя морда не понравится? И будет у тебя не охота, а стих про серп и молот: хочешь – жни, а хочешь – куй, всё равно получишь… – Саня любил чего-нибудь такого срифмовать.

--Да ну, не так всё страшно, – протянул Фокс. – Тут не ток, а парк культуры, никаких болот, полянки небольшие, старых сосен хватает, да он и на берёзку может сесть. Ток старый. Популярный. Иногда по дюжине петухов токует. Не считая молодых-безголосых да курочек – их бывает по две-три на каждого старого петуха. Эти твари тоже всё могут испортить. Скачешь-скачешь, уже и глухаря видишь, а тут вспорхнёт эта сволота – молодой либо глухарка, – и начинай всё по-новой.

--А ещё лось пройдёт или медведь, да хоть заяц проскочит, или погода испортится…

--А сейчас как погода? – перебил я.

--Лучше нет, – ответил Фокс. – Ветра нет, мороза нет, ледок под ногой не трещит. Старайся только не ступать в снег – шум, да и поскользнуться можешь… Ладно, давай перекемарим это дело. Скоро тьма загустеет перед рассветом, потом звёзды бледнеть начнут – вот тогда пора. Отдохни пока. Работы много будет. – Он прислонился спиной к сухому суку поваленного дерева, втянул голову в свою стёганку, как черепаха, но тут же снова открыл глаза и добавил: – И ещё. Взводить курки и стрелять – только под песню. Если промажешь, он может и не услышать выстрела. Иногда ты его ранишь, а он знай токует. Страстная птичка.

Пару минут я терпеливо ждал, не выдаст ли он чего-то ещё более ценного, но он выдал только лёгкий храп. Саша тоже подрёмывал. Мне казалось, я бы не заснул под дулом пистолета.  Перед глазами мелькали картины одна страшнее другой: я скачу и с треском падаю, а глухарь улетает; я мажу, а глухарь улетает; я не слышу песни, или слышу песню, но не вижу глухаря, и Сашка, мой вечный соперник, сшибает его. Я перегорал, как зелёный боксёр, ещё до боя, в раздевалке. 

Потом откуда-то подкралась мыслишка – а что это я всё про себя да про себя, а о глухарях ничего человечного в голову не приходит, словно он пенёк с глазками или кусок мяса на прилавке, а ведь тоже живая душа, тварь Божия. Фокс прав, грех вот так-то красоту гробить – царь-птица, как-никак. Или Жар-птица. 

В памяти всплыло когда-то читанное житие святого, не помню фамилии, страстный охотник был в язычестве, а потом его занесло в какой-то лес, где были души всех убиенных им до того зверей и птиц, и он молотил их снова и снова – мечом, стрелами, дротиком, – а их только больше становилось, кровь рекой. Кошмар, в общем. Почему-то я тоже оказался в этом кошмаре. Откуда-то взялся убитый некогда в честном бою медведь, задрал мохнатую морду к луне и заревел. Я проснулся – ни луны, ни медведя, только Фокс храпит всласть. 

Сердце ходило ходуном. Я прислушался. Поблизости нежно бредил ручеёк, да лёгкий ветерок шумнул в тёмной массивной глуби старых елей. Потом где-то далеко, на пределе слышимости, тоскливо всхлипнул тепловоз. Звуки были всё до того космические, удручающие, безразличные к людишкам, что сердце жалко трепыхнулось, по спине пробежал холодок, и вовсе не от сырого воздуха и предрассветного морозца. В прошлогодней траве зашуршала мышка, потом пискнула потерянно и беспомощно, и я подумал о ней что-то нежное – тоже ведь родственница, а если я важнее, так это от собственной наглости, а не потому, что так задумано.

Тут меня словно толкнуло. Толком не проснувшись, я всё распотякивал, перебирал мысли в полудремоте, словно бирюльки, а ведь надо делом заниматься. Я торопливо глянул на небо; звёзды заметно побледнели. Берёзы, росшие выше по склону, уже не казались просто сгущением тьмы – можно было различить стволы. Там, похоже, резче дул ветер, и голые сучья постукивали друг о друга, как кастаньеты.

Я вскинул голову, кровь толчками забухала в ушах, а губы прошептали первый слог всемирно известного российского трёхчлена. Какие в гроба мать кастаньеты… Стук ветвей на таком расстоянии ни за что не расслышать, да и звук какой-то музыкально регулярный. Вытянув шею, я напряг слух, но – ничего… Прошла минута. Я сообразил, что перестал дышать, и только потянул в себя воздух, как донеслось отдалённое «док… док». Пауза, а потом – «ток-ток-ток-ток-ток-ток», с ускорением, так что под конец всё слилось в сплошной щёлк.

Я снова ругнулся и схватил Фокса за плечо. Он проснулся сразу и целиком, как не спал. Не шевелясь, он прислушался; когда снова донёсся звук кастаньет, он оскалился от уха до уха:

--Он!

Минутная суета. Надо было разбудить Сашу, сунуть патрон в патронник, проверить патронташ, оглядеть то, что мы оставляли у погасшего костра. Фокс шёпотом давал последние наставления:

--Он наверху, шагов триста отсюда. Может, их несколько. Сейчас лезем вверх по склону, там остановимся, дадим ему распеться, потом начнём подскакивать. Смотрите на меня. Делайте, как я.

Мы кинулись вверх по склону чуть ли не бегом, но Николай осадил нас свирепым шёпотом:

--Мягче, мягче! Нам его здесь не слышно, мы в мёртвой зоне, а он нас слышит как миленьких. Шагать так, чтобы своих шагов не слышать, понятно?.. Ну, ты, эскимос недоделанный! – Несчастный Саня как раз споткнулся о корень сосны и затопал, как конь, потом виновато и медленно стал красться. А уж я стелился – любой рыси сто очков вперед.

Наконец склон стал выполаживать. Наверно, выбрались на плато, но ничего путём видно не было, лес тут гуще и темнее. Сдерживая тяжёлое дыхание, мы стояли и слушали, не донесутся ли звуки прямо из рая, только ничего такого не доносилось. Я и до того был комок нервов, а тут превратился в желе отчаяния на грани истерики, переходящей в отрешённость и смирение. Ещё одно поражение. Мы спугнули Жар-птицу, моя глухариная охота закончилась, даже не начавшись. Просто ещё одна мечта, которой не суждено сбыться. 

И вот прямо в эту лужу уныния капнул осторожный, но кристально отчётливый, звенящий щелчок: «док…» Потом ещё – «док…» Затем бесконечный, электрически натянутый интервал, ещё пара щелчков, пауза – и длинная-длинная трель, крещендо глухих, сливающихся к концу пощёлкиваний, после которого Фокс скакнул дважды и замер. Я начал движение лишь на миллисекунду позже, чем он, но закончил в один миг с ним и с Сашей и остановился, дрожа, как пойнтер над тепло пахнущим бекасом в нескольких сантиметрах от его носа.

На этот раз пауза была короче, и только одно осторожное «док», а потом глухарь сорвался в страстную, ликующую трель, и она вовсе не казалась сухим стуком, а сочным колокольным звоном. Тут было что-то от соловьиного боя – или «щелчковой песни» зулусской певицы Мириам Макебы, которую слышно за милю.

Я не отводил глаз от Фокса. Во время трели он развёл руки, веля нам рассыпаться в цепь, а потом мы заскакали абсолютно в унисон, и до меня дошло, что не скакать было действительно невозможно, возбуждение нестерпимое, и скакать – самый естественный способ передвижения. Где-то глубоко внутри дёргался червячок экстаза, и нас на каждом шагу словно поднимало в воздух.

Пока мы стояли в неудобных позах, поджидая следующего конца трели и страстно обшаривая глазами мрачные силуэты деревьев впереди, я всё переживал, что никак не могу расслышать это второе колено глухариной песни; должно быть, его заглушал шум наших шагов. Мы ещё несколько раз повторили свои антраша, и я заметил, что интервалы между перебежками всё короче, а токование всё ближе и отчётливее. Я всё дальше заваливал голову назад, лихорадочно рассматривал верхушки деревьев, аж в шее заболела какая-то мышца. Я должен был услышать это скрежетание… И в следующий раз, когда Фокс и Сашка справа от меня снова нервно шагнули, я остался там, где стоял, – и я услышал! Это было как молния, Пришвин прав, тут надо понять умом, а не слухом брать. Глухарь быстро-быстро и сердито повторял “чёрт-чёрт-чёрт-чёрт”! Там было не круглое “ё” в середине, а резкое “е”, как у балетных танцоров, ругающихся друг на друга на сцене с ослепительной улыбкой на устах.

Глухарь уже токовал почти без перерыва. В следующий запев я шагнул уже в самом конце щёлканья и успел проделать весь тройной прыжок, только, видно, получился перебор – наступила внезапная тишина. Я стоял, потел, в жилах то огонь, то холод, а в голове проносилась импровизированная молитва: “О Господи, ну дорогая Жар-птица, ну, запой, пожалуйста, дай услышать твою чудную песнь, я буду отныне всегда хороший-хороший и ни за что никогда не скакну больше двух раз!” Я ни намёком не позволил себе подумать, зачем нужно глухарю петь, а мне скакать, об этом было нельзя; если хоть мельком подумаешь про роскошь выстрела – всё, пиши пропало, прощай, мечта…

Весь этот суеверный хаос в мозгу смыло одно-единственное “док!”, разорвавшееся, как мне показалось, прямо у меня над головой. Весь дрожа, как подросток перед первым поцелуем, я лихорадочно рыскал глазами по верхушкам деревьев впереди. На суку большой сосны, гораздо ниже вершины, мне померещился какой-то клубок тьмы, но как раз пришло время скакать, я перевёл глаза на землю перед собой, а когда мы остановились, на мучительное мгновение мне показалось, что я навсегда потерял то тёмное пятно. Но тут же песня зазвучала с ошеломляющей, барабанной ясностью, взгляд мой метнулся к источнику этого чудного звука – и сомнения улетучились: тот ком тьмы был никакой не ком, а сама Жар-птица – смутно различимые движения её подчинялись тому же ритму, что и песня. 

Щёлканье перешло в чертыхание, в скрежетание, я автоматически шагнул вперёд и тут же замер – что ж это я делаю? Ещё скачок-два, и я не увижу петуха за сучьями. Я глянул на ребят, но они на меня нуль внимания – восторженно вслушивались в песню и обшаривали глазами купы деревьев, как и я минуту тому назад. “Что делать?” – взвыл я про себя. Неужто я ошибаюсь? Может, этот тёмный пучок – ведьмина метла, старое гнездо? Я знал, что на охоте может померещиться что угодно, бабочку можно принять за птицу. Мысли смешались, я был готов запаниковать – но тут накатила волна холодной решимости. С детства приученный доверять на охоте опыту старших, я знал всё же, что приходит время, когда нужно верить только своей интуиции и соображать самому. Чтобы Фокс не видел глухаря – такого не могло быть, но он не видел, и даже если ошибусь, не повесят же меня… Когда щёлк перешёл снова в скрежет, я быстро вскинул дробовик, посадил на еле различимую мушку ту ведьмину метлу и, как учил отец, аккуратно сжал правую руку в кулак – чтобы курок был спущен в неприметный для меня самого момент.

В замкнутом пространстве между высоких деревьев одностволка прогрохотала, как мортира. Рыхлое тёмное пятно кувыркнулось с ветки в тёмную массу сучьев, что-то хрустнуло, но тяжёлого удара тела петуха о землю не последовало. Ничего. Только замерло эхо выстрела. Я стоял, разинув рот, не веря глазам и ушам, потом с треском ломанул вперёд, но сам уже не верил, что стоит торопиться – ничего там не было. 

Я обрыскал большую площадку по расходящимся кругам, Саша помог мне от широты души, а Фокс остановился под деревом, на котором пел петух, и когда я чуть не со слезами подошёл к нему, он показал мне пару перьев:

--Ты в него попал, и как следует, только теперь можешь про него забыть. Когда глухарь падает – земля дрожит, а тут ничего не дрожало. Я ж говорил – крепкий на рану чертяка. – Он ткнул пальцем вверх, в сторону сука, на котором выпендривался глухарь. – Я его видел. Ты стоял вон там, и попасть ты мог ему только в задницу, да и то ползаряда ушло в сук. Обычная ошибка. Надо было отойти на шаг-два назад и стрелять только в плечо.

--Не видел я никакого плеча, – угрюмо буркнул я. Терпеть не могу этих разговоров насчёт “надо было”.

--Бывает и так. – Фокс хлопнул меня по спине. – Не вешай носа. Ты всё правильно делал. Выстрел тоже был толковый – в такой ситуации.

--Ну да. Правее на версту и собаке по хвосту, – ответил я любимой поговоркой деда.

--Ничего, будут на твоём веку ещё глухари. – Меня чуть не стошнило от этого оптимизма. Прямо концовка “Унесённых ветром” да и только.

Но Фокс был прав. Мы стояли там, на склоне, ожидая, когда нервишки придут в норму, – и в это время снова раздалось отдалённое пощёлкивание кастаньет. Мгновенное электрическое напряжение. Мы повернулись на звук, как марионетки на верёвочках, а Сашка зашагал туда словно сомнамбула, и глаза у него засветились по-рысьи. Я хотел было идти за ним, но Фокс меня остановил.

--Лучше разделиться. Топай потихоньку на восток, скоро наверняка услышишь ещё одного. Я – в лагерь, сварганю чего ни то на завтрак. Ладно, ни пуха ни пера.

--К чёрту, – ответил я с чувством.

Я остался один и как-то сразу почувствовал себя лучше. Вообще, когда я сам по себе, у меня всё получается лучше. Не отвлекаешься на мысли о других, не ждёшь помощи, не на кого свалить вину, не с кем делить славу. В блаженном одиночестве я двигался серой тенью среди теней, часто останавливался, прислушивался всеми фибрами, что называется. 

Рассвет тоже приближался уверенной кошачьей поступью. Вот только что я крался сквозь серый мрак, который вроде никуда не собирался уходить, но минуту спустя, взглянув вверх, я уже мог различить коричневатый цвет голых сучьев берёзы на фоне отчётливо побелевшего неба, на котором там и сям выделялись более тёмные пятна облаков. Я замер, заворожённый этим ежедневным чудом, и чуть не пропустил момент, когда отдалённая музыка кастаньет стукнулась в скорлупу этого очарования.

Я замер. Казалось, даже кровь застыла в жилах, только сердце бухало оглушительно: ба-БАХ, ба-БАХ, ба-БАХ. От этого стука могли разлететься все глухари в округе. Я выдохнул только в паузу. Следующая трель послышалась глуше, неясно было, песня ли это вообще или случайные стуки, но я уже знал, что танцующий глухарь крутит своей башкой, и от этого звук искажается – то глуше, то чётче. 

Я быстро заскользил в ту сторону, скоро расслышал и точение, и начал под него подскакивать – всё по науке. Глухарь явно токовал в ельнике по ту сторону небольшой полянки; на ближнем ко мне краю её росла развесистая старая берёза. Значит, надо было рулить на эту берёзу и под её прикрытием высмотреть певца. Прекрасный план, чудный план – а что он безнадёжный, так кто ж его знал.

Поначалу всё шло хорошо. Даже с моим мизерным опытом у меня уже установился хороший раппорт с Жар-птицей, я начинал скакать только в конце первого колена и так умудрился выполнить несколько более или менее приличных тройных прыжков с места. Но один из них закончился совершенно небалетным шараханьем, когда практически у меня под ногами раздалось два взрыва, и две тени – она гигантская, другая много меньше – с оглушительным хлопаньем метнулась от меня низом. Я всадил заряд в ствол ели, которой ловко закрылась большая из теней, и тут же услышал ещё хлопанье невдалеке – там, где пел мой глухарь и где теперь уже не мог петь никто, можно было держать пари. 

Сердце моё барабанило, как мотор “феррари”, я весь дрожал, не в силах даже ругаться. Я готов был рухнуть на землю, визжать и колотить ногами, но тут, с едва слышным щелчком, весь эпизод повернулся ко мне забавной своей стороной, и я глупо хихикнул. Значит, пока этот Паваротти заливался на своём суку, его курочка – дама очень себе на уме – забавлялась под носом у самовлюблённого гения с каким-то пронырливым ничтожеством. Боже ж мой, похоже, вся вселенная одним мирром мазана. Во мне шевельнулось какое-то родственное чувство к улетевшему маэстро. Я был рад, что предательство на этот раз спасло его.

От хихиканья как-то похорошело.

Сверхчеловеческое напряжение схлынуло. В конце концов, все мы братья по несчастью в этой юдоли абсурда, и неважно, выигрываешь или теряешь что-то в той или иной точке того мгновения, которое длится твоя жизнь, потому как в конце концов мы все проигрываем большому, тёмному Ничто. Фокс был прав. Бессмысленно обрезать нить жизни этих чудных тварей, таких же смешных, как люди – и все лишь для того, чтоб потешить свои гнусные инстинкты.

Я присел на корточки, опершись спиной  о ствол берёзы, и отдался медитации на ровном месте, а потом и медитация потихонечку сошла на нет. Я просто бездумно сидел в блаженном покое и смотрел, как свет постепенно просачивается во все щели, смотрел до тех пор, пока меня снова не настигли эти кастаньеты судьбы, нёсшиеся на этот раз, казалось, с двух-трёх румбов сразу.

Я весь обратился в слух, аж шапка зашевелилась. Философическая дурь слетела с меня со свистом. Я вскочил и двинулся в направлении ближайшего певца, но через несколько шагов слева у меня загрохотал свирепый, звонкий ксилофон ещё ближе. Я аж присел в предынфарктном состоянии, но тут же начал подскакивать.

Сексуально озабоченный самец чертыхался вовсю, а щёлкал почти без перерыва. Почти совсем рассвело, и свету всё прибывало, так что скоро я различил его на здоровенной берёзе. Он сидел вполдерева и был отчётливо виден сквозь редкий узор тонких ветвей, но расстояние и всё ещё неверный свет сыграли со мной мерзкую шутку. Мелькнула мысль: А не тетерев ли? Только с чего это тетерева занесло наверх? Они ж всегда токуют на земле! Жаль, нет бинокля… 

Но и без бинокля скоро стало ясно, что никакой это не тетерев бесится там наверху, а самый настоящий глухарина, чокнутый на почве секса. Его безумство наполняло всё пространство вокруг, словно мощное и смутно-опасное силовое поле. Волны его возносили меня куда-то высоко-высоко.  Я ощущал всеми костьми, что нахожусь в присутствии чего-то редкого, необычайного, и всё увиливал, старался не думать о собственной роли в этой драме. Я просто стоял за деревом, отключившись от самого себя, и впитывал драгоценные мгновения в том головокружительном восторге, какой иногда испытываешь на краю пропасти – до того, как к нему привыкнешь.

Я вышел из этого транса, только когда петух замолк, видимо, прислушиваясь к зазывному развратному кудахтанью какой-нибудь курочки на земле – кончай, мол, своё пенье, мужик, давай займёмся делом, кхе-кхе… Петух не слушал, снова затоковал, заскрежетал. Я неохотно взял его на мушку, он подставил плечо и шею, но только я начал сжимать шейку приклада, как где-то слева осатанело грохнул дробовик, петух неловко повалился вниз, снова раскатился выстрел, а потом раздался мощный удар о землю, словно третий выстрел, лишь чуть потише. 

Кто-то с лосиным треском кинулся к тому дереву сквозь подрост. Я медленно опустил курок и так же медленно пошёл туда же, перебирая все известные мне ругательства; запас мой был явно меньше, чем того требовал случай.

Конечно, Сашка и не думал исполнять победный танец краснокожего воина, но мне именно так показалось, когда он поднял птицу за конец крыла над головой – другое крыло чуть не касалось земли. Раздувая грудь, мой конкурент бормотал что-то совершенно бессвязно-несуразное:

--Вот это да… Вот это глухарина… Ну… А-а… Красавец… Видал, как я…? Царь-глухарь… Видал?

Криво, напряжённо улыбаясь, я взял глухаря за крыло и чуть было не уронил, до того он был тяжёл. Как раз в этот момент по его телу пробежала последняя судорога, он беспомощно и обречённо шевельнул плечами и уронил свою уродливо-прекрасную огромную голову с белым, зеленоватым у основания клювом и роскошными красными бровями.

--Ты ж его у меня прямо из-под носа увёл, сукин ты сын, – сказал я. – Надо было мне сразу стрелять… А я, мудак, стоял с расстёгнутой варежкой. Заслушался, не так и не мать, понимаешь…

Саня только ликующе-смущённо хохотнул.

--А я тоже стоял, слушал… Полчаса, наверно. – Он забрал у меня петуха, как будто не мог с ним расстаться, и всё поглаживал перья, расправлял лиру-хвост и любовался.

--Такая моя везуха, – вздохнул я.

--Ничё… Следующий раз повезёт. Ладно, потопали. Фокс заждался, поди.

Он накинул ремённую петлю на ноги глухаря, привязал другой конец ремня к патронташу и перебросил петуха за спину, пачкая штормовку его кровью. Нарочно пачкает, мерзавец, подумал я тоскливо. 

Мы шагали в лагерь, а глухариные крылья расправились и взмахивали при каждом шаге, так что Саня был похож на дородного, неуклюжего ангела в резиновых сапогах и с чёрными крыльями. Я ковылял за ним, чувствуя себя разнесчастным и отравленным завистью до кончиков ногтей. Я всё отводил взгляд, но глаза сами поворачивались, как на шарнирах, и картинка эта разрывала мне сердце. Наконец я не выдержал.

--Слушай, Сань, – сказал я, – ты двигай в лагерь. Позавтракаете там, отдохнёте. Я жрать не хочу. Пойду поищу своего подранка. Может, при свете мне больше повезёт, а? Может, найду…

--Так надо ж на станцию возвращаться. На поезд можем опоздать, – возразил он, но я и слушать ничего не хотел.

--Я дорогу знаю. Догоню вас. Если через час не приду, топайте без меня. Я прорвусь.

Он ещё что-то бурчал, но я не стал слушать и свернул к полоске снега, на которой отпечатались наши утренние следы. Скоро я узнал и место, где мы начали подскакивать, и дошёл по своему следу до того самого дерева, на котором токовал петух. Мой петух. На земле всё ещё валялось несколько крупных тёмных перьев, пух полегче застрял на иголках сосны. Я вспомнил охотничью мудрость: если птица теряет перья, это мёртвая птица. Собачку бы сюда… Ничего, придётся самому поработать легавой, да поживее, а не то лисичка какая-нибудь утащит и этого петуха.

В том направлении, куда мог слететь глухарь, начинался довольно крутой спуск, и я принялся его отрабатывать, как истый сеттер, челноком. Это похоже ещё на пахаря – борозда поперёк склона, поворот, ещё борозда, уже пониже. Я заглядывал во все уголки, под все кусты, но глаза мои всё время притягивал густейший, непроходимый молодой ельник ниже по склону. Мне понадобилось бы дня два, чтобы толком его обыскать. От этой мысли хотелось взять ружьё за ствол и трахнуть о дерево. Бешенство замстило глаза, и я чуть было не наступил на глухаря, лежавшего у основания огромного валуна – видно, он удаоился о камень, когда слепо скользил над землёй на вытянутых в смертном оцепенении крыльях.

Я прирос к месту, потом кинулся вперёд с урчанием, словно петух мог улететь.  Но он был мёртвый и холодный, и весил он с тонну. Сашкин недомерок был ничто перед моим летучим голиафом.

И тут я несколько сбрендил. Я скакал, вопил, я целовал дробовик, я нежно материл своего небесной красоты петуха и бормотал какие-то бессвязные цепочки слов, непонятные вне стен дурдома. Я поглаживал зеленоватые перья на его зобу и белые – в подкрыльях. А когда услышал голоса друзей – они пришли-таки меня забрать и стояли теперь выше по склону – я поднял Жар-птицу над головой, задохнувшись в немом ликовании.

*
*
*
Прошлой весной я поехал на Урал навестить друзей и родственников. Спрашивал о своих товарищах по охоте. Фокс сорвался где-то в горах, повредил спину. Теперь спина вроде выправилась, но он отрастил огромное брюхо и редко куда выбирался. У Сани был уже внук, и этот потомок да ещё сад на даче поглощали его целиком. Я отправился на старый ток один и снова перебирался во тьме через поток. На этот раз на спине у меня был только лёгкий рюкзак, но я подумал, что таскать рояли всё же веселее.

А когда я добрался до тока, то не услышал ни одной рассветной песни. Жар-птицы покинули своё старое игрище, и в лесу было пусто и мёртво, как в давно разбитой, разграбленной церкви.
Сердце медведицы

Почему-то все думают, что медвежья охота – это когда ты охотишься на медведя. А у меня как-то все наоборот: сам на медведей почти никогда не охотился, в основном медведи охотились на меня.  И за сорок лет скитаний по диким местам таких печальных случаев накопилось порядком.  Повезло, можно сказать.
Не то чтобы медведям в нашей большой и красивой стране вообще нечего было делать, кроме как охотиться на людей. Но что-то в этом есть.  Медвежье население у нас очень большое, людское, пожалуй, еще больше, и когда эти два вида пересекаются, кончается все не всегда так мирно, как в цирке на Цветном бульваре.  Как говорил мой друг-хохол, «могуть быть жертвы».
Это не я один заметил. Когда бродишь по диким российским просторам, практически у каждого редкого встречного есть в запасе пара забавных медвежьих историй, которыми он тебя непременно угостит.  Особенно если путешествуешь в компании дамы, до судорог боящейся животных крупнее мыши. Или мельче. Не говоря о мышах как таковых.  Тут уж рассказчик входит в полный раж.
Где-то в тундре далеко за Воркутой, на Каре, если быть точным, набрел на нашу стоянку один мужик. Неподалеку от нашей палатки, на галке, он рассомтрел понятные нам обоим следы и принялся расписывать моей, тогда горячо любимой, супруге про своего кореша-морячка, который тоже пошел в тундру по ягоды и где-то сцепился с медведем, или медведь с ним, не знаю уж, чего они там не поделили. Морячок оказался не промах и спасся тем, что перехватил медведю сонную артерию обыкновенным складным ножом, кажется, «рысью». Это еще ничего, но наш новый знакомец был настоящий народный сказитель, знал, что весь смак – в деталях, и изложил очень подробно, как и что медведь разворотил тому морячку до его победного взмаха ножиком.  Полный каталог изобразил.  

Жена, коей в Москве была обещана мирная обильная рыбалка на тихой безлюдной речке, восприняла все это, скажем так, очень живо.  Тем более что мне и так уже приходилось объяснять некие внушительных размеров следы, находимые по утрам вокруг нашей палатки, и отвечать на разные вопросы: А почему этот застенчивый ранний гость ходит босиком в разгар арктического лета? А почему у него такие длинные пальцы на ногах и даже вроде бы когти?  Не жизнь, а сказка про Красную Шапочку.  Но это уже совсем другая история. Как-нибудь расскажу.

У меня тоже есть любимая медвежья бывальщина, в которой я фигурирую в несколько более благоприятном свете, чем в других, несколько более печальных эпизодах. Хотя и тут все небесспорно.

Я тогда шел по течению быстрой, мелкой речки в Восточных Саянах, выдергивая время от времени хариусов из пещер под берегом и из-за черных мокрых валунов.  В сумке уже была дюжина приличных рыбок – достаточно на две жаревки. Но правду говорят: ловить хариусов – это все равно что сидеть на игле. Если судить по рыбалке, соскочить с иглы, наверно, действительно непросто.

Идти по берегу, заросшему высоченной травой, было дьявольски трудно, протискиваться сквозь кусты вообще немыслимо, и иногда приходилось спотыкаться вброд по речке, а там скользкие валуны и ямы по пояс.  В общем, море удовольствия. С комарами мука особая, хуже всего остального. Ко всему к прочему я наткнулся на две кучи свежего медвежьего помета, в котором торчали муравьи – любимое их лакомство. Я даже остановился над ними, подумал: а хорошо бы вернуться в лагерь. Оружия у меня – удочка да нож. Подумал я так и пошел искать хариусов дальше.

В какой-то момент от комарья совсем житья не стало, но тут я набрел на широкую каменистую площадку, выступающую почти до середины речки. Там не было ни кустов, ни травы, вдоль ущелья подувал ветерок и относил облако комаров в сторону. Я сполоснул в реке горящие руки и лицо, присел на камень, подставил лицо солнышку и замер в блаженстве, мечтательно глядя на крутые, поросшие мощным лесом склоны и голубые небеса с неподвижными клочьями облаков.  Ни о чем особом я не думал.  Так, ленивые мысли лентяя, как сказал бы Джером Клапка Джером.  О бабах, короче. Любопытное дело: волшебные виды вроде бы должны склонять мысли к возвышенному, а тебя так и тянет на грешное.

У меня в то время был малый перерыв в платонических поисках второй своей половины.  Предыдущий эксперимент только что закончился, и весьма плачевно. Уж больно половинки были разные: одна от жесткого яблочка, другая от мягкого, раздавленного помидора. Безнадежное дело. Умудренный опытом, я теперь наблюдал, как Ленька Б., мой частый товарищ по скитаниям, проходил эту безнадежную науку.  Очень ему хотелось разделить со своей текущей любимой этот экстаз – когда вскарабкаешься на зубчатый пик или ступишь на полянку, сплошь покрытую эдельвейсами, хоть косой их коси. Вот он и потащил ее в этот поход по Саянам.

Сначала, конечно, были ахи, охи и восторг. Но восторги быстренько скисли, когда началась потная «ишачка» по десять часов в день вверх по крутеньким склонам, покрытым непроходимым подростом и населенным комарами-людоедами. Клянусь, эти скоты кусали меня в задницу сквозь записную книжку в заднем кармане. Ленька тащил теперь два рюкзака – один спереди, другой сзади – и все равно возлюбленная регулярно рычала на него, что твоя медведица.  Ну, по крайней мере они ни на минуту не расстаются, как и положено истинным любовникам, думал я себе со стороны несколько на садистский манер.  Тем больше резону мне держаться подальше от лагеря, поелику возможно.

Я посидел еще несколько минут совсем бездумно, потом отложил сумку, стащил сапоги и штормовку и прилег, где сидел. Немного понаблюдал полет орла. Черная точка ходила кругами в бездонном небе и наверняка не утруждала себя поисками идеала; разве что идеально жирного суслика. В голове кружилась еще какая-то чепуха, потом ее вытеснили белые, округлые, облакоподобные формы, и я задремал, убаюканный монотонной мелодией бегущей воды.

Разбудили меня какие-то забавные звуки – шлепанье, повизгиванье, какое-то мурканье. Ничего похожего на песню воды. Я как-то сразу, еще в полусне, вспомнил те кучи помета, и резко приподнялся. Ох, лучше б я этого не делал. Шагах в двадцати от меня выше по течению медвежонок-сеголетка, который только что, похоже, перебрался через речку к этому берегу, пыхтя, пытался взобраться на скользкую каменную плиту. Когда я дернулся, он с испугу шлепнулся в воду с громким, испуганным, каким-то детским воплем, и тотчас же за кустами ниже по течению ему ответил встревоженный рев на сотню децибел с гаком.

Должно быть, я мгновенно сообразил, что нахожусь в положении, которого таежники боятся больше живого черта – между медведицей и ее медвежонком – потому что, не успел этот рев затихнуть, как я уже мчался на манер испуганной газели, словно мне в кровь впрыснули литр адреналина. Я часто слышал, что в такой ситуации бежать, плыть или карабкаться на дерево совершенно бесполезно: медведь делает все это много лучше человека. Однако тут не до тактических соображений, когда за тобой гонятся полтонны разъяренного материнского инстинкта, чтоб отомстить за своего бедного обиженного отпрыска, на хрен он мне сдался тысячу лет.

Если честно, я вообще не припоминаю каких-либо мыслительных процессов в своей башке, пока я не налетел на толстенный ствол сосны.  Влезть на нее было совершенно невозможно – первые сучья начинались где-то метрах в четырех над головой; сердце мое грозило разнести грудную клетку в лоскутики, а рев и треск за спиной стремительно приближались. Не думаю, чтобы я и тут осмысливал что-то, а просто подскочил к поваленному дереву, вокруг которого было наломано множество сучьев и подроста, отчаянным рывком выдернул длиннючий шест, прислонил его к сосне и взлетел по нему на дерево, словно мартовский кот. Все так же движимый не мыслью, а безошибочным инстинктом, я подтянул шест, зажал его между сучьями у себя над головой, отчаянно нажал. Дрючок хряснул, и в руках у меня оказалось нечто вроде копья с наискось обломленным, довольно острым концом. Как раз вовремя: в этот самый момент из зарослей со страшным рыком вывалилась медведица.

Глазки у нее горели решительно дьявольским огнем, вид вообще был жуткий, но, вы не поверите, первое, что бросилось мне в глаза – так это  ее какая-то комичная, карикатурная голова. Она казалась непомерно большой из-за всклокоченной шерсти, из которой нимбом торчали разные веточки, труха, репьи и вообще черт знает что. Однако любоваться этим чучелом у меня не было никакого времени: она налетела на сосну как танк и принялась карабкаться вверх с леденящим кровь рыком и совершенно недвусмысленными намерениями.  На мое счастье лезть ей было тяжело, ствол был гладкий и неохватный, медведица, похоже, не первой молодости, так что вверх ее несла в основном ярость.

Честно говоря, к тому времени на меня самого тоже накатило некое бешенство, словно мухоморов попробовал.  Уж больно все это было позорно и недостойно человека разумного, царя природы. Я сел верхом на толстенный сук, уперся ногами в сучья пониже, перевернул свое оружие зазубренным концом вниз и занес толстый конец обеими руками над головой. Когда расстояние сократилось, я дико, по-казацки гикнул и изо всех сил пырнул острием в оскаленную пасть. Тут мне скорее всего повезло, в момент вопля и удара медведица, видно, разинула варежку, и жало вошло довольно глубоко. Она попятилась, замотала головой, потом шарахнула лапой по шесту, чуть не выломав мне руки, да и на суку я усидел чисто Божией милостью. Все же ей, похоже, надо было держаться за ствол всеми четырьмя лапами, потому как при ударе она опять посунулась вниз, но тут же двинула вверх с удвоенной яростью – и все повторилось снова и снова, как в кошмаре. Я бил, промахивался, попадал, орал – в общем, совершенно безобразная сцена.

Скоро сил у меня никаких не осталось, руки и плечи горели от напряжения, в любую минуту медведица могла выбить у меня копье, и тогда мне ничего не оставалось, как попытаться повторить подвиг того моряка с ножиком. Ни хрена себе перспектива. Морячок-то вышел из той потасовки без скальпа, не считая другого-прочего. 

И вот, когда конец, казалось, был совсем близок, а медведица – рукой подать, на сцене появился виновник всего этого безобразия, донельзя лицемерно скуля, словно его, сученка, ужасно обидели. Этот идиот явно не сообразил, что под горячую лапу лучше не попадаться.  Мамаша сначала кинулась к нему, обнюхала, облизала, а потом дала такого леща, что он чуть не улетел назад в реку.

Тут она снова кинулась на штурм, только я за короткую передышку вытащил нож и заточил конец своего дышла-копья поострее. Когда она все с тем же неистовым рычанием принялась тяжело карабкаться ко мне, я ее уже ждал.  На этот раз я перегнулся, опустил острие пониже, и только она остановилась, чтоб отбить его в сторону, я дернул копье вверх и в ту же секунду с хэканьем обрушил его вниз, целясь в правое ухо. Видно, медведице пришлось солоно, потому как она кулем свалилась на землю, хотя тут же взвилась на дыбы с таким ревом, что чуть не сдула меня с моего насеста.

И все ж исход поединка решило не мое копье и не потоки грязной ругани на двух языках, лившиеся на медведицу сверху, а скорее скулеж этого несчастного отродья где-то на галерке. Медведица во второй раз на минуту оторвалась от нашей потасовки и кинулась к нему.  Если б кто-то снимал это кино, кадры вышли бы забойные: сидит этот бедняжка на задних лапах, передними держит голову и горько-горько жалуется всему свету. Правда, при виде своей любящей маман он на этот раз проворно слинял в густые кусты и продолжал верещать из надежного убежища. 

Сердце мамочки явно разрывалось между жаждой мести и материнским инстинктом. Она кинулась еще пару раз к дереву, чуть не снесла его с корнем, но потом добрые чувства возобладали, и она навсегда исчезла из моей жизни в направлении жалобных воплей. Вслед ей раздавался мой презрительный хохот и знойный мат. Никогда не считал себя склонным к истерике, но видно правду говорят: век живи – век учись, и дураком таки помрешь.

Я еще с час посидел на своей ветке.  Постепенно пульс вернулся к половине нормы, и на том спасибо.  Я все строгал жало своей рогатины и тщательно просеивал таежные звуки. Потом заморосил прохладный дождик, и я вспомнил про свою куртку, сапоги и плащ-накидку на каменной плите. В конце концов я соскользнул со своего насеста и невротической тенью покрался к реке. Улов мой исчез, а шмотки оказались в совершенно растерзанном состоянии, к тому же покрытыми некими вонючими знаками медвежьего недовольства.

Солнце уже опускалось за хребет, когда я вернулся в лагерь. Ленькина возлюбленная на минутку выставила свою опухшую физиономию из палатки и молча исчезла. Сам премьер-любовник возился около костра, готовил ужин.

--Где тебя черти носили? –- пробурчал он.

--Не черти, медведица, – небрежно обронил я. – Понимаешь, загнала меня на дерево. –  Я рассказал, как дело было, скромно эдак нажимая на разные героические детали. Только товарищ мой как-то слабо все это воспринимал.

--Мне бы твои проблемы, -- угрюмо обронил он, когда я наконец замолк.

Оно обидно, конечно. Но мужика тоже можно было понять.

Потасовка в лесу

Что сказать о бурых медведях? Не-пред-ска-зу-е-мы, вот и все о них. Ничего определеннее не скажешь. Случись встретиться с мишкой  в лесу, девять из десяти постараются убраться подобру-поздорову, особенно если начать палить в воздух, лупить по дну ведра или поднять дикий визг, как это делают деревенские девы, когда идут по ягоды, а натыкаются на нечто такое вот, из себя мохнатое.  Девять из десяти – а ну как сразу напорешься  на того, десятого?
Один мой старинный знакомый перестрелял на своем веку добрую сотню косолапых. Так вот он говорит, что терпеть их не может именно по этой причине: никогда не знаешь, что у него на уме. Иногда он трусливей зайца, иногда свирепей самого себя.  Так старикан и говорил: «Столкнешься с ним на узкой тропинке и никак не скажешь по его роже – любопытствует он просто или мылится тебя разорвать; только ли он вывалился на тропу или часами тебя скрадывает, чтоб закусить человечинкой».  И вообще Трофимыч предпочитал тигров и волков: с теми хоть всегда ясно, как и что.

И я очень даже понимаю, почему таежники посмеиваются, а иные внятно матерятся, когда слушают барышень из телика – про то, какие мишки милые, добродушные, безвредные и даже где-то полезные. Санитары леса, в общем. И его украшение. Мухи не обидят. Не знаю, как насчет мух, но людей они точно обижают. Иногда до смерти.

Чтоб не очень пугать пришлых людей, таежники могут и вправду сказать, что медведь действительно не так уж страшен, как его малюют – если, конечно, не подранить его и не гоняться за ним со всей дури по чащобе. Тут, конечно, могут быть жертвы, но что заслужил, то и получи. А как же. А вообще бояться его не стоит – за некоторыми исключениями; а какими, тому следуют пункты.

Во-первых, ранней весной, когда еды в лесу никакой, а жрать после зимнего поста хочется по-страшному. В это время медведь считает все, что движется через его территорию, полезным приварком к своей весенней диете из безвкусного, водянистого прошлогоднего мха. 

Во-вторых, летом, во время гона, когда самцы в совершенно гнусном настроении, везде им мерещатся соперники, и они готовы деконструировать абсолютно все живое, что появляется вблизи объекта их мерзкой похоти.

В-третьих, осенью, если год неурожайный на ягоды и прочий корм и медведь не может отложить под кожей достаточный запас жира на зиму.

В-четвертых, зимой, когда эти голодные животные вместо того, чтобы свернуться клубком в уютной берлоге и сосать лапу – хотя кто и когда видел, что они сосут именно лапу? – мечутся по лесу с одним желанием: чего бы или кого бы такого съесть.

Ну вот. А в остальное время медведи практически не опасны. Более-менее.

В четвертом из описываемых случаев мишки скорее всего чуют, что зиму им не перекантоваться, и потому опускаются до каннибализма, сильный пожирает слабого, а страх перед человеком, если он когда и был, начисто пропадает.  Иногда эти шатуны, как их называют, терроризируют целые деревни в Сибири, а в тайге нападают даже на группы людей, не говоря про одиночек.

Сам я как-то столкнулся с шатуном в Уральских горах.  Я там мирно стрелял себе зайцев.  Ну, скажем так, пытался стрелять, да все не везло, одного только подранил, и он ушел, роняя крошечные капли крови на снег и сухие былинки, но и те скоро исчезли.  Терять подранков зазря для меня хуже анафемы, и я принялся тропить зайчишку, то есть потопал по его следу, и так провел весь короткий зимний день. Не ведая, что и меня кто-то тропит, как я зайца. Такой вот круговорот жажды крови в природе.

Я уже подумывал, не бросить ли это занятие – вымотался вконец, таскаясь по горам, извините, по самую задницу в снегу, да еще с заходами на болота. Там, в этих засыпанных снегом грязевых ваннах, было веселее всего.  А впереди был еще длинный-длинный путь «домой», к шалашу, который мы с тремя ребятами поставили на хребте.  Умные люди вообще остерегаются спотыкаться по ночам в горах: уж очень легко в темноте соскользнуть в какую-нибудь трещину. Она тебя радостно примет, и с концами. Только что был ты собственной персоной, и вот уже мешок с костями.  Перспектива – обхохочешься.

Виденья поломанных ног и зайчишки, гибнущего зазря – ну, не совсем зазря, какая-нибудь лисичка мне только спасибо скажет – испортили настроение всмятку.  Так вот просто бросить все к черту и уйти не было никакой возможности, и я решился на последний спурт, изо всех сил напрягая глаза, чтоб не сбиться со следа в густеющей тьме.  Я знал, что зайчишка вот-вот должен залечь.  След пошел сдвоенный, строенный, теперь скидка, след вроде кончается, а зайка растворяется в воздухе, и только наметанный глаз заметит ямку под кустом метрах в шести-семи: это косой сделал гигантский скачок, приземлился на все четыре лапки, собранные в точку, и пошел чесать дальше.  Теперь должна быть петля – это когда косоглазый закладывает почти круг, возвращается на свой след и иногда наблюдает из-под елочки, как охотник, дурак дураком, копается в этих следах, а зайчишка со смеху покатывается.  Когда местность позволяет, я пытаюсь сделать встречную петлю, и тут уж кто кого перемудрит.  Иногда удается набрести на грызуна, когда тот стоит столбиком, колотит воздух передними короткими лапками, принюхивается, присматривается – и тут уж нечего делать, получай по ушам.

Слева у меня была скальная стенка; значит, петля могла уходить только вправо.  Нервишки мои натянулись, ружье нежнее легло в руках. Я начал пятиться, потом повернулся и пошел по своему следу назад, туда, где скала загибалась.  И до сего дня не знаю, что заставило меня заглянуть за поворот – провидение, экстрасенсорика или сверхъестественная чувствительность к опасности, которая с годами развивается у альпинистов и потом уж никогда не уходит.  Не знаю, но только я заглянул за край и почти в ту же секунду дважды отпалил по налетающей на меня черной косматой комете. Автоматически я метил в голову, ведь в стволах были не пули и даже не картечь, а дробь на зимнего зайца -- №3 в правом стволе и №1 в левом, и бить надо было только в лоб.

Не спрашивайте, как мне удалось отскочить с пути урагана, но удалось. Я стукнулся спиной о скалу и устоял на ногах, а медведь затормозил всеми четырьмя лапами, с неимоверной ловкостью развернулся, встал на дыбы и слепо двинулся в мою сторону.  Дробью ему выбило оба глаза, только я ничего этого не знал, да и выбора у меня особо не было – я был как боксер на канатах.  Я заорал, а может и завизжал, ширнул пустые стволы в оскаленную пасть, он с рыком клацнул о металл зубами, лапы его чуть не выдрали у меня ружье вместе с рукой, но я все же удержался за шейку приклада левой, а правая уже нащупала на поясе длинный якутский нож.  Одним слитным движением я нырнул под взмах лапы, пырнул лезвием куда-то в область медвежьего сердца, отпустил ружье и нож и отскочил прочь – небось, побил мировой рекорд по прыжкам в ширину.  Еще в прыжке я почувствовал страшной силы удар по спине и покатился по снегу, а следующее, что помню, -- я стою на коленях и деревянными руками пытаюсь расстегнуть брезентовый чехол туристского топорика слева на поясе, у меня ничего не получается, я весь дрожу и не сразу соображаю, что потасовке конец.

Медведь сидел на задних лапах, привалившись боком к стенке почти там же, где только что стоял я.  Он медленно зевал, из пасти толчками шла кровь, потом еще кровь, совсем немного, а потом челюсть отвисла, и кровь перестала течь.  Я наконец вытащил свой жалкий топорик, подошел на вибрирующих ножках к далеко отлетевшему ружью, продул стволы, вытряс снег, аккуратно зарядил ружье пулями, не спуская с медведя глаз, и медленно, притормаживая на каждом шагу, подступил к медведю, готовый в любую секунду выстрелить.  Глаза мои задержались на рукоятке ножа, торчащей из густой, спутанной шерсти в левом боку зверя – рукоятка не шевелилась.  Значит, сердце остановилось, тупо подумал за меня кто-то. 

Я сел, а вернее повалился на заснеженный валун и принялся перебирать свои поломки и потери.  Рюкзачок мой был разодран надвое.  Тут мне дико повезло, на рюкзак пришлась почти вся сила последнего медвежьего удара, а ведь этот черт может одним взмахом перебить хребет корове.  В ватных моих штанах тоже зияла длинная рваная дыра, но когда это случилось, я, хоть убей, припомнить не мог.  А в целом я отделался легким испугом да, небось, синяком во всю спину, если не считать общего потрясения взглядов на жизнь в целом.

Потом я осмотрел медведя.  Он был молодой, но не пестун, хоть и в два раза меньше, чем казался во время нашей потасовочки.  Не гигант, в общем, но довольно упитанный, совсем не похож на тех пугал, что не залегают на зиму из-за голода.  Скорее всего его лишь недавно подняли из берлоги, а возможно и ранили, и был он зол на весь мир, а на людей особенно.  Ну, и кто его осудит, беднягу.

Так я сидел на том валуне, дрожал и дышал быстро-быстро, как собака в тропическую жару, потихоньку замедляясь, и чем дольше я на него смотрел, тем менее свирепым и страшным он мне казался. Скорее жалким каким-то.  Безглазая его башка была похожа на нечто пыльное и набитое опилками в краеведческом музее, а выражение его физиономии было не столько устрашающее, сколько... ну, обиженное, что ли.  Опять же стало ясно, что недавняя героическая рукопашная была по большей части ни к чему.  С левой стороны в голове медведика зияла порядочная рана: на таком близком расстоянии заряд дроби-единички не разлетается, а бьет в одну точку, как пуля, и попал я, что называется, «по месту».  Бедняга был уже при смерти, когда кинулся в последнюю свою слепую атаку, и умнее всего было бы быстренько убраться с его дороги и подождать, пока он окачурится. А откуда мне было знать, подумал я почти виновато.

Короче, вовсе не чувствовал я себя героем-победителем, а скорее довольно несчастным человеком с некоторым налетом отвращения к самому себе и к тому, как все в этом мире устроено.  Очень мутное ощущение, и разобраться в нем мне было тогда не по силам.  Ну, конечно, радостно, что живой. Это – без вопросов.  Столь же ясно, однако, что быть живым – вовсе не так уж само собой разумеется. Как говорится, тут возможны варианты.  Конституция говорит одно, а бабка – надвое.  Наивняк этот насчет святого права ходить и сопеть в две дырки, может, и вернется, но должно пройти время.  Я попробовал нащупать какое-нибудь сравнение для своих ощущений, но в голову лезла только tristesse post-coitale, что было очевидной дурью. А с другой стороны, может и нет.  Тяжело вздохнув, я спросил себя: Слушай, друг, а ты часом не стареешь?

Вообще-то ясно, в чем тут дело: я был один, а потому открыт всяким душевным заморочкам и поискам, притом совершенно не ко времени.  Если б я был с ребятами, сантиментам просто не было бы места, все бы шло по ритуалу: соленые шуточки про то, кто больше наложил в штаны, а кто успел только хлебальник разинуть, стопарь-другой водочки, «Выпьем, други, на крови...» и прочая суета.  Плотная защита от грустных мыслей до самого отхода ко сну, а к тому времени я б уже порядком наклюкался.  А теперь я сидел под звездами среди мертвой тишины, лицом к лицу с живым существом, которое только что уработал, и единственным моим оправданием было то, что он сам напросился.

Седалище понемногу начало замерзать – все ж таки камень и снег. Я еще раз тяжко вздохнул, встал и похлопал медведя по мохнатой изуродованной голове, бормоча при этом: «Зря ты, паря... Как с х.. сорвался, понимаешь».  С усилием выдрал из медвежьего бока нож, аккуратно протер его снегом и сунул в ножны.  Еще с минуту постоял лицом к лицу с темной массой, в которой только обнаженные клыки белели там, где не были залиты черной кровью. Надо было что-то придумывать.

Бросать медведя здесь на ночь было никак нельзя: к утру волки не оставят от него и куска мяса на полшашлыка.  Я вспомнил упущенного зайца-подранка, которого последние события начисто выбили у меня из головы.  Терять еще и медведя – нет, невыносимо.  Постанывая при мысли обо всем, что теперь предстояло сделать, я принялся рыться в снегу, собирать высыпавшиеся из рюкзака манатки, а потом вскарабкался на утес, под которым и разыгралась вся эта драма.

Наверху, в полной уже темноте, я развел костер на пне и принялся подавать сигналы, как нас учили в альпинизме: выстрел через каждые десять секунд в течение минуты.

Часа через два ребята меня разыскали.  Конечно, эти бесчувственные охламоны первым делом поинтересовались знать, в каком виде у меня подштанники.  Пришлось их разочаровать. Я ведь просто не успел испугаться.  Но все равно, пока мы снимали шкуру, свежевали тушу и рубили ее на четыре куска, чтоб каждому было что нести, то один, то другой начинал развивать тему медвежьей хворости, и все про то, какая это прилипчивая болезнь.  Шуточкам пришел конец, когда кто-то заметил приличное количество парных ярко-желтых огоньков в окружающем лесу. То светились глаза волчьей стаи, собравшейся закусить медвежьей требухой.  Небось, они моего зайчика разорвали в секунд, и не всем там даже на зуб попало. Бедный зякин.  Из огня да в полымя.  Нет, ну до чего зверская планета...

Позже я часто рассказывал друзьям-охотникам про этот случай, и общее мнение такое, что мне со страшной силой повезло.  Судя по рассказам, когда медведь скрадывает человека, тот и обернуться не успевает, не то что выстрелить, а если стреляет, то «не по месту», в неубойные части тела, и все кончается очень невесело.

И все же главная мораль таких россказней – а наслушался я их порядком – надо воевать до конца. Тут я вроде поступил правильно, хотя действовал не по разуму, а единственно из инстинкта.  Рассказывали, например, что один грибник в таком же вот сеансе мордобоя воткнул медведю свой ножик в ноздрю и там крутил, пока мишка не взвыл от боли и не отпустил его на волю.  В другой стычке вообще непонятно, кто кого ломал: здоровенный мужик ухватил косолапого за челюсть, потом за язык и чуть было его не вырвал, хотя тот и пожевал ему руку порядком.  И в обоих случаях человек выжил, что как-то вдохновляет.

Да, таких духоподъемных историй много.  Кто ж из нас любит кино с плохим концом.  Но когда я вспоминаю эту зимнюю картинку у подножья скалы, меня пробирает дрожь, хотя с годами все меньше и меньше. И я каждый раз представляю, как это могло кончиться. Ведь совсем по-другому могло кончиться. 

Потому я и думаю: и сколько ж таких героев попало в немую статистику под грустной рубрикой, так похожей на эпитафию: «Пропал в тайге»...

Змеиный супчик
Костерок горел исправно – невидно, но жарко. Вода в котелке еще не булькала, но уже припузыривалась на дне, скоро заходит слоями, и можно засыпать. Я вытащил из рюкзака суповой пакет, посмотрел на бычью морду в фас, подкинул в ладони. Один супец сегодня жидковато будет. Чуть не девять часов махали веслами, поджилочки так и гудят. Вытащил вторую морду, надорвал оба пакета и снова застыл, пялясь в котелок, как авгур какой-нибудь.

В ушах зудел щебет. Рутинные дела: я кашеварю, Саня лепит палатку,

супруга моя щебечет. Разделение труда. 

-- Вы знаете, Саша, мне иногда так жаль городских жителей, которые никогда не видели всего этого. – Сценичный жест в сторону медленно тонущих в пасмурной вечерней сини хребтов. Интересно, как она сама их видит, с ее диоптриями. Я знал эту тираду наизусть, сам ее когда-то выдал в наивную, неосторожную минуту, и теперь ежился, ожидая продолжения. – Ведь это все равно, что лишить себя какого-то органа чувств, какого-то духовного измерения. Все равно, что обокрасть себя неверием в Бога, или Высший Разум....

Вот граммофон чертов, хмыкнул я в котелок. Эмка повела на меня черным артистическим глазом. Саня, загоняя кол в землю железной пятой, тоже искоса метнул мне взгляд: пущай дама булькотит. Не все ж ему заводской мат-перемат слушать. Рафинированное слово и кошке приятно.

Я вздохнул, ссыпал супцы в кипяток и замер блаженно. Скоро хлебнем жидкого, горячего и много. Из всех походных ед больше всего люблю вот это. Целый день на реке, три порога, колотун – то ли от возбуждения, то ли от хладной мокрети, а в конце нобелевский приз: костерок, покой, истома и горячий суп от пуза. Больше стопки люблю. Ну, скажем так – почти.

Пора снимать. Теперь котелочек аккуратненько на плашечку у рогулечки, пусть потомится да поостынет, уж больно горяч. Не фига рот обжигать, запасных нету. Повесил котелок для чая, потянул сушину из-под Эмки.

-- Мадам, передвиньте задницу, это ж мои дрова. И вообще, помогли б человеку, изнемогает ведь. -- Саня хрюкнул. -- Сань, пятиминутная готовность. И дай ей хоть шнур размотать, а то до свету не управимся.

Я отошел к обрыву, побрызгал, задумчиво глядя вниз на немолчную, исходящую предночным перламутровым туманом речку. Пробирало чем-то космически-мистическим, аж передернуло. Над рекой в горах это бывает. Откуда-то приплыла идея: а ведь чем интенсивнее воспроизводится добротная мысль, тем быстрее она покрывается патиной пошлости. Небось, и формулу можно вывести, только кому это надо, и кто это вытерпит...

Что-то меня толкнуло, я повернулся к биваку – и остолбенел. Саня дал-таки Эмке размотать шнур тента, и теперь она торжественно тянула его на себя и пятилась, пятилась к костру. Я заорал: “Стой!” и скакнул вперед, но было поздно. С легким стуком котелок опрокинулся, и супчик, драгоценный мой супец вылился на землю почти невидимой лужицей. Чуть ли не в броске я подхватил котелок, заглянул – там осталось что-то на дне, не боле четверти. Я медленно опустил котелок и так же медленно, отчетливо выговорил:

-- В гр-робину твою дуры маму...

Зря, конечно. Она вообще ни в чем никогда не виновата, а матом – это ей вроде как медаль повесить. Это же ж нецивилизованно. Она теперь в такие высоты оскорбленного духа залетела, что никакой супец оттуда не разглядишь. Я виновато глянул в детски обиженное лицо Сани – c его массой без супчика заскучаешь.  Он отвернулся и полез в палатку. Я снова заглянул в котелок и сказал:

-- Что ж, отужинаем, чем Бог послал...

-- Вы можете разделить мою порцию, – предложила Эмка скорее высокомерно, чем великодушно. Я плотно зажмурился и замотал головой…

Ночью урчало. Я думал, в животе, оказалось – гром.  Недолго постукал по тенту дождь, и я опять окунулся в истомный омут. Потом другой стук, осторожный и деревянный. А-а, это желудочно озабоченный Саня завтрак мантулит, хмуро вычислил я. Подъем.

Спал я во всегдашней позе, по системе “ложка в ложку” или “сиамские эмбрионы”, согревая животом эмкину тощую спину и остальное. Живот у человека – самое горячее место, на нем можно волглые рукавицы сушить, не то что плюгавые чресла. Я привычно-ласково чмокнул беззащитное женино плечико и высвободил вусмерть затекшую руку.

После двух недель хода глаза притерпелись к слепящей красоте Саян, но все равно от первого утреннего взгляда что-то екало, или иглой кололо. Ну не может человек жить все время среди этой красы, не получится. Я пробовал. Да и вообще на земле Божией не получается пожить, сколь хотелось бы, а как-то все менее и менее... Грустно все это.

-- Воды прибыло, -- обронил Саня.

Я глянул. И впрямь вода валила много гуще, чем вчера.

-- Снега тают. Разведать бы....

Саня вопросительно высморкался. Как, мол, насчет жрачки. Я насталил сердце, пошел, опустился у входа палатки и вытащил Эмку за ногу.

-- Мы идем разведать маршрут, -- наставительно помахивая пальцем перед заспанным носом, внушал я. -- К восьми ноль-ноль завтрак должен быть готов. С оладушками. Иначе повешу на рее.

-- Есть, Командор! – Очень она любит театр. И на том спасибо.

Пошли смотреть порог, кличка Страшный, вид сверху тоже. Каньон, высокие щеки, три ступени с полверсты друг от друга, страшная первая, но не очень – если попасть в проход у левого берега. Но вода, вода... Скорость сегодня на пределе наших возможностей.

-- Придется облегчить лайбу, -- вынес вердикт Саня.

Вот так, значит. Значит, так. Саня проходит порог, я пролетаю в полный рост, с рюкзачиной по скалам и с завистью в душе. Без варьянтов. Саня классный плотогон, а я как-никак десять лет ходил в альпинизме, все скалки теперь мои.

-- Эмка?

-- Твой дэло, – процитировал Саня, не отрываясь от реки. То-то и оно, что мой.

-- Значит, так, -- сказал я за кофе. – Мы тут раскинули крестьянским умом...

-- Почему вы все про этот крестьянский ум ? – Эмку распирало утреннее желание посвиристеть.

-- Когда человек изящно шурупит, это называется крестьянский ум. Не перебивать. 

Я объяснил все про воду, скорость, вес, маневр, но это все пролетало по касательной, да я и знал, что в гору ее не затащить. Она панически боялась скал. Там надо соображать и пластаться, а не сидеть уютным балластом, как в лодке. Я раз за разом выстраивал логические цепи, но легче объяснить Эйнштейна барану, только баран, он не такой упрямый и изворотливый в ответах. Беспросвет. Ей эту резину тянуть, что шоколад жевать. Доводы ее дурней попа, но на хрен смысл, когда главное – дикция. А время подпирало. К тому ж я знал: она может сесть на скале, и кранты: подвернула лодыжку. Руби носилки и не кашляй.

В конце концов, я уступил, только в животе какая-то холодная ляга дернулась, как перед восхождением с чьей-то смертью, но я не узнал белесой тени, подумал – просто из-за ссоры, а скорее всего ничего не подумал.  Настрой, мол, вшивый, и всего делов.

Через полчаса я столкнул их на воду, полюбовался нашей ЛЭ-3, лодка экспедиционная трехместная, чудо лодочка, по порогам скачет радостно, как трехмесячный котенок. Саня кряжисто высился на корме, мощно огребаясь байдарочным веслом с широченными лопастями. Весла он делает сам, штатным не доверяет. Эмки в носовом гнезде почти не видно; небось досыпать устраивается.

Я подсел под рюкзак, взвалил на спину и побрел вверх, не отрывая от них глаз. Саня работал веслом на радость маме, лопасти так и сверкали мельницей.  Он заметно набирал скорость: лодка должна идти быстрее потока, иметь ход, только тогда возможен маневр.

Вот они уже запрыгали по бурунам, Саня начал нацеливаться на проход, и тут я увидел, как он зачем-то крутанул веслом над головой – Лопасть! У него оторвало одну лопасть! Он бешено замельтешил, не давая лодке развернуться лагом к потоку, проталкивая ее ближе, ближе к проходу, но не успел.  От страшного удара о подводный камень отлетела и вторая лопасть, лодку развернуло, поставило чуть не на попа, мелькнуло черное днище, я дико заорал, “Саня-а-а!”, но лодка уже обрушилась в трехметровый слив, и река была пуста.

Рюкзак сам скользнул с плеч, и я поскакал вверх, вверх, что-то рыча и захлебываясь, делая иногда какие-то безумные козлиные прыжки с камня на камень, и хрен с ним, пусть... Потом в одном месте поскользнулся на мокром мхе, сильно ударился бедром, меня потянуло вниз, вниз, заскреб ногтями, почувствовал – улетаю. Рука сама скользнула в узкую щель, сжалась в кулак, развернулась, резанула боль, но я уже не падал, я висел на этом замке, тупо смотрел в камень перед носом и бурно дышал, нелепо подрыкивая при каждом выдохе: “А-а-р-р... А-а-р-р...” Смертно хотелось разжать кулак, но я с матерным воплем подтянулся, задрал ногу, поставил пятку где-то рядом с ухом и выбросил тело на каменную полку.

Когда красные круги перед глазами немного рассосались, я сел, положил голову на колени, забормотал сквозь сопли:  “Жизнь говно... Жизнь говно... Мудак Саня...  Домудил со своими прекрасными веслами...” Потом встал и через силу полез вперед, беспрерывно шаря глазами по реке, но там – лишь белая пена.

Не знаю, сколько я брел. Кончился каньон. Я срезал мыс тайгой, уперся в приток – он с грохотом рушился тут в реку. Равнодушно прикинул: живым не переплыть. Прошел немного по галечной косе, стараясь не смотреть на пустую гладь справа. Здесь река лилась ровно, без морщинки. Сел, опять обнял колени, опять положил голову. Замер. Мыслишки скакали мелкие, как мыши, но я их все равно боялся. Молитвенно покачался, снова замер.

Очнулся я от скрипа шагов по гальке. Поднял голову.  По косе шагал мокрый Санек в мятом шлеме, рожа расплылась от уха до уха. Я дернулся, из-за саниной спины выметнулась Эмка, просеменила, упала, уткнулась мне в колени, заверещала совсем по-бабьи, вроде бы даже икая: “Сержи-ык... Сержи-ык...” 

Сочащейся рукой я погладил ее волосы.  В носу как-то незнакомо засвербело, мир оплыл по краям, и я хрипло пробормотал:

-- Ни хрена себе змеиный супчик...

Саня виновато шморгнул носом.
--Ты где рюкзак бросил? Давай я смотаюсь, притащу... а?

Наверно, пара минут прошла, прежде чем я смог ответить – все сидел, гладил эмкины волосы. Волосы были сухие, одежонка тоже, практически. Саня мокрее мокрого. Все ясно: Санек вовремя резко вывалился за борт, еще наверняка и придержал суденышко, и обошлось без оверкиля. Облегченная лодка плавуча как пробка. Эмка небось и испугаться не успела, так и сидела в носу. Дружка моего, судя по шлему, изрядно побило таки о камни, но так ему, обормоту, и надо. Не фига с самодельными веслами фокусничать. Ну да что уж теперь – героев не судят. Я вздохнул и пробормотал наконец:

-- Сам притащу, ты не найдешь. Лодка цела?

-- А че ей сделается… Резина, она и в Африке резина.

И то верно. Кряхтя, я встал, ткнул Санька кулаком в пузо и полез искать рюкзак.

Охота на Пелыме
1
Пелым – приток Тавды, Тавда впадает в Тобол, Тобол в Иртыш, Иртыш в Обь, а уж Обь – в Северный Ледовитый, это все знают.  Но ей-ей, когда плывешь по Пелыму, не верится, что он чей-то там приток. Бывают такие плесы, что налетят стороной утки, отпалишься по ним, а дробь падает чуть ли не на середине реки. До другого берега далеко-далеко не долетает.

Уток тут не так чтобы пополам с водой, как на Оби, но хватает.  Есть кряква, шилохвость, широконоска, серая утка, свиязь, оба вида чирков, да мало ли чего. Еще была утица, которую я до того не бил, некрупная с белым пером в крыле, и очень близко подпускала лодку, прежде чем взлететь, аж стыдно было стрелять.  На рану некрепкая, падает комом, подплывешь – а там жалкий комок перьев колышется и головка под водой. Другие утки были покрепче, да и на реке патроны, как ни береги, отсыревают, заряды нерезкие, и сбитые утки долго трепыхались. Иногда даже гоняться за ними приходилось. Я греб, а Иза-Изабелла ловила их за шею, тащила в лодку и при этом горько плакала. Но за глотку держала крепко. Любила утятинку, хоть жареную, хоть в шурпе.

Река в общем славная, хоть и мрачноватая.  Темная, довольно враждебная на вид тайга немного давила на психику, но мы ж так долго  грезили, чтоб было тихо, просторно, безлюдно, ни одной человеческой образины на сотню верст, а то и больше.  Истинный рай, после тайных торопливых свиданий в неприятных, неубранных, почему-то всегда холодных квартирах ее и моих знакомых.  А потом еще эта езда тремя поездами: Москва—Свердловск, потом Свердловск—Серов в общем вагоне, грязь, мат, духота, все сидят друг на друге, тихий ужас на колесах. Наконец, Серов—Приобье, тут получше, но на станцию Пелым приехали ночью, спали на цементном полу в пустом зале ожидания, подстелив спальник. Хотя какой там сон. Туда бешено ломились какие-то хмельные аборигены, но я засунул в дверную ручку лом (небось, для того и стоял там, к косяку прислоненный), они поорали, постучали и убрались искать приключений дальше.

Чуть засветало, я побежал по путям искать ж.-д. мост через Пелым, который мы пересекли ночью. Туда же шли рыбаки, и навстречу попадались, когда возвращался к станции. Но все хмурые донельзя, смотрят куда-то вбок, а насчет остановиться, потрепать языком или там хотя бы поздороваться – ни-ни. Очень непривычно после Кавказа или Средней Азии, да и в российской глубинке тебя сразу облепит народ, только появись. А тут ну прям чертом смотрят, и все в сторону. Один только нагнал нас, когда мы груз свой перетаскивали к мосту, и немного помог, но какой с него помощник – перебрамши с утречка, а может, еще вчерашний хмель, и по пьяни любопытство его одолело. Трезвый, небось, тоже рожу отвернул бы, как и все прочие.

Такое вот было первое впечатление от местной публики: словно они то ли постоянно настороже, то ли все с перепою. Мы этому поудивлялись и на эту тему порассуждали, но скоро позабыли, когда надули у моста лодку, погрузились, оттолкнулись и поплыли.  Почти весь день дремали с устатку. Река сама несла. Просыпались, крутили головой, пялились на неописуемый пейзаж, счастливо переглядывались.  Я к этим красотам привычный, нет того первого шока, а Изочка прямо млела; меня же разбирала гордость, что я до такого додумался, притащить ее сюда. Cтарый кретин. Но кто ж знал... 

Хотя мог бы кое о чем догадаться уже в Серове. Там на станции меня прихватил пожилой опер в штатском и долго ковырялся в документах, а сам все стриг глазами, разглядывал мой груз горой. На Изу из деревенской деликатности избегал пялиться, и на том спасибо. Слава Богу, у меня с документами было все в порядке. Паспорт? Пожалуйста. Разрешение на ношение и хранение охотничьего гладкоствольного? Пожалуйста. Охотбилет? Нате, любуйтесь, пошлина и взносы уплачены до конца года. Путевка? А вот хрена вам, а то я не знаю, что сезон только через неделю открывается; меня на дешевке не купишь. Зачем тогда оружие?  А для самообороны. Вдруг медведь из-за куста насядет.  Тут опер то ли зло, то ли тоскливо эдак на меня глянул и пробормотал: «Медведь... Тут такие медведи в тайге шастают, тебе самому башку отстрелят».  Глянул на Изу, глянул опять на меня, головой покачал – чего, мол, с мудаком-интеллигентом разговаривать –- и отошел. А мне чего-то нехорошо стало, но за вокзальной суетой это как-то быстро забылось.

А на реке после первого дня все оказалось просто чудно, постоянно под поверхностью булькал восторг и клубилось тихое веселье.  Ну, про уточек я уже сказал. Роскошная была стрельба, а что браконьерство, так не впервой, да и кто эту пальбу услышит. Я свой азарт все же придерживал: Иза сидела в носу, лицом ко мне, и приходилось стрелять через ее голову, так что она поначалу оглохла, но потом приноровилась: чуть я за ружье, она уши заткнет и кувырк ниц на дно лодки, чтоб ей ненароком не снесло маковку. Это, конечно, был перебор, потому как человек она компактный, что называется метр с кепкой, вес тридцать четыре кило в сапогах и с пистолетом, и попасть в нее трудно, даже если очень захочешь. Но раз ей нравится пугаться и лепетать, то почему нет. Все веселее.

В смысле рыбы вначале дико не везло. В реке ну ничего не удавалось выловить, хотя, когда отходили от моста, там на каждой сотне метров было по рыбаку. Промышляли они чебачков, это что-то вроде плотвы, ужасно вкусное и жирное, но это с их слов. У них тут специальная техника этого дела разработана: с берега поперек течения валится осинка или ольха, закрепляется в воде двумя кольями, за нею чебачки и сбиваются в стайку, только успевай дергай.  Но мне этой дурью некогда было маяться, а больше там ничего не ловилось.

Потом как-то на дневке мы решили «сходить в экспедицию», то-бишь на прогулку, и наткнулись на урай – такое длинное узкое озеро параллельно реке; похоже, ее старое русло. Вода в нем торфяная, цвета слегка разбавленного черного кофе, но это Иза так говорит, а по-моему цвета крепкой мочи. Однако не в цвете дело, а в том, что я стегнул это кофе-мочу спиннингом и с одного заброса вытащил пятикилограммовую щуку. Визгу было до неба, Изочка так прямо и вопила: «Капитан, вы великий рыбак!» А у меня только зоб от гордости раздувался, после всех неудач и матюков на реке. 

Только зря он раздувался. Оказалось, этот урай сколько раз стебанешь спиннингом, столько щук и вытащишь. Их там было битком. Бывали пустышки, но это когда с тройника срывались такие звери, что страшно было подумать про их вес и силу – кованые якорьки разгибали.  Кроме щук, там ничего и не попадалось. Видно, они всю бель подъели, а теперь занимались каннибализмом и кидались на все, что движется, как бешеные. Карасики там должны были водиться, но видно в ужасе забились в торфяную жижу и ни на что не реагировали. Небось, погрузились в глубокий анабиоз, как звездолетчики из научной фантастики. С карасями такое бывает. А уж так хотелось жирного карасика.

А еще Иза донимала меня грибами. У нее к ним была какая-то страсть на грани извращения. Если б я ей разрешил, она б ими питалась три раза в день каждый день. Грибов этих там было – ногу негде поставить; в основном из породы красноголовиков. Так их, по крайней мере, местные называли, а как по-научному, я не знаю и, между нами, знать не желаю.  На берегу урая – уже не того урая, а совсем другого – мы наткнулись на пустое зимовье и там стояли дня три, отдыхали и отъедались. Вот тут я и давился этими красноголовиками трижды в день. Но чего не сделаешь ради любимой женщины.

А любимая прямо-таки расцвела, хотя вряд ли из-за грибов. На ней вообще глаз отдыхает – эдакая ярко-рыжая статуэточка-евреечка, только статуэтки малоподвижные, а эта вся на пружинках, прямо пожар на пухлых ножках. Крохотная, но обильно одаренная всем, чем надо, полногрудая Рахиль в миниатюре. И семь лет ждать не надо было, у нас с ней все на удивление скоро получилось, взрывообразно. Вот буквально недавно я ее рыжие космы и томные глазки только на своих лекциях и видел, а потом глядь – уже и дня без нее не мог выжить. 

Темперамент у нее тоже был ближневосточный, не только носик. Там, в Москве, она часто доводила меня до истощения, и был я временами как Мастрояни из итальянской классики – «нет, а желание-то у меня есть». Но тут, среди этой дикой воли, меня чего-то понесло, и ходила Изочка то ли томная, то ли утомленная. Одно наслаждение смотреть, как она движется.  Хоть снимай с нее кино – рабочее название «Чувственность». Еще бы. Мы в том зимовье чуть полати не поломали, а сработаны они были для себя, на совесть.  Впрочем, полати – это вздор и пошлость, а было такое состояние, когда касание кожи к коже пробивало током и было слаще медов-сахаров.  Высший пилотаж. Было у нас такое глупое словечко.

Короче, если и был на болотной Западно-Сибирской низменности Эдем, то именно там и тогда, и никаких тебе змей и яблок. Гады, правда, потом наползли, но я сейчас не про это. А про что я? Счастье или блаженство трудно описывать, а посторонним скучно читать. Про рыбалку проще, только на самом деле это – про рыбалку c нимбом вокруг башки. Вещь неописуемая и, скажем грубо, трансцендентальная, когда оно выбивает за пределы твоей телесной оболочки, а что оно, умишком не постичь, и не тщись. Бывает же очень редко, а чаще никогда. Сейчас то состояние уж никакими заклинаниями не вызвать, и даже память о нем ложится одними штрихами.  Остались только слова. Шелуха разного качества.  Шелухи у всех хватает. За тыщи лет настрогали порядком, и я туда же, про свое шелестеть. Постыдился бы.

Лучше про ее величество тайгу.  Когда скользишь в бездонной тиши, бочком въезжая в пейзажи оглушительной красы, нечувствительно входишь в подобие транса, и какой-нибудь немыслимых размеров кедр на дальнем мысу над туманящимся водным зеркалом внушает почти мистический ужас, словно самим Богом отлитый, недвижный памятник самому себе и вечности. Ну, а ты перед ним смотришься довольно вздорной самодовольной букашкой с невесть чем обоснованными притязаниями. На что уж Иза девочка земная-шебутная, и та присмирела.  Словно в себя заглянула. 

Были, правда, и веселенькие участки. Иногда поближе к реке золотились уже березки да осины, как напоминание – август все же.  Кусты шиповника вообще вносили оптимистическую малиновую ноту, немножко несуразную и даже разнузданную на этой словно потемневшей от времени картине в древнем, на век скроенном доме.

Мрачнее всего были ельники, но мы не обижались, потому как к ели у нас спец-отношение. Еще когда Иза писала у меня диплом, она все норовила увязаться за мной на прогулки в загороднем лесу, к которым я имел пристрастие.  Ну, типа на консультацию. И мы действительно вели умные разговоры, иногда не очень умные – так, трепались про все, что под язык попадет, а сами внимательно друг с другом переглядывались, но быстро отводили глаза. Хотя я и старался не слишком явно облизываться, но то были наивные хитрости. От меня, небось, жаром за версту несло, а женщины ведь в этом смысле чуткие, как змеи.  Говорят, они различают разницу температуры в одну двухтысячную градуса.  Змеи, я имею в виду.

Ну вот, гуляли мы так однажды, и застал нас дождь. Славненький такой дождичок.  Пришлось забраться под здоровенную ель, я расстелил плащ, мы присели, а потом получилось так, что и прилегли. Во мне слегка топорщились какие-то старомодные рогатки и барьеры – студентка все же моя, хоть уже и дипломница – но Изочка была девочка решительная, и после первого поцелуя, сладкого до потери пульса, эти деревяшки-рогатульки рассыпались в библейский прах.

А дальше оно пошло, словно спуск в машине без тормозов, как в кино.  Кто-то сказал, что Иза была влюблена, как кошка, хотя насчет кошек я как раз не уверен.  Я же вообще начинал на людей кидаться и мог укусить, когда не видел ее дня два-три, а ведь взрослый человек, талантливый доцент и домашний семьянин.

Тяжко было дома лицемерить – у меня совсем нет таланта к мелкому вранью, но я врал не жмурясь и мог вынести и не такое из-за постыдного приза – горячки ее кожи под рукой.  Есть такое немецкое выражение, ich kann sie nicht riechen «не могу ее нюхать» в смысле «терпеть ее не могу». Так вот у меня было строго наоборот, я ловил ее запах, как похотливый дог, когда у суки течка.  Знаю, прубо, конечно, а куда денешься, если так оно и было.

Один раз мы тут уж, на Пелыме, дурачились, выбрали денек, когда начал накрапывать дождь – а он брызгал чуть ли не каждый день – забрались под елочку покрупнее и все снова разыграли, как было тогда.  Только, конечно, никакого сравнения.  Теперь-то мы знали друг друга в очень библейском смысле и любили, чтобы другому было славно. Главное, знали, как это делается.  Ну, всякие там тонкости и мелочи, незаметные чужому глазу сигналы.

Хотя какие тут могли быть чужие глаза, один черт мог от нечего делать подглядывать, а остальные заняты сугубо личными делами.  Дятел может пробарабанить над головой, сочувственно на меня поглядывая черным глазком; белочка проверещит, рябчик посвистит на свою голову: я откликнусь манком, он набежит, шлеп – и на сковородку.  Рябчиком хорошо водку закусывать, у него от рябинных ягод мясо очень тонко горчит. Но где ж тут столько водки взять. Да мы и без водки хмельные были.

А однажды попался крохотный полосатенький бурундучок, пялился на нас своими бусинками из-за ствола деревца, а мы млели от умиления, на него глядя.  Содеет же Господь такую милоту.
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Интересно все же, как черт ловит человека на пике бытия.  Подошел день, когда я шлепнул пару крупных уточек, разбил вечером бивачок на обдуве на высоком берегу, где комарье не так доставало, запалил огонь – шурпу варить, разжарился на этом огне, разделся донага и ухнул в Пелым с обрыва.  Еще и сальто скрутил. Наверно, выпендривался, чтоб снискать восхищение дамы. Или просто затмение нашло.  А у Пелыма дно, надо сказать, то ли состоит из вечной мерзлоты, то ли расстояние до нее – раз плюнуть.  Короче, схватил я там ангину – не дай Бог.  Температура, горло перекрыло – не вздохнуть, слабость, мокрый как мышь, сердце молотит, словно колибри крылышками, круги перед глазами, на Изочке лица нет с перепугу. Ситуация – хоть флаг спускай и открывай кингстоны. Но я ж был не один.

Если по уму, поход надо было кончать и возвращаться в Верхний Пелым, потому как до Пелыма Южного пятьсот км по прямой, а со всеми зигзугами вообще неизвестно сколько, то ли тысяча, то ли полторы. В смысле селений – ноль, да и что с них толку.  Но это легко сказать – вернуться.  Против течения, хоть и слабого, мне на резинке не выгрести.  Я и по течению-то не гребу, а так... уродуюсь без особого проку.

Один у нас выход был – искать еще одно зимовье и там отлежаться.  Только как его найдешь; разве что чудом. Охотники ж их ставят так, чтоб ни одна чужая душа не нашла, особенно если близ реки, потому как в тайге очень уж разный народ бродит. Может попасться и такая сволота, что все изгадит, а то и запалит избу, чисто из гадства. Да и самим охотникам чужие глаза ни к чему. Всяк ведь норовит то сохатого, то медведика завалить без лицензии и прочих глупостей.  Но я так страстно на берег смотрел, что от одного взгляда, наверно, избушка могла бы материализоваться.

И высмотрел-таки. Не избу, конечно, а сход к реке. Тропа не тропа, а просто опытному глазу видно, что здесь кто-то спускался к воде, и намек на размытый след в глиняном береге остался.  Я сначала проскочил, но потом резко затабанил и отгреб-таки, неимоверно пыхтя, немного вверх по течению, где мне этот следок померещился.  Вылез на берег, вытащил Изу, и пошли мы «в экспедицию». Пока я следы разбирал, Изочка толк меня в бок и вопит: «Домик!»  Ну, домик не домик, а добротное зимовье, с двумя широченными полатями, столом, а главное, с печкой-буржуйкой и массой дров.

Мы сделали несколько ходок, перетаскали в избу вещи, и меня при этом так шатало, что я чуть не плакал от слабости.  Если честно, то и всхлипнул разок, когда голова сильно кругом пошла и я чуть рюкзак не уронил.  Потом раскочегарил печку так, что сделалась там чисто финская баня. Я сбросил с себя все и лежал пластом на полатях, только пил чай и потел, пил и потел. Иногда думал, что сердце лопнет, такая стояла в груди молотьба. Но ничего, сдюжил, выпотел из себя все эту заразу. Ведь все это время я прямо в луже пота валялся.  Было премерзко, но ситуация – стань во фрунт и не шатайся; ничего, кроме ослиного терпения, тут не нужно.  Просто терпи и думай – ничего, мол, и не такое вытерпливал. И не дай Господь себя начать жалеть или яриться. Только себя измочалишь, а другим противно.

Это все прекрасные принципы, только я им, конечно, изменил.  И себя жалко было до смерти, и хныкал, и на Изу порыкивал, когда она что-то не так делала, а она почти все делала не так.  Оно ведь так и бывает, когда есть кому тебя пожалеть.  Иза жалела, жалела, а к исходу вторых суток, когда вся дрянь из меня вышла, только слабость осталась, и я уже и жиденьким супчиком питался, а не только чаем, мы с ней жестоко поцапались. Не помню, за что мы зацепились, а потом уж понесло – не остановиться. Просто это все давно набухало, а тут вот прорвало, хотя момент был из рук вон.

Изочка хотела известно чего: чтоб я развелся, на ней женился и уехал с ней в Израиль, а потом в Америку, или прямо через Рим в Америку. Иза, кстати, почему-то упорно считала меня евреем, хоть на половинку, хоть на четверть, несмотря на мой протославянский профиль.  Я ее насчет своего еврейства не разубеждал, тем более что кровь – дело темное: официальная генеалогия одно, а реальная история – иное, и может, ее нюх вернее рассыпающихся в прах жалованных грамот.  Когда меня донимали разговорами на эту тему, я огрызался: не желаю я заглядывать своей прабабке под юбку. Еврей так еврей, меня это слабо колебало. Я в этом смысле большой поклонник г-на И. Христа. Очень хлестко Он отрезал: несть ни еллина, мол, ни иудея.

А насчет эмиграции – шалишь. Ни к чему это. Если несть ни еллина, ни кого другого, то и не хрена с места на место ерзать. Соседей менять – только время терять. Ну, конечно, это так, отмазка, а на самом деле имеют место привычка, лень, боязнь нового и, может быть, даже любовь к родному пепелищу плюс к отеческим гробам, кто их знает. Но все выливается в одно: не хочу, не желаю, не надо.  Поговорить, посвиристеть, как тут все херовато, а там замечательно – это сколько угодно, эт нас хлебом не корми.  А насчет практически переехать – избавь Господь, или КГБ.  Мы тут как-то во внутренней эмиграции притерлись, внешняя нам ни к чему, и не надо ничего менять, пока само не перемелется.  Лишь бы не было войны.  Не хочу я становиться upwardly mobile американским гражданином.  Не в том смысле, что не смогу – российскому интеллигенту на хвост наступи, он чего хочешь сможет – а просто противно.  Насмотрелся я в девственном возрасе на эту вшивую Европу, и теперь с западным людом постоянно якшался по роду занятий, а потому не хочу, не желаю, не надо.  Я не говорю, что все другие страны – дерьмо. Просто мне в своем дерьме теплее. Ловчее холить свою тоску и хандру. Не спиться бы с круга, и нету других забот.  

И был еще совсем уж абстрактный страх: перед смертью запросишься назад в Россию, как наши эмигранты тех еще волн, чтоб тебя под белой березкой прикопали, а тебя возьмут и не пустят. И сгниешь где-нибудь в Канаде. В лучшем случае.

Но Изочка чуяла всеми костьми, что не в эмиграции дело, и ничего путного у нас не выйдет, даже если ей, или нам, не удастся свалить за бугор.  Она вообще теоретически глупенькая – я ж говорю, она у меня дипломную работу писала, так что калибр ее умишки я знал – но чутье у нее было как у гончей.  Наверно, она знала про меня кое-что раньше, чем я сам начинал о том догадываться. Конечно, у наc с ней была лихорадка, мы друг от друга прямо визжали, как сатир и нимфа, но жениться на всю оставшуюся жизнь и плодить детей – не дай и не приведи.

Да и не в детишках дело, просто узенький у нас был контакт. С ее друзьями, например, мне было до судорог скучно, а с нашими семейными – вроде ничего.  Или, скажем, читал я ей Бодлера на элегантном своем, то-бишь бабушкином, французском, а она засыпала, разве что попадалось что-нибудь смачное вроде «С еврейкой бешеной простертый на постели...», да и там она ни черта не поняла, по-моему.  Смешно, правда: Бодлер весь про то, как невозможно любовникам понять друг друга. О неконтакте.  Во юмор. Нашел, где искать контакт – среди парижских блядей. Хотя, конечно, все люди – более или менее люди, и закон неконтакта не только среди блядей действует. Что мы и имеем на сегодняшний день.

Вот так. И в консерватории она все больше соседей разглядывала, а я старался не показать, как я ее стесняюсь.  В тайге зато чудно, тут весь смак в том, чтобы тайгу в себя глазами впивать, слова начисто лишние, вот мы и молчали. А кто и как молчит, что за этим молчанием – к чему в этом копаться? Главное, что там – ничего паскудного. 

Ну, не знаю, как еще объяснить. Это все ведь тоже какие-то мазки по поверхности. А что в глубине?  А в глубине мы просто хотели очень разных вещей от жизни, и ей все больше и больше будет хотеться такого, на что мне, лентяю, мечтателю-лежебоке и даже местами поэту, искренне и от всей души начихать. И вот от этого всего в нашем Эдеме чувствовался кисловатый привкус лжи и гнильцы.

При всем при том жалко ее было до слез. Хоть она и не очень размашисто горевала и наверняка продумывала запасные варианты жития, чувствовал я себя виноватой гнидой, которой только и надо, что поматросить да бросить.  Слезки ее мне просто сердце когтили.  
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Так что был я чрезвычайно рад, когда на третий, что ли, день поутру заявились к нам, а точнее к себе, хозяева зимовья – два мужичка, Петя Пикалов и его друг, забыл, как звали.  Поначалу довольно хмуро на нас поглядывали, и разговор никак не клеился. Если б я был один, могли бы и по жопе мешалкой надавать. Но Изочка была для них, как чудное виденье и гений чистой красоты в одном флаконе.  Поначалу они ее ужасно стеснялись, но она с ними щебетала, щебетала и расщебетала.  Днем они сходили за кедровыми шишками, потом их обработали и нас угостили, а с вечера за чаем-ужином начались бесконечные разговоры. 

Я это давно заметил: народ в глуши словно всю жизнь ждет, чтобы выговориться перед человеком с Большой Земли. А если еще попадется неземное созданье вроде Изабеллы, то поток вообще неудержимый и нескончаемый, будь у человека хоть сколь угодно темное прошлое.  В Сибири ж других встретить трудно. Наверно, это в натуре человека – покрасоваться, даже когда красоваться особо нечем. Так, жизненная труха, ну разве что экзотичная труха. 

Экзотика, конечно, мрачная. Они нам растолковали, где обиняками, а где и напрямую, что большинство народу в тех местах – потомки немногих выживших переселенцев тридцатых. Ну, известное дело: ликвидация кулачества как класса и прочие сталинские выкрутасы.  Кидали людей голеньких на мороз: выживайте, ребята, Дарвин вам в помощь. Сколько времени прошло, а все больно. Немудрено, что они на всех иных-прочих немного волком смотрят.  И ничего хорошего ни от кого не ждут; меньше всего от чужих.

Много чего они вывалили на наши головы.  Я-то на правах больного залег на полати и то засыпал, то встряхивался, а бедненькая Иза терпела до утра, хоть и клевала иногда носиком.  Всего пересказанного никак не упомнить, но в основном они ее пугали Сибирью, да и я временами подрагивал.

Говорят, например, что дальше у нас по маршруту – лагерь на лагере, хоть многие из них уже позакрыты.  Глупенькая Иза спрашивает: «Какие лагеря, пионерские?»  Мужикам ржать над городской дурочкой деревенский этикет не позволяет, а у меня в животе слегка похолодело.  Я-то думал, что после Хрущева от ГУЛАГа ничего не осталось, а оказалось, очень даже осталось. В России, наверно, всегда вдосталь найдется, кому сажать и кому сидеть.  А главное было вот что: бегут из лагерей, как всегда бежали, при царях и позже, и режут всех и вся на своем пути, а за ними ВОХРА гоняется и тоже палит, почем зря.

И еще эти, как их, поселенцы. Так тут называют отсидевших в лагере часть срока и досиживающих на поселении. Бесконвойные, значит.  Эти работают на свежем воздухе и только в комендатуре отмечаются, а поскольку тоска тут смертная, чудят они по-страшному.  Один рассказец врезался в память. Несколько таких поселенцев достали чего-то выпить, тормозной жидкости, что ли. Потом пошли на лодке к одной старухе, древней и страшной, «как коленвал» (Петр это автомобильное сравнение несколько раз повторил – понравилось, видно), изнасиловали ее вгрупповую, кинули в реку и начали по ней на моторке ездить, пока всю винтом не изрубили.  

Проиграть кого-то в карты, пойти и прирезать – святое дело.   Узкоколейку, по которой они валеный зеками лес возят от Шантальи до Пуксинки, так и называют Дорогой Дубровского, и не дай Бог туда постороннему попасться. Ощиплют догола, да и хорошо, если живым под откос кинут.  А я еще хотел той узкоколейкой с маршрута выходить.  Вот так вот строишь изящные планы, глядя на веселенькую карту, а на местности все оказывается кругами ада à la Данте.  Расея, черт бы ее побрал.

Я несказанно переживал, что Изочку в такое мерзкое предприятие втравил. Теперь мне за нее дрожать до самого конца. Дрожать и прятаться.  Забавно, однако, что она к этим россказням отнеслась довольно спокойно. Нет, она, конечно, охала и ахала для приличия, но так, чтоб со страху помирать – ни Боже мой.  По-моему, ее больше мыши пугали; те расхаживали по полу внаглую. Я это отнес за счет детского еще убеждения, что такое может случиться с кем угодно, только не с ней.  А Иза потом говорила, что с капитаном ей ничего не страшно; тоже детская какая-то вера.  Впрочем, тут еще вот что: она родилась и выросла в Кутаиси, и жизнь еще не выбила из нее остатки грузинской национальной идеи – что все мужчины в душе рыцари. Я-то знал, что и в самой Грузии у мужчин много чего в душе намешано, а уж в Сибири и подавно.

Один раз только Изочка всерьез испугалась – когда начались рассказы про медведей. Мы еще когда от поселка отходили, потолковали с мужиком на покосе, и лицо у него было все страшно покореженное, просто невозможно было на него смотреть. Оказалось, Петя его знал – они тут все друг друга знают – и рассказал его историю.  Мужик этот за год до того побывал под шатуном: шел по тайге, а медведь на него возьми и наскочи. Мужик за свою тозовку и влепил бы шатуну пулю в лоб, да он до того нес ружье стволом вниз, пуля выкатилась, и пыж только раздвинул шерсть на медвежьем лбу, а больше мужичок ничего особо и не мог вспомнить, потому как сильно перестрадал. Медведь с него снял скальп, переломал руки-ноги, ребра, кой-чего по мелочи, и только собаки мужичка и спасли, весь зад косолапому искусали.  А потом он по снегу по самую задницу да по жуткому морозу двадцать пять километров чуть не ползком добирался сквозь тайгу до деревни. 

Как это возможно без скальпа и со всеми поломками, на одном адреналине, я не мог понять, но все равно это как-то вдохновляет: может, и ты чего-то такого сможешь, если очень надо будет.  А врать Пете было ни к чему, да и нет у них тут такой привычки. Он очень наивно все это описывал, со знанием деталей и массой подробностей, от которых Изочка слегка позеленела. Бедный, бедный малыш.
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Не знаю, может, Петя со своим другом готовы были всю свою жизнь пересказать, и не один раз.  Они так и говорили: живите тут, сколько хотите. Однако нам нужно было поторапливаться, хоть у меня и подрагивали еще колени от слабости.  В двух зимовьях на сибаритство да болезнь вылетела целая неделя, а мы только чуточку откусили от неведомо какой длины маршрута, и был полный туман, как с него теперь выходить, если вообще удастся живыми дойти до конца.  В чем возникли определенные сомнения.  Ну, по крайней мере у нас теперь была стоющая цель – куда-то дойти; о большинстве ж людей и этого не скажешь. Чем не стоическая поза.

Ребята пугали нас порогом Кенгел: там, мол, недавно перевернулась моторка. Никто, правда, не утонул, но снаряжения было утеряно порядочно.  Не знаю уж, как надо было нажраться, чтобы там перевернуться.  Я этот знаменитый порог и не заметил бы, если б не разговоры.  Так, небольшая приятная быстринка да камень по фарватеру, вот и весь порог.  А дальше пошли плесы все шире и шире, течение все медленнее, пока местами не сдохло совсем. Не река, а цепь озер чудовищной ширины, и приходилось пыхтеть с утра до вечера, чтоб хоть куда-то продвинуться.  Ощущение было такое, что я врукопашную воюю с самим Пространством.  Машешь веслом с утра до вечера, вроде уж тысячу лет машешь, а кругом все то же, и уж никакой веры, что когда-нибудь будет конец.

Очень надоедал дождь; теперь он шел каждый день. В лодке я сооружал Изочке домик из здоровенного куска полиэтилена, которым мы на стоянке укрывали палатку.  Для тепла я ей давал в руку толстую горящую свечку, и ей там было сухо и уютно, так что я иногда слышал, как она там потихоньку похрапывет, но свечку из рук не выпускает.  Моя лапонька.  

Mне снаружи было не очень весело. Тяжеленная, старомодная офицерская накидка, которой я тогда пользовался, нещадно промокала, тем более что дождь был на любой вкус – и моросящий осенний, и летние ливни, когда носа лодки за пеленой воды не было видно, и приходилось останавливаться, чтоб на что-нибудь вслепую не напороться..

Но то были привычные трудности, мало достойные внимания мужчины.  После тех разговоров в зимовье меня много больше беспокоили мысли о возможных неприятных встречах.  Палатку я теперь ставил на ночь в укромных местах подальше от реки, туда же оттаскивал лодку и прятал за густыми молодыми елями.  Костер жег только распиленными, сухими внутри полешками, чаще всего кедровыми, совершенно бездымными. Перед тем, как забраться в наш спальник-двуспальник, оба ствола заряжал пулями «вятка», а ночью часто просыпался и прислушивался  к таежным шумам.  И все равно не совсем было ясно, как это все поможет, если на нас действительно наскочит вооруженная банда беглых зеков. На реке ж нас далеко видно, да и уточек я попрежнему постреливал: кушать-то хочется. Выследят, пристрелят из-за куста – вот и вся моя война. А что они потом сделают с Изой, мозг отказывался вмещать, но  выщелкивал картинки одну кошмарнее другой.

В конце концов все получилось совсем не так, но тоже достаточно хреново.  В какой-то день, по счастью не очень дождливый, с утра начал донимать нас шум мотора, а скорее моторов. Иногда шум вроде сзади, иногда слева или справа, а временами даже впереди по курсу. Когда плывешь без приличной карты, а солнце постоянно за тучками, не очень чувствуется, до чего петляет река: повороты закругленные и незаметные, и вроде идешь все прямо и прямо.  А тут разум говорит, что нас могут догонять только сзади, но рев моторов отчетливо слышится чуть ли не спереди, потом затихает и снова нарастает, но уже с другой стороны. И так часами.  От этого наваждения я и в самом деле похолодел, потому как понял, что пятьсот км надо множить не на два и не на три, а на другую цифру – знать бы, какую. И очень может быть, что нам придется скитаться в этих болотах неделями, если не месяцами.

От этих мыслей меня скоро отвлекли вполне бесцеремонным образом.  Моторы рычали все громче, и вот из-за поворота сзади выскочила моторка, а за ней небольшой катерок. Они зажали нас с двух сторон, я положил весло поперек лодки, чтоб нас не раздавило в лепешку, вцепился в свой Зауэр и только крутил головой, соображая, что же такое на нас свалилось. Одно было ясно сразу – вооруженные люди, солдатики, много солдатиков. Отделение, видно: человек двенадцать. И очень решительно настроенные, особенно молоденький лейтенант на катере.  

Стоя руки в боки, он очень сурово на меня уставился: «Что за люди? Кто такие?» и еще, видно, хотел что-то добавить из своего вохровского словаря, но осекся, потому что Изочка как раз в это время выкарабкалась из своего кокона, вся свежая, выспавшаяся, рыжая и красивая, и публика просто отпала, а у некоторых даже отвисли челюсти с явственным звуком. Они ж тут по году живых женщин не видят, не говоря уж о чем-то столь юном и милом. Как в кино. Изочка сразу воскликнула: «Ой, какие собачки!»  А какие там собачки – два волкодава, и каждый мог ее перекусить пополам за один щелк зубами и сам того не заметить.  

Лейтенант покраснел, но все ж из себя выдавил: «Попрошу документики...»  

Насчет документиков – это нам раз плюнуть, не первый раз замужем.  Пока лейтенант мусолил всю пачку, а Изочка щебетала и даже погладила одну из собачек (та только зевнула, распахнув пасть, как у динозавра), я перелез к нему на борт, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, чтоб видна была моя вконец застиранная, еще вэдэвэшная тельняшка, и потихоньку спросил: «Какие дела, лейтенант?» Тот коротко глянул на меня и не стал жаться: «Побег с убийством, ептыть. Латыши. Еще от той мамы стрелки, бля. Трое, у двоих карабины».  Он с тоской посмотрел на свою команду: «Побьют ребят к гребаной матери».  Он сунул мне мои документы, не досмотрев, и придвинулся ближе: «Тебя-то кой хер сюда занес? Да еще с таким бабцом...» «Да кто ж его знал...» ответил я, оглядываясь на Изу, как затравленный.  Потом спросил: «Что-нибудь известно, где они могут быть?» Лейтенант вздохнул еще тоскливее: «Тайга большая... Гонят их с собаками, а мы вроде как наперехват.  Есть тут одна заимка, ниже по течению. Если они на ту сторону не переправились, может, там прихватим.  Ты пока не торопись, пережди. И вообще аккуратней». «Да уж...» 

Лейтенант повысил голос: «Кончай ночевать! Трогай помалу...»  Он козырнул, я тоже автоматически кинул руку к панамке и перескочил в свою лодку, солдатики последний раз сверкнули Изе белозубыми улыбками, и мы расстались.

Больше я того лейтенанта живым не видел.
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Я поглазел вслед уходящим за поворот лодкам, перевел взгляд на Изу, растянул губы в резиновой улыбке. Но ее на такую дешевку не купишь, так что я бросил хорохориться и больше отмалчивался, прижимаясь к правому берегу, скользя под нависающими над водой деревьями и лихорадочно выискивая, где бы пристать и перекантоваться, пока эта история чем-нибудь не кончится.  Буду ждать хоть неделю, решил я. Ребятам все равно вверх по реке возвращаться; скажут, что и как.

И надо ж случиться такому паскудству – пошли сплошные болота по берегам; ни куска суши, где можно было бы стать бивачком.  Попался один островок, и я было обрадовался: остров для нас – самое то, без лодки на нем черта с два нас достанешь. Но оказалось, он только с виду кусок суши. Станешь вроде на сухом, а через пять минут уже по щиколотку в воде. Вроде как на губке стоишь и потихоньку в нее погружаешься. И в голове у меня от отчаяния тоже какая-то то ли губка, то ли каша образовалась.

Фокусы с шумом моторов еще долго продолжались. Опять он доносился то спереди, то сбоку, а то и сзади, но постепенно стих, а я греб все яростнее, пялясь умоляющими глазами на пропитанные влагой моховые берега, поросшие кривым, уродливым лесом, совсем не похожим на ставшую уже привычной роскошно-мрачную тайгу.  Вечерело, и я уж обдумывал, как мы проведем холодную ночевку в лодке, но тут пейзаж немного изменился, правый берег стал повыше, и у первого же высокого мысочка с приличными соснами я притормозил и полез на берег, подвывая от радости, как Робинзон после бури на море.

Оказалось, не мы первые дрожали от радости на этом мысу. Видно, то было единственное подходящее для стоянки место на много верст вокруг, потому как, едва углубившись в лес, мы нашли полусгнивший шалаш, совсем уже сгнившую телогрейку и вроде бы бывшие портянки.  Нашлись даже рогульки для костра. 

Мы торопливо поставили палатку, сварганили супец, похлебали и забрались в наш спальник-двуспальник.  Я сразу выпростал правую руку и все время держал ее на шейке приклада.  Не сказать, что я всю ночь не смыкал глаз – смыкал, и еще как, потому как усталость уже начала накапливаться – но и во сне, казалось, боялся проспать что-то важное, встряхивался, слушал мирное, почти неслышное посапывание Изы и до звона в ушах вникал в звуки тайги. Бесполезное, впрочем, занятие. По этому мху целый батальон может подкрасться и окружить палатку, а ты фиг чего услышишь.

Мысли же и наяву, и даже, кажется, во сне вертелись вокруг одного: как быть.  Одно ясно – здесь оставаться нельзя, слишком приметное место, наверняка известное всем, кто шляется по этим болотам. Вдруг с этими беглыми кто-нибудь из местных? Могли ж они проводника захватить, если не совсем идиоты?  Вот он и наведет их сюда. Нет, тикать, тикать и тикать.  Только куда?  Вверх, против течения, исключено, я про то уже говорил.  Оставалось только вниз, но как раз там можно было напороться на такое, о чем лучше не думать.

Под утро я принял твердое капитанское решение: плыть вниз, как плыли. Постараться отыскать место соединения реки с каким-нибудь ураем – раньше мы нередко проплывали такие протоки. Свернуть в урай и по нему отплыть куда-нибудь подальше, они ж иногда на много километров тянутся. Забиться в самый глухой угол и ждать там, пока не прошумят моторы вверх по реке. Изочке сказать, что мне приспичило половить щук, или карасей, или еще чего.  Поверить она, конечно, не поверит, но хоть какое-то подобие нормального хода вещей будет изображено.  Ружье держать заряженным пулями. Уток не стрелять, даже если они будут садиться на концы стволов.

Так бы я все и сделал, если б не одна беда: на следующий день не попадалось никакого урая, хоть я и греб и час, и два, и пять. Ну не было урая, хоть плачь, все тянулись и тянулись те же болота, что и вчера.  А потом вообще началось страшное: поднялась стрельба. Так же, как шум моторов вчера, она доносилась непонятно откуда, то с одной стороны, то с другой, но в общем было ясно, что где-то вниз по течению – там, куда нас несло медленно, но верно, как кролик ползет к удаву.  

Чтоб как-то что-то объяснить Изе, я чертыхался и матерился – вот сволочи, мол, всех наших уточек перестреляют. А какие там на хрен уточки, когда впереди отчетливо и сухо трещали АКМ, то одиночными, то очередями по два-три патрона, и много реже хлестали карабины. От них-то меня как раз и пробирал мороз по коже – это у беглых карабины.  Пальба то вздувалась яростным клубком, то затихала и распадалась на отдельные редкие шлепки.

Благодарение Богу, пошел дождь, сначала слегка покрапал, потом прижал сильнее. Иза спряталась в свой кокон и уже не могла видеть, как я озираюсь по сторонам и бледнею – есть у меня такое препаскудное свойство перед чем-то решительным.

Из-за этого же дождя я чуть было не пропустил устье какой-то речки, что впадала в Пелым.  Я сначала принял ее за протоку урая – уж очень хотелось, чтоб был урай – но то была явно какая-то болотная речка, узкая, с еле заметным течением и все теми же топкими берегами. И черт с ней, речка так речка, лишь бы можно было подняться по ней подальше от большой реки и всей этой страсти.

Не знаю, чем я угодил Кому-то там наверху – а может, это мама вымолила – но только и в этот раз не пришлось нам все ночь мокнуть и мерзнуть в лодке посреди болота.  Метров через восемьсот речка слегка повернула, и я увидал, что она идет вдоль гривы – так здесь называют длинные, иногда очень длинные невысокие холмы не холмы, а так, какие-то возвышения над окружающим болотом.  То ли вправду место было хорошее, то ли я ему обрадовался, как родному, но только оно мне показалось райским – грива была сухой, каменистой и поросла отменным лесом, а не кривой болотной дрянью.  Тут должно быть полно боровой дичи, но это я так, мельком подумал, с усмешечкой: может, в следующий раз удастся пострелять. Если буду мимо пролетать. В голубом вертолете.

Стрельба сюда доносилась совсем глухо, но все-таки доносилась, и теперь, когда лодка не петляла вместе с рекой, стало ясно, что стреляют в одном и том же месте, хоть и трудно сказать, на каком расстоянии.  Шлепки раздавались все реже и реже. Если я что-то понимал в военном деле, команда с катера зажала беглецов в той заимке, что упоминал лейтенант, и бандюги будут теперь отстреливаться до последнего патрона: после убийства при побеге терять им особо нечего.  На месте бандитов я бы ночью пошел на прорыв. Хоть ночи северные, светлые, но дождь мог им помочь, да и никакого другого выхода особо не оставалось. Разве что песни предсмертные петь.  Хотя неизвестно, есть у латышей такие песни или нет.

Тут я как в воду глядел.  Часа в три, когда уж вроде все затихло до утра, вдруг вдалеке, на юго-восток от нас, взметнулась одна ракета, вторая, третья. Собственно, самих ракет я не видел сквозь тонкую ткань палатки, только свет от них, отраженный на небе. А секундами раньше бешено застрочили автоматы, теперь уже длинными, чуть не на треть рожка очередями. Может, там и были хлесткие выстрелы карабинов, но я их не расслышал, и длилось это не больше минуты-двух, а потом все стихло, только несколько раз треснули одиночные из «калаша».  «Добивают на всякий случай», подумал я, а у самого руки дрожали, словно это я сам только что там орудовал.

Я осторожненько выбрался из спальника, но Иза все равно проснулась и спросила вполне осмысленно: «Ты куда, капитан?» «Спи, спи, малыш, я недалеко, на зорьку, может, карасика поймаю», пробормотал я, плотнее упаковывая ее в спальник и набрасывая сверху кое-какую одежду.  

Выбрался наружу и долго-долго сидел, присматриваясь и прислушиваясь, хотя слушать было особо нечего. Только редкий шум ветра в вершинах, тоскливое поскрипывание сухой ветки да иногда стук капель. От предутренней свежести и болотной сырости я весь продрог, но упрямо сидел, пока не расслышал далекое урчание моторов.  Тогда я спустился к лодке, тихонько оттолкнулся и поплыл к устью.  

Там я вылез на топкий берег, привязал лодку так, чтоб ее не было видно с реки, и стоял, схоронившись за чахлой сосенкой и слушая нарастающее гудение моторов, пока из-за туманного поворота не выкатились давешние катер и моторка. На палубе катера, где потеплее от машины, сидели солдатики и лежал тот лейтенант – руки аккуратно сложены, на груди фуражка, а непокрытая голова беспомощно моталась, когда катерок встряхивало волной.  Рядом с ним лежала собака, положив морду на лапы – второй не было. Как раз, когда они проплывали мимо меня, пес поднял голову и взвыл долгим, могильным воем; кто-то из ребят на него прикрикнул, но он не обратил внимания. Я пересчитал солдат; их было восемь. «Значит, четверых», подумал я и перевел взгляд на моторку.  Та была чуть не вровень с бортами нагружена какой-то темной массой, только белело чье-то лицо да торчали носками в небо два сапога.

Лодки довольно ходко удалялись и уже подходили к следующему повороту, когда – не разумом, иначе как-то – я ощутил чужую правоту.  Правильно Иза делает, что уезжает отсюда. Не всем тут дано жить, и нечего мучаться.  Это было так же верно, как для меня невозможно уехать, хоть здесь и трупы, волкодавы и всегда за ближним углом – этот скелет с косой: в любой секунд махнет не глядя и прихлопнет тебя, как комара.  Я, может, и хотел бы уехать, да не могу, и все, и не хрена эту кашу размазывать.

Лодки уже скрылись, а я все стоял, слушая шум удаляющихся моторов, как вдруг у меня над головой простучала короткая  гулкая очередь, потом еще и еще.  Дико озираясь, я вскинул ствол, шарахнулся в сторону и лишь через пару секунд сообразил: дятел.  Он сидел на соседней сосне и бешено молотил по коре, а на меня нуль внимания. «Смотри, клюв поломаешь, тварь безмозглая», пробормотал я, залез в лодку и поплыл на стоянку.

Когда я вернулся, Иза сидела в палатке, и вид у нее был жалкий и испуганный, но я не дал ей слова сказать – навалился, как бык-производитель.  Про это бы соврать или промолчать, но что было, то было.  А был пожар в чреслах, как от напалма, и меня, наверно, и под пистолетом не удержать бы. Изочке, конечно, и в голову не пришло меня удерживать, и это было хорошо. Изумительно было, до боли.  Хотя она немного и удивилась неистовству, какого, пожалуй, не случалось ни до, ни после. Давным-давно я и сам когда-то сильно подивился такому выбросу из-за близко фыркающей смерти – но мы об этих делах заговорили только в Москве. Там, в тепле и безопасности, я ей и изложил подробно ту старую историю. 

Вот, собственно, и все.  Выпало нам тогда, правда, еще много чего. Например, мы заблудились в озере Пелымский туман, огромном, как море – никак не могли найти истока Малой Пелымки, по которой потом приплыли в Южный Пелым. И еще случалось всякого-разного по мелочи. Тоже приключения вроде бы, но совсем-совсем  из другой оперы.  В другой раз как-нибудь расскажу.

Если до того картинки в памяти не выцветут.
Что было в камышах
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А начиналось мое знакомство с Олегом нормально и даже славно, ей-богу. За пару лет до всей этой петрушки, про которую рассказ, плавал я вдоль восточного берега Каспия. Стартовал в Шевченко, или как там его теперь казахи переименовали. Прилетел туда, а швертботик мой по железной дороге еще не пришел. В гостинице мест, натурально, нет и не будет, -- казашка-администраторша поклялась «на хлебе», что все занято. Хлеба там и близко не было, но объясняться с этой жирной стервой – это надо придурком быть.

Пришлось ночевать на пляже под кустиком, чуть комары не съели, а песчаные мухи того хуже. Едва солнце встало, побрел я вдоль берега, злой, покусанный и невыспавшийся. Смотрю, приличных размеров катамаран уткнулся в песок, на борту кучеряво, вроде как бы старославянской вязью, выписано название – «Золотой петушок».  Один поплавок у этого петушка подломился, на честном слове держится, и мачта несколько в форме змеи. Так, думаю, с вами все ясно. Помял таки недавний штормяга.

Неподалеку эллинги. Зашел. В темном углу на драном диванчике сидели грустные ребята и освежались белым вином. Меня тоже угостили, когда узнали, что я и почем. Они там все на атомной электростанции работали и были чокнутые на парусной почве вроде меня. Недавно им слегка не повезло. Я им кое-что порассказал про то, как и где мне тоже разнообразно не везло. Они оживилсь. разговорились и вообще очень помогли. Приютили, даже карту побережья дали, для служебного пользования, ДСП, значит. Бесценная вещь. Тогда все карты, кроме тех, что с дикими искажениями, для обмана империалистического агрессора и дурачков широкого профиля, были секретные, и за владенье ДСП можно было схлопотать пару лет, а без карты в море не выпускали. Стандартный советский catch-22.  Только я ни у кого разрешения не спрашивал, а как пришел мой швертботик, починил его с помощью ребят, задрал парус морковкой и повалил на юг, но это совершенно отдельная история. Может, как-нибудь расскажу. Кстати, там есть о чем рассказать, уж поверьте.

Олег, плюгавый такой белобрысый мужичок то ли из Омска, то ли из Томска, но с начальственными ухватками и тихим степенным голосом, эдакий инженер-парторг, был у них за главного.  Карта была, собственно, его, и он дал команду ребятам помочь мне с ремонтом швертбота – на ж. д. его порядком помордовали. Так что я был ему дико благодарен и пригласил как-нибудь наведаться в Москву, а лучше слетать вместе на южный берег Аральского моря поохотиться. Я за год до того был там в охотхозяйстве Тогуз-тере, и осенняя охота в этом камышином царстве меня потрясла. Через Арал чуть ли не вся птица России на юга прет; там со всех сторон пустыня, и никак моря не миновать – птичкам отдохнуть, подкормиться, то, се. В то охотхозяйство всякая начальственная шваль летала кровь полировать, космонавты, референты ЦК, директора трестов и прочая публика не чета мне, доценту-одиночке. Очень я пожалел потом, что так лихо про все это Олегу хлестался.

Олег в ту же зиму в Москве у меня погостил, с угрюмой прыщавой дочкой-подростком. Я им всю культурную программу обеспечил, театры-музеи и прочее. И вроде все нормальненько было, хоть немного утомительно, но куда денешься; гости есть гости, черти бы их не взяли.  А на следующий год списались и прилетели сюда, в камыши, и тут все и началось.

Началось, собственно, еще в аэропорту в Нукусе. Я прилетел первым и там его встречал.  Смотрю, спускается он по трапу, а с ним его жинка Нинка, тоже белобрысая и тоже плюгавая, разбитная такая бабенка типа мелкого профдеятеля, вечно всклокоченная, с папиросой в зубах, и такое впечатление, что давно немытая.  
Если честно, я ее еще тогда в Шевченко невзлюбил. Был такой эпизодик, мелочь, но меня царапнул. Мы где-то сидели, выпивали помаленьку, и я по привычке загнул что-то про советскую власть, словно в своей интеллигентской компании, а она этак снисходительно меня поправила – не будем, мол, забывать, что советская власть нам все дала. У меня ощущение – как в прорубь вдруг провалился, придурок трепливый. Не объяснять же дуре, что эта власть кому дала, а что у кого отняла. Так можно и до стука в КГБ дотрепаться, с известными последствиями. Я мысленно матюкнул себя за длинный язык и заткнулся.

Но я, собственно, не поэтому похолодел, как ее на трапе увидел, а просто делать ей там было совершенно нечего. Охота на Арале – дело серьезное, холодное и грязное, для больших охотоманов. Опять же невелика радость, на блюющих коллег любоваться, а ведь без этого не обходится. И вообще там и умыться стоит труда, а ей, видно, апартаменты с сауной из моих рассказов привиделись, вот она и увязалась. Впрочем, сам я и виноват, не трепался бы про космонавтов, которых тут роскошно принимают, вряд ли эти придурки сюда приперлись бы.

Ну, кое-как изобразил я радость, а тут еще удар. Олег спускался по трапу, помахивая одной легкой сумочкой, а в ней бутылка “сучка”, и оказалось, то был весь их багаж. Ну то есть абсолютно весь – ни снаряжения, ни насчет пожрать, ну ничего. Нуль. Не уверен, что у Нинки трусы сменные были. Они так, видно, решили, что раз я приглашаю, то они проходят целиком на халяву. Ну, как в Москве было. И плевать им, что я сам у директора того хозяйства гость, и еще двух гостей с собой тащить, с одной бутылкой на две-три недели – это ж никакое восточное гостеприимство не выдержит. Да и знал я цену этому гостеприимству, а потому вез Виктору-директору в подарок подзорную трубу двадцатикратного увеличения. Эта публика такие штучки любит. Ладно, думаю, на первые пора этого хватит, кое-какие харчи у меня с собой есть, палатка есть, патроны есть – прорвемся как-нибудь. 
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Только дальше все пошло хуже и хуже.  Охотхозяйство Виктора – это пара кой-как беленых турлучных мазанок километрах в двухстах от Нукуса, на краю света, только там и края никакого нет, все совершенно бескрайнее. С одной стороны степь-пустыня, редко поросшая верблюжьей колючкой и джингилом и усеянная озерцами-болотцами, с другой камыши на десятки километров тянутся, а может и на сотни. Виктор их на «кукурузнике» облетал.

Когда мы в это самое Тогуз-тере добрались, оказалось, что там уже целая шарага гостей – семь мужиков и одна женщина. Женщина она, конечно, очень условно; здоровенного роста, тот же ватник на ней и тот же мат, что и у мужиков. Виктор их называл москвичами, но все они были из какого-то подмосковного городишки и ковали там чего-то железного.  
На нас они смотрели довольно безрадостно. Косо, можно сказать, смотрели. Я не сразу врубился, отчего оно такое. Все время был в телячьем возбуждении – как же, в пампасы вырвался из своей четырехкомнатной московской клетки, и пальба вот-вот начнется, отведу душу. Но скоро до меня дошло, отчего эти лица такие кислые: они видели в нас конкурентов в борьбе за милости Виктора-директора, от которых мы все тут зависели.  Если он дозволял кому из сошек помельче охотиться в своих немереных угодьях, то только в знак благосклонности, и мог выпереть в любой момент.

Как назло, у меня с Виктором чепуха получилась. Отдал я ему подзорную трубу по дурости как была, в коробке, а он в ней нашел товарный чек и разобиделся – мол, намекаю, какой дорогой подарок. Нарушил этот самый восточный этикет, в гробу я его папу видал. Виктор из староверов, их сюда еще царь сослал, или сами они сюда прибились, хрен их знает. Он тут родился и впитал эти восточные глупости, что называется, с зеленым чаем. А я хожу и ни черта не понимаю, чего он дуется, пока его бухгалтерша-любовница, пышная такая каракалпачка-полукровка, царица некоронованная этих мест, не начала при мне разговор – вот, мол, Виктор Федрычу «москвичи» индийский свитер подарили и чайный сервиз, так они все ярлыки пообрывали, чтоб не было видно цены. И не станешь же объяснять, что приучен беречь товарный чек, как зеницу, на случай дефекта. У них тут свой устав. Шкура моя прибита к кресту межкультурных различий, и нечего дергаться, только хуже будет.

Вообще многое до меня стало доходить. Прошлый раз я тут был с одним профессором из Тимирязевки, насчет него был звонок из ЦК викторову начальству, и все было по первому разряду – охота, машины, застолье, плов, тосты и прочее. И я, как болван, принял за чистую монету льстивые речи и приглашение приезжать еще. Попался на эту холуйскую удочку. И вот оказалось, что сам по себе я тут на понюх не нужен, не Бог весть какая важная птица. Про меня звонка из ЦК не было и быть не могло, а вот приперся. Да еще хвост с собой притащил.

Я, наверно, зря Виктора холуем обзываю. Он тут – не больше, чем деталь на фоне азиатского пейзажа, где все твердо держится на лести, спеси, воровстве да взятках – бакшише. А типаж колоритнейший, короткорослый такой мощный дядек с бычьей шеей и такой же силищей, сам из себя весь битый-трепаный. Не знаю, сколько классов он закончил, но ведь выбился же из экскаваторщиков в хозяина этих несчитанных сотен километров болот. В тех болотах ондатры – миллионы, а каждая шкурка, небось, сотню рублей на базаре тянет, тех еще, полновесных советских рублей, когда моя доцентская зарплата еле на одну шапку из ондатры тянула. Подпольный миллионер, и не так уж, чтоб очень подпольный. Родному государству он сдавал этой самой ондатры по мелочи, для отвода глаз, остальное шло налево.

Правда, пришлось и ему посидеть с годик – так, для острастки, чтоб соблюдал святое правило: делиться надо, с кем положено, и не обдуривать. Обдуривали и обкрадывали, впрочем, все и всех, прямо гоббсиана какая-то и сплошной дарвинизм. Как и везде в те времена, наверно, только тут уж очень грубо и обнаженно.

В работниках у него в хозяйстве были сплошь неграмотные, забитые каракалпаки, алкаши и наркоманы, и руководил он ими посредством затейливого мата, любимое обращение – Эй ты, эскимос е...ый! И чего ему луораветланы сделали.  Самые светлые его годы – это служба в армии, где он дорос до сержанта и наверняка издевался над салагами, сколько воображения хватало. Он вспоминал те времена сентиментально, как наш брат помнит университетские годы.

Вообще-то мне эти антропологические наблюдения по барабану, мне больше охотничьи приключения снятся, но уж больно любопытный тип – первый советский бай, которого я видел вот так вживую. Я сказал «бай», и сразу такая картинка всплывает из прошлого моего приезда: мы сидим под навесом типа беседки на коврах и подушках, попиваем зеленый чай, а на солнечной жаре рядом стоят, сложа ручки на животе и согнувшись, глаза в землю, местные женщины, которые числятся в ведомостях на всяких должностях, счетоводы, кастелянши, то, се, а на самом деле у них должность одна – рабыни. И вот бай Виктор распекает их по-каракалпакски, долго, вельможно, с художественными паузами, прихлебывая чай, а они все так же стоят, потупившись, и не смеют глаз поднять, не то что слово молвить. Небось, плохо ухаживали за баевыми коровами, индюками и прочей живностью; у него этого добра – на добрый колхоз.  Картинка прямо средневековая, только кнута не хватало. Камчи, по-местному.

Ну ладно, хватит о бае. Он ведь так, для фона, не о нем сказ.  Чур, одна последняя деталька. В день нашего приезда он устроил ужин-достархан, как водится, на коврах, с пловом и выпивкой. Не устроить его он не мог, обычай требовал, но оттого и злился и злобы тоже скрыть не мог. За разговором спросил, чего я не привез своих друзей-альпинистов, про которых прошлый раз рассказывал. Я и говорю: «Нехорошо с ребятами; кто разбился, кто спился...» Тут он меня перебил: «А кто усрался!» -- и эдак победительно оглядел застолье, а холуи его подхихикнули. Как же, бай пошутил. Смотрю – и мои друзья-пристебаи очень уж льстиво баю в глазки заглядывают. Быстро ребята смекнули, откуда бьет фонтан милостей. Загрустил я и примолк.
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После нерадостного этого пира кое-как переночевали в балке на холодном, блохастом полу, а утром Виктор-директор отрядил нам трактор с тележкой, и потащил он нас всех за двадцать километров на КС-3. Я так понял, что КС – это коллектор сбросовый, в него где-то в верхнем течении стекает вода с хлопковых и прочих полей, обильно сдобренная химикатами. Пить ее нельзя, и потому нам была выделена бочка аму-дарьинской воды, которая вроде бы почище. Главное, я был теперь к ней привязан как осел к своему хвосту – никуда от этой бочки не деться.

Ехали несколько часов, часто застревали в грязи, приходилось выгружаться и толкать этот дохлый трактор. По всему было видно, что тут совсем недавно было дно моря. Арал уж много лет высыхал и отступал, оставляя в низинах массу больших и малых озер и болот, окаймленных или проросших камышами. Идеальное место для водоплавающих. За тем местом, куда мы добрались, этот самый КС-3 разливался и исчезал в совершенно уже сплошных зарослях, а уже где-то за ними, невидимый и далекий, плескался Арал или то, что от него осталось. На высоком берегу канала торчало прибежище браконьеров – две вконец развалившиеся турлучные хижины без крыш, разобранных на дрова.

Выгрузились. Трактор потарахтел в обратный путь по собственному следу, и скоро наступила обожаемая мною, особая тишина пустыни. Только камыш под ветром пошумливал.

У банды «москвичей» все было, по всему видно, давно и четко отработано: кто лагерь разбивает, кто сетку в канале ставит, а кто с ружьями на промысел. Олег охотник никакой, сам он это первым делом обозначил, хоть Виктор и дал ему от щедрот плохонькую курковку, отобранную у какого-то бедного браконьера. Я ему и говорю – ты, мол, тут остаешься на хозяйстве, а я пошел пропитание добывать, иначе мы долго не протянем. Он только зыркнул, ничего не ответил, но мне некогда было с его гримасами разбираться, уж больно подмывало уйти в болота и сбить наконец охотку. Целый  же год не стрелял.

Пошел вдоль кромки камышей на запад,, оставляя канал сзади, и шел довольно долго, прежде чем с луж начали подниматься утки. Поначалу все не везло, стрелял, что называется, не в меру, то-есть на слишком далеком расстоянии, и никак не мог привыкнуть к своему новому ружью. Я тогда только что купил МЦ21-12, роскошный пятизарядный громобой-полуавтомат двенадцатого калибра, вроде помпового ружья, только у этого не надо ничего передергивать, он сам стреляет, знай, жми на гашетку. Но после моего старенького «Зауэра» это сложная и тяжелая машина, и еще меня с непривычки отвлекали вылетающие вправо гильзы. Да к любому ружью привычка нужна.

Бегал я долго, но сшиб всего двух утей. Сначала из мочажинника поднялась широконоска, далековато, но после выстрела легла мертво, что называется, шлепнулась шапкой. А потом я заметил на середине озерка целый табунок кряковых, далеко обошел его и подкрался с той стороны, где рос невысокий камыш. За этим камышом я долго стоял, согнувшись в три погибели и дрожа возбужденно, ждал, пока утки сплывутся в кучу, чтоб одним выстрелом взять нескольких. Не дождался, выцелил селезня покрупнее, пальнул, потом еще пальнул пару раз в лет, но промазал. Стыдно, но не очень. Пройдет первая горячка, и я утру нос кому хош. Красавец-селезень был тяжелый, словно литой; я не удержался и поцеловал его зеленую головку.
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За этими хлопотами и радостями не заметил, как солнце свалилось за камыши. В лагерь я приплелся уже затемно, немного заплутав и выходившись среди кочек до дрожи в коленях. И тут мои друзья поднесли мне пилюлю – ни палатки, оказывается, не поставили, ни камыша на костер не нарезали, не говоря о том, чтоб супчика сварить.  Ну то есть сидели и ждали, пока я приду и все сделаю. Я устал, как собака, и жрать хочу, как она же, и мне же еще претензии: «Где это ты так долго пропадал?»  Я своему другу и говорю, мягко этак  и устало:

--Олег, палатку-то вы могли бы поставить...

И тут этот балбес выдает мне такой текст:

--А мы никому в слуги не нанимались!

То-есть они не нанимались, а я, значит, нанимался. Совсем мерзко на душе стало. Ясное дело, поход этот мой теперь начисто коту под хвост, но винить некого. Было ж у меня золотое правило: непроверенных – не проверять. Ходить только со своими. И вот один раз распустил нюни, пригласил вроде бы хорошего человека, и хлебай теперь это дерьмо бо-ольшой ложкой.

Ладно, палатку поставить – пустяк, но под палатку надо нарезать много-много камыша; земля ж сырая и холодная, октябрь месяц, без хорошей подстилки за ночь все нутро застудить можно. Да и просто люблю я, находившись за день до упаду, на мягком поспать. Кинул я на землю патронташ с прицепленными к нему на удавках утками и поплелся резать камыш. Дело это долгое и утомительное, к тому ж в темноте срезанная наискось тяжеленная камышина пробила мне большой палец до кости. Настелил один слой, потом второй, поперек, и наконец поставил палатку. На большее сил уже не было. 

Перед сном хотел хоть чем-то закусить; полез в свой подозрительно легкий рюкзак – так и есть: ни хлеба, ни колбасы, ни сгущенки. Друзья за меня постарались. Ну не гады ли. Долго не мог заснуть – и от голода, и злоба душила. И эти двое рядом дергаются, хоть им Виктор палатку тоже выделил, могли бы себе отдельную поставить. Дела-а.

А наутро вышел взрыв, как же без взрыва. Я поднялся до света и пошел стоять зорю у ближнего озерка или точнее большой лужи. Выстоял я всего пару чирочков. Вся крупная утка и гусь шли высоко и стремительно в сторону моря, стрелять было бесполезно, только небеса греть, хотя Виктор и его егеря насобачились и такую птицу чуть не с неба снимать.  Я в прошлый приезд дико этому завидовал. А чего завидовать, у них же практика круглый год и много лет подряд. Но на этот лет птицы полюбоваться – и то дорогого стоит: летят тысячи, может, десятки и сотни тысяч, сколько видно, от одного края неба и до другого. Табуны, косяки, свист крыл, гоготанье, кряканье, красота! Я такого нигде больше не видывал, а уж побывал, кажется... Где только не побывал.

Вернулся в лагерь, а там трагедия: Нинка сидит и плачет. В чем дело, спрашиваю. Она визжит:

--Я не для того сюда ехала, чтоб меня оскорбляли! Я первой же машиной уеду!

Насчет машины, конечно, смешнее Чарли Чаплина, трактор за нами придет через две недели, если придет, а других машин тут не бывает, в этой прихожей того света. Разве что спутник с неба упадет. Но что-то надо было говорить.

--Ну и кто это тебя оскорбил? – спрашиваю.

Кое-как выяснилось, что она моих вчерашних уток понесла Татьяне, которая у «москвичей» кашеварит, а та естественно послала ее на все буквы, куда ж еще. Я и говорю как можно мягче: 

--Ну и правильно послала, с  какой стати ей еще для нас пластаться. Надо свое хозяйство налаживать.

Тут они, чуть не хором, опять эту пенку выдают:

--А мы никому в слуги не нанимались!

Так ведь и ангела можно допечь. Я и промолвил, задумчиво так, задушевно:

--Угораздило ж меня с такими засранцами связаться...

Тут Олег как взвился, как подскочил ко мне, нос к носу:

--А ну повтори, что ты сказал!

Я, конечно, удовлетворил просьбу товарища, медленно и внятно.  Нинка взяла октавой выше, Олег схватил меня за грудки, я услужливо подал плечи вперед, таз отставил несколько назад и тут же резко выпрямился, откинувшись плечами назад, животом вперед. Олег отлетел шага на три и сел на жопу. Почему-то удар животом всегда выглядит комично; вот и сейчас кто-то из «москвичей» хохотнул, хотя смешного вообще-то мало – живот у меня мягче гладильной доски, но не намного, а удар получается навроде хлеста тетивы лука.  На том спортивное отделение концерта кончилось, драки не вышло.  Олег, видно, смекнул, что я его соплей перешибить могу, а разнимать нас некому: «москвичи» наблюдали за боем быков с живейшим интересом, но насчет вмешаться и в мыслях не держали.

Я подобрал этих несчастных вчерашних уток да сегодняшних чирков, отвернулся, потом кинул через плечо:

--К вечеру вернусь – чтоб духу вашего в палатке не было. Свою ставьте. Супы в рюкзаке можете забрать, варите и кушайте на здоровье.

Подошел к костру, у которого после зорьки отдыхали ребята и колдовала Татьяна.

--Татьян, -- говорю, -- я смотрю, ты пух с утей-гусей собираешь. Возьми, ощипи, чего добру пропадать. А там хоть свари, хоть выброси, мне оно все равно без надобности. – Татьяна молча взяла; отчего ж не взять даровое.

Посидел с мужиками, потолковал за утреннюю зорю, стараясь не обращать внимания на истерику в нескольких шагах от нас. Мы с ребятами сошлись на том, что лет действительно восторг, но стрельба – труднее не придумаешь. Судя по разговору, ребята – охотнички опытные, много где бывали, но они больше промысловики-заготовители, чем спортсмены. Я таких встречал; правда, не так далеко от дома.  Их дело – привезти домой побольше копченого-соленого мяса да рыбы, чтоб было чем семье посолонцевать зимою. Но охотники среди них бывают отменные.

Про моих чирочков главный у них, Юрий, постарше остальных, съязвил: «И как ты их только донес...» Не объяснять же чудаку, что Хемингуэй считал эту крохотную уточку самой вкусной едой на свете, и выстрел по ней очень-очень спортивный: больно они шустрые, эти свистунки-трескунки. Юрию это все до фени. Он вообще, похоже, не охотник, а больше по организационной части и поближе к кухне, к жене своей Татьяне. К тому ж он нутром чуял во мне соперника-лидера, да еще отвратной интеллигентской породы, оттого и язвил.

Вот так. Мне сейчас только этой борьбы амбиций за лидерство и не хватало для полного счастья.
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Я набил ягдташ остатками сухарей, уложил туда же мешочек с солью и пузырек с перцем, налил воды в литровую баклагу и завился в степь на целый день. Нашел место, где канал пошире и помельче, разделся, по грудь в воде переправился на другую сторону. Водичка где-то градуса на четыре-пять, не больше, тело как освежеванное, но это даже хорошо, я от этого только духом воспаряю, и всякие пакости человеческого общежития отлетают начисто. Я даже замурлыкал под нос какой-то немецкий марш; причем свадебный марш – к чему бы это?

После разрыва с этой скотобазой на душе как-то полегче стало, вроде нарыв лопнул. У них теперь своя компания, у меня своя – я сам да Господь Охотничий Бог. Я за них не отвечаю, и пошли они именно туда, куда их Татьяна послала. Брел я, подставив лицо бледному солнышку, и блаженно улыбался. То там, то сям в отдалении перелетали утки и что-то покрупнее; может, гуси, может, лебеди-фламинго, кто их знает. На выстрел пока ничего не попадалось. Не беда; мое никуда не денется. На ходу стало клонить в сон – спал я всего ничего. А отчего ж и не поспать. Я нарезал камыша, развалился, все так же бессмысленно ухмыляясь, и соснул с часок. 

Разбудил меня звук, словно кто-то вдалеке лупил молотком по листу железа. Я ошарашенно открыл глаза – откуда молоток? – и увидел прямо над собой низко летящего гуся. Несколько этих звонких взмахов крыльями – и уже ничего не слышно, только видно, как он в полете поворачивает голову из стороны в сторону, как змея. Я, конечно, схватился за ружье, я вскочил, но куда там – гусь уже ближе к горизонту. Не гусь, а прямо «боинг» какой-то, до того здоровый и быстрый. Минут пять сердце приходило в норму. Посидел, глотнул водички, погрыз сухарик. Побрел дальше. 

С этой стороны канала такие же болотца и озерки, что и с западной, только утка все больше попадалась непутевая, по-местному краснобаш, кызылбаш, он же нырок красноголовый. Я эту тварь издавна терпеть не могу, по молодости расстреливал по ним кучу патронов и ничего не добывал. Старые охотники знают: нырок этот – ужас какая чуткая сволочь, слышит удар бойка по капсюлю и успевает нырнуть под воду прежде, чем его накроет дробь. Бить его надо либо в лет, либо из мелкашки: у пули скорость больше, чем у дроби. Но я не утерпел, потратил несколько патронов и таки умолотил одного. Сначала загнал под воду, он там плавал, плавал, я подскочил поближе, и только он башку свою красную высунул из воды, я его шарахнул, он и лапки кверху. Пришлось снова раздеваться, доставать.

Было уже часа три, в животе бурчало, как в оркестровой яме, и я решил подкормиться на охотничий манер. Выпотрошил краснобаша, отрубил башку и лапки, натер изнутри солью, посыпал перчиком, обмазал его вместе с перьями в глине, закопал в песок и развел над ним костерок из сухого камыша. Минут через сорок он у меня упекся в собственном соку лучше, чем в ресторане «Пекин». Тут я его целиком и усоюзил, только косточки да песочек на зубах похрустывали.

Я вытер метелками камыша замаслившуюся физиономию и опять завалился отдыхать, как фавн после полудня.  Рай, да и только: никуда не надо спешить, никому ты ничего не должен, хочешь – идешь, хочешь – валяешься, вперившись взглядом в космические дали, ветер слушаешь, облака текучие разглядываешь или просто наблюдаешь, что у тебя самого в голове варится. Нирвана, блин. От мыслей про то, какими сволочьми бывают люди, отмахнуться трудно, но можно. И тогда всякая приятная чепуха в голову лезет. 

У меня поток сознания за «фавна» зацепился, вспомнил Нижинского и как он этот номер в Париже отчебучил, большой был скандал из-за того, что он в конце этюда оргазм изобразил, а может, и достиг. Свист, шиканье, пощечина в первом ряду и даже вроде бы потом дуэль на рассвете в Булонском лесу. 

Мне бы их проблемы, вздохнул я. А какие у тебя проблемы, все теперь ясно, стреляй птичек да жуй, соли хватит, а водичку экономь. Главное – в степи по темноте не заблудиться, компас я дома на столе забыл, обалдуй чертов. Но тут вроде все просто – иди на вечернюю зарю, пока в канал не упрешься, а там вправо вдоль канала, всего делов.

Зорю я отстоял у небольшого озерка. Опять тучами, эскадрильями во все небо летели стаи и одиночки, на этот раз с моря на сушу, на ночную кормежку, но были и не морские утки, а местные озерные. Эти пониже летали и даже, как охотники говорят, «козыряли» -- резко снижались над полоской прибрежного камыша, потом взмывали вверх. Хорошо бы иметь чучела, но где ж их взять.

Я забился под куст джингила у самого берега, стал на колени, опустил голову, согнулся в три погибели и только глазами зыркал, когда стайки проносились низко над камышами. Что толку их стрелять, все равно не найду. Наконец, налетела прямо на меня с озера  пара каких-то крупных, довольно высоко, и выстрел получился красивый, но сбил только одну, вторая исчезла во тьме, прежде чем я успел повести стволом. Та, что я срубил, ударилась о сушу шагах в десяти от меня, звук был до того тяжелый, что я возликовал – думал, гусь. Подскочил, а это огарь, или по-местному атай, гусеобразная крупная такая утка, что гнездится в дуплах деревьев. И то радость.

Больше я ничего не выстоял, хотя адреналину выделил предостаточно, то и дело вскидывал ружье и опускал. Ненавижу терять дичь без пользы, а темнота уж была такая, что и на сухом месте черта с два найдешь, особенно если подранок.

Лет кончился, и побрел я домой. Насчет домой я, конечно, дурость ляпнул. Дом – это где тебя ждут, а не где такая вот хрень с дребеденью. Но все более или менее обошлось, обмялось. Когда я подошел к костру, эти двое уже сидели вместе со всеми и оживленно участвовали в беседе. Видно, из той породы, что кому хочешь без мыла в задницу влезут. Ты их гонишь в окно, а они уж в дверь просочились.  Я отдал атая Татьяне, и кто-то из темноты промолвил: «А-а, огарь. У них мясо жесткое». Ну народ. Ну не упустят случая куснуть интеллигента. Хотя мясо у огаря и вправду жестковатое. Ничего, прожуют. Я отказывался играть в эту игру – кто наберет больше очков. У меня свой мир и свои правила. Правило первое: цивильность.

Я пару минут посидел для приличия, потом отправился спать. Мог бы попросить кружку чаю, да гордость не позволила. Палатку эти двое говнюков себе, слава Богу, поставили, или им кто-то поставил, из жалости, и я в своей привольно раскинулся. Красота. Ужасно уважаю вот это состояние, когда усталость запредельная и наконец можно кинуть гудящие кости на что-то более или менее мягкое в уютном закутке, где хотя бы нет ветра.
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Так оно и пошло. Я уходил затемно и возвращался затемно, в сторону этой шушеры старался не смотреть даже, хотя вреда от них по-прежнему было немало. То Нинка с Татьяной опять поцапается, а рикошетом мне от Таньки достается – зачем этих вшивачей притащил с собой. То Олег ручку моего заслуженного топорика сломает, а то еще патроны начнет у меня из рюкзака потаскивать, когда меня нет, а патроны тут на вес золота. Я удивился – на черта они ему нужны? Ворон, что ли, в лагере стрелять? Оказалось потом, что не только ворон.

В общем, получился у нас с ними классический случай несовместимости, этот вечный кошмар всех моряков, альпинистов, космонавтов и прочей такой публики. По-старому это зовется cabin fever, «лихорадка в хижине». Только вместо хижины было такое большое пространство, откуда я и не хотел никуда уезжать, а они не могли. Была, правда, между нами та разница, что я о них и думать перестал, кроме как по мелочи, и балдел от дикой этой бродяжьей жизни, в которой своих сложностей и трудностей хватает, а им делать было совершенно нечего, кроме как на меня злобствовать.  Ненависть в конце концов сбилась в яд на зависть кобре. Это можно было понять. Слишком глупо Олег выглядел во всей этой истории, а наблюдателей хватало.  Мне бы задуматься – но кто о таких вещах думает заранее? Только когда гром грянет, золотое российское правило.

Был еще один забавный случай, когда мне пришлось ими опять заняться. Однажды ночью, только начал я у себя в палатке засыпать после тяжкого дня в поле, как чувствую, мыши по мне забегали, а одна даже по физиономии проскакала курц-галопом. Что за черт, думаю. Год тот и вправду был мышиный, лисам на радость, но этот парад был что-то из ряда вон. У меня все тело рассиропилось, так бы и нежился в спальнике, но годы бродяжьей жизни приучили, что всякие странности в природе неспроста. Кряхтя, выбрался я из палатки – и обомлел. Палаточку свою я инстинктивно поставил на бугорке, чтоб дождевая вода под нее не текла. И вот я вижу, что бугорочек мой уже остров, а вокруг все залило водой. Наводнение в пустыне! Первый случай за всю мою не самую спокойную жизнь. Возможно вода в канале резко поднялась, где-то сброс из водохранилища, или с Арала ветер нагнал, вроде как во время наводнений в Питере. Черт его знает, какая причина, но факт – вот он.

«Москвичей», видно, уже подмочило – они возбужденно перекликались в стороне и спешно снимались с лагеря. Мне тоже надо было делать ноги: вода все прибывала. Все мои шмотки были в палатке, так что я скоренько повыдергивал колышки, закинул их внутрь, взвалил палаточку, как мешок, на спину вместе с мышами – эти бедняги, небось, со всей округи на мой островок сбились – и побрел чуть не по колено в воде и грязи искать место посуше. А чего его искать, тут самое высокое место – берег канала, он вроде дамбы над плоской степью возвышается. Тут я и пристроился, а за мной и вторая бригада. Палатку решил не ставить, а повытурил оттуда мышей и забрался в нее, как в дополнительный спальный мешок.

Только я угомонился и расслабился, чувствую, Юрий меня за плечо трясет и мораль мне матерно читает: дескать, нехорошо бросать товарищей в беде, так «у нас» не делается. Ах ты, индюк надутый, думаю. Если они тебе дорогиетоварищи, так сам и помоги, а я про этих охломонов и думать забыл. Но не затевать же диспут на этические темы посреди наводнения. Да и не забыл я про них, если честно; а даже подумывал злорадно, что они, небось, терпят бедствие по полной программе. Но вот устыдил меня пролетарий физического труда. Вылез я со стоном из теплого мешка и пошел искать ненаглядную эту парочку. У них все, как всегда: Нинка занята любимым делом – истерикой, Олег без толку дергает какие-то веревочки, а барахлишко их все промокло.

Ладно.  Поставил я им палатку, нарезал кучу камышей, развел костерок, пробурчал: «Сушитесь», и забрался наконец к себе в мешок, моля Бога, чтоб не случилось еще землетрясения, потому как сил у меня уже никаких не было. Аккумулятор на хрен разрядился.
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С «бандой семерых» у меня контакт потихоньку наладился, хоть я никаких особых усилий к тому не прикладывал. Просто таскал в общей котел уточек, иногда по пять-шесть в день, а себе ничего не просил, но Татьяна и без просьб оставляла мне миску чего-нибудь вареного.

Утей я бил не хуже других, но на гуся вот мне никак не везло, а все мы очень уважали пожевать гусика, поджаренного на вертеле. Дождливым днем я одного подранил в горелых камышах (по гарям хорошо растет нежная «гусиная травка», деликатес ихний) и потом час за часом таскался за ним по холоду, пытался скрадывать. Он далеко лететь не мог, немного пролетит – сядет, еще пролетит – еще в какую-нибудь лужу сядет, но на хороший выстрел так и не подпустил. А под вечер его у меня шакал из-под носа утащил в камыши, а я стоял, опустив руки, и грязно выражался.  Чего ж еще растяпе делать.

Один раз под вечер возвращаюсь к тому озерку, где мне с огарем повезло, смотрю – силуэт гуся в прибрежных камышах, и сердчишко у меня заколотилось: ну, думаю, теперь верняк. И уж как я его осторожно скрадывал, прямо змеей подползал, но чем дальше полз, тем выше червь сомненья задирал голову. Уж больно какой-то неподвижный гусь; как мертвый. А он и был мертвый. Его Лева, крупный такой добродушный юморной мужик, штангист в прошлом, днем убил, а сейчас, перед зорькой, привязал ему головку к камышине, получилось эдакое чучело-импровиз. Занятый гусем, я левину тушу в камышах во-время не заметил, и он, наверно, вдоволь похихикал, глядя на мои пластунские эволюции.

Мы с Левой мило отстояли зорю. Я при посторонних обычно стреляю хуже обычного, а тут чего-то нашло, и я положил четыре утки, да еще подранки наверняка были. Особенно красиво получилось, когда высоко-высоко налетели два массивных огаря, и я их снял королевским дуплетом: два выстрела – две утки.  Лева классно сыпал, но и мне стыдно не было. Огари, правда, до революции считались несъедобной уткой, но мало ли чего было до революции. До революции и царь-император был, и дед мой едва в генералы не вышел.

На пути в лагерь мы с Левой оживленно болтали, как оно и бывает после волнительного получаса, и я так понял, что общественное мнение в общем на моей стороне. Во всяком случае, эти двое всем уже настобебенили, и единственная польза от них была та, что над ними можно было заглазно посмеяться, а Татьяна так и в глаза не больно стеснялась. Нинка все норовила умыться питьевой водой, а не из канала, как все; чем приводила Татьяну в бешенство. Я при Леве немного разгорячился и даже высказался в том духе, что в альпинизме таких недоумков давно бы наказали – камень с горы свалился бы, веревка перетерлась, да мало ли чего. Мораль и нравы в горах суровые, по крайней мере на Кавказе. Лева сказал, что в горы он только раз ходил, а Николай – небольшого роста вертлявый такой парнишка – так тот лазит давно и часто. 

Очень я обрадовался родственной душе, и даже выяснилось, что мы с Николаем в одних местах на Кавказе карабкались. Только я, конечно, много раньше, и ходил я с людьми, которые для салаги Коли –  легенда и сказка. В тот вечер еще одна родственная душенька нашлась: белокурый великан Володя оказался заядлым подводным охотником, и мы с ним как зацепились языками, так и трепались про всякие подводные случаи допоздна, когда все уже расползлись по палаткам.

В общем, банда ко мне потеплела, хотя идиллии, конечно, так и не было; а где она есть. Простой народ, он же очень непростой, а весьма даже чувствительный. Вырвется у тебя нечаянно английское или еще какое слово – и готово, народ дуется, считает, что оне выпендриваются, образованность свою показать хочут, а нашу необразованность. А иногда и не поймешь, чем не угодил. Чужак ты, и никаких особых причин не надо. Правда, они и меж собой иногда грызлись так, что только шерсть клубами отлетала; но это вроде бы в порядке вещей. Рабочие трения, так сказать.

А вообще чем меньше на эти глупости обращаешь внимания, тем скорее все оно перемалывается в муку.  Я себе так и говорил: ничего особого в жизни в принципе не нужно – кроме искусства быть собой.  Остальное – зола и пашано.
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Так оно все и шло до самого, можно сказать, отчаянного и несчастного моего приключения за многие годы. Как-то Лева мне сказал, что вечером они всей толпой отправляются в камыши на засидки на кабанов, и если я хочу с ними, то никто не против. Как же не хотеть. Охота серьезная, не то, что невинных птичек сшибать. 

Отправились вниз по каналу на двух байдарках, и это мурло, в смысле Олег, тоже за нами увязалось. Ребята покривились, но делать нечего. Сказали ему только, чтоб поближе к Сергею, ко мне то есть, держался. Не путался чтобы под ногами, значит.

Вылезли еще засветло – с одной байдары на левый, с другой на правый берег. Я был в той, что справа. Уговорились встречаться у лодок в полночь; первый, кто вернется, дает сигнал – три выстрела с интервалом в десять секунд, для ориентировки другим.

Пошли в камыши. Мне достался самый дальний от канала нумер, за мной Олег спотыкался, возбужденно сопел. Я оставил его на выжженной полянке среди камышей, а сам пошлепал дальше. Отошел еще на сотню метров, но там уже камыши стояли плотной стеной, и открытое место совсем небольшое, кабан проскочит – и моргнуть не успеешь. Я опять матюкнул этого обормота, из-за которого все мои несчастья. Даже хорошую засидку пришлось ему уступить.
Делать нечего, повалил купу камышей, угнездился на ней, несколько раз вскинул ружье и повел стволом, прикидывая, откуда может появиться кабан и как его стрелять в разных вариантах. Замер. Если кто не бывал на засидках, объяснять ему, насколько это нудное дело, бесполезно. Кабан – зверь неимоверно чуткий, не вовремя шевельнешься, и он пошел буровить по болоту, как торпеда, а ты можешь идти пить чай. На часы смотреть – самое последнее дело; стрелки начисто отказываются двигаться. Главное твое занятие – просеивать болотные звуки в надежде услышать наконец, как кабан переставляет ноги, чмок-чмок-чмок, а иногда и хрюкнет, добывая в грязи свое лакомство – водяной орех чилим. Он на этом чилиме вкуснейшее мясо тут нагуливает, хотя ничем не брезгует, ни рыбой, ни змеей, ни лягушками, ни падалью, ни чужими и собственными детишками.

Как начало темнеть, из камышей стали подниматься утки, летали тучами и, как назло, до того низко, хоть стволом их бей по заднице, но стрелять – ни-ни, так всех кабанов можно распугать. Однако все какое-то развлечение. Потом и утки угомонились, только изредка вскрякивали, то подальше, то совсем близко, аж вздрогнешь невзначай. Другие ночные птицы тоже подавали голоса, но редко. Где-то заплакал-замяукал шакал и скоро смолк. Еще томительнее стало, все тело затекло, а пошевелиться азарт не дает. Какой-то поздний полудохлый комар принялся звенеть над ухом; пришлось терпеть и это.

Ждал я, ждал, и дождался. Часов около десяти от меня слева, с той стороны, где остался Олег, послышались шлепающие по лужам шаги, не очень похоже на кабана, но я в тот момент ни о чем другом не думал. Сердце сразу замолотило, в ушах загудело, нервы натянулись до звона – еще не хватало, чтобы руки задрожали.  Нет, так не пойдет. Я с усилием растянул губы в полуулыбку Будды – так, так, веселее, веселее – и нервишки пришли в относительный порядок. Натянуты, но без дрожи. Я вслушивался и всматривался, внимал всеми фибрами, не хуже кабана, но ничего не видел – слева мешали выступающие углом камыши – а потом ничего и не слышал. Шлепанье прекратилось. Видно, кабан что-то учуял или услышал – они же трение рубахи о тело улавливают – и остановился. В любую секунду зверь мог метнуться в заросли, и я не выдержал, посунулся, выглядывая из-за камышей, увидел шагах в двадцати на краю узкой лужи низкую стремительную тень и, уже стреляя, как-то одновременно понял две вещи: что эта тень – не кабан, а шакал, и что я безнадежно мажу.

Еще бы. В момент выстрела шакал словно сгинул, словно его и не было там никогда, и стрелял я в пустое место, заряд только грязь взбил. Но тут мне стало как-то не до этого, потому что не успели стихнуть раскаты моего громобоя, как поодаль грохнул еще один выстрел, и немного повыше моей головы по камышам хлестнула картечь. Я и подумать ничего не успел, как уже распластался на купе камыша, на которой до того сидел, и ровно вовремя: со стороны засидки Олега бухнул еще выстрел, опять застучала по камышу картечь, уже пониже, а правую ляжку что-то ожгло.

Я лежал неподвижно, уткнувшись носом в камыш, и горячечно молил об одном: ну иди, иди сюда, тварь, иди проверь, живой я или нет, посмотрим, как я всажу в тебя все четыре заряда, что остались в магазине. Но сам про себя я знал, что никуда он не пойдет. Одно дело пальнуть издалека на звук, и совсем другое – идти скрадывать другого стрелка, который со смаком влепит тебе из засады заряд в брюхо, и спи спокойно, дорогой товарищ. Такие эпизоды автоматически проходят, как несчастный случай – он сам будет виноват, потому как не имеет права сходить с номера до конца охоты. Меня и судить не будут.

Так я лежал лицом вниз, перебирая в голове всякие такие мысли и задыхаясь временами от приливов злобы. Ну ублюдок, это ж надо, столько ненависти накопить и так подло подсидеть. Ну ладно, дай только вернуться в лагерь, я из него мешок с дерьмом сделаю. Измочалю паскуду до кровавого поноса.
Минута шла за минутой, вокруг все было тихо, и я немного поостыл. А может, он сам подумал, что я стреляю в его сторону? Да ну вздор, я ж видел, как весь мой заряд взбил грязь в луже.  Стрелял я практически с высоты роста в землю, абсолютно безопасный выстрел, и ни одна картечина в его сторону улететь не могла. А может, шакал туда шарахнулся, и он по нему стрелял? Опять же вздор, оба его заряда шли на высоте человеческого роста. Так ни шакала, ни какого другого зверя не стреляют. Нечего эту кашу размазывать, палил он в меня, и один вопрос только – сгоряча или давно задумал, а потому и увязался за нами в камыши, где ему делать ну абсолютно нечего... Очень, очень похоже на второе. Точно.  Несчастный случай на охоте – лучше не придумать способа уделать кого-то. Если поподлее все продумать, никакой закон к тебе не подберется.

Где-то вдалеке на том берегу торопливым баском бухнули два выстрела, несколько секунд спустя еще один. Похоже, левкина пятизарядка – у него точно такая же, как у меня.  Левка мужик серьезный, наверняка взял кабана. Особенно этот третий выстрел, через паузу, красноречивый: небось, лежачего добивал. 
Ребята сейчас, скорее всего, начнут к Леве подтягиваться, тушу к лодке тащить. И времени уж пол-одиннадцатого, пора начинать отсюда выбираться. Только мне-то что делать? Выходить на берег тропой через засидку Олега, как сюда пришел? А вдруг этот гад затаился там в камышах и только и ждет, когда я подойду поближе – чтоб уж наверняка уложить, довести несчастный случай до конца?  Ведь уйди он сейчас, за пальбу по мне придется ответить; он это понимает и удрать не рискнет. Попробовать самому его скрасть? Ни черта не получится: без шума в камышах не пройти, а на открытом месте луна высвечивает. Мишень из меня, что надо.

Получалось, выход один: пробиться через сплошные камыши, оставляя засидку Олега далеко справа, и так, косиной, выйти к каналу. Даже если лодки к тому времени уйдут, я вдоль канала всегда смогу выбраться к лагерю. Брести, правда, придется долгонько. Ну, не впервой.

Медленно-медленно, чтоб не дай Бог не затрещал камыш, я поднялся, осмотрелся.  Как раз от того места, где я сделал себе засидку, уходило в камыши что-то вроде кабаньей тропы, а точнее – узенький проход в густых зарослях. Тропа, правда, вела много левее нужного мне направления. Ну, да ничего, наверняка попадется другая, поперечная. Тогда я и сверну вправо, к каналу.
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Я осторожно двинулся по этому проходу, тесному до того, что приходилось по нему проталкиваться изо всех сил и двигаться большей частью бочком. Через минуту я был весь в мыле. Тут, наверно, надо по мере сил описать, что такое аральские камыши, иначе остального не понять. Вот говорят – тонкий, как тростинка; так вот это точно не про аральские тростники. Старые камыши  тут мощные, толстые, метра четыре-пять высотой, но главное – растут до того плотно, что местами ствол ружья меж ними не просунешь, не то что самому пройти. Сплошная стена неведомой толщины.

В такую вот стену я в конце концов и уперся. Был проход, да весь кончился. Невпротык. Пришлось поворачивать назад.

К тому времени я уже выбивался из сил, весь взмок и еле-еле протискивался меж двумя стенками, а сам понемногу зверел. Ну, думаю, выберусь на старое место и попру на засидку Олега, стреляя перед собой от живота веером – небось, навалит в штаны и побежит. Попасть не попаду, но перепугать перепугаю. Так и надо было с самого начала сделать, да кто ж его знал...

И тут, посреди этих злобных картин и мечтаний, я ухнул чуть не по пояс в какую-то ямину, полную холодной воды. Если честно, я крупно перетрусил, захлопотал руками и ногами, задергался и еле-еле выкарабкался из взбаламученной воды в смеси с грязью на более или менее твердое. Постоял, отдуваясь и бормоча: «А знаете что, голубчик? А ведь очень похоже, что вы заблудились, аки агнец в лесу, и никакой не агнец, а жопа с ручкой... Не было ведь никакой ямы, а теперь есть. Где лево? Где право? Где теперь засидка? Где канал? Где это все, я вас спрашиваю?» А чего тут отвечать, я ведь крутился в полной тьме, наощупь, ничего, кроме камышей перед самым носом, не видел, да и те, по правде сказать, не то что видел, а скорее мысленно догадывался, что они тут. Сверху даже свет луны не пробивался сквозь эту чащобу. Тут ангел Божий на хрен заблудится.

Я осторожненько начал продвигаться по этому незнакомому подобию тропы непонятно куда, и через некоторое время соступил еще в одну яму. Снова выбрался, уже в настроении, близком к панике. Еле уговорил себя еще раз улыбнуться той самой полуулыбкой Будды и вроде как бы успокоиться. В конце концов, не в Сибири в сорокоградусный мороз под лед провалился. Был у меня такой эпизод в далекой юности, и то выкарабкался; хотя, если точнее, друг вытащил. Только где он теперь, дружбан мой, Санек? Нету его; вообще нету – помер недавно...  Веселенькие у нас мысли, однако. Ладно, будем мыслить головой. Тыкаться уже никуда не нужно, а нужно переждать здесь ночь, дождаться света, а там видно будет.

Сибирь не Сибирь, а было чертовски холодно и мокро, в сапоги набралось воды чуть не доверху. Надо шевелиться, устраивать гнездо. Я закинул ружье за спину, вытащил свой бебут и принялся резать камыш. Очень долго пришлось резать, а он все не падал, некуда ему было падать, но я все равно резал и резал, потому что какие еще могут быть у меня ходы?  Тут не до хитроумных планов, знай режь себе и режь... сто восемьдесят, сто воесемьдесят один, сто восемьдесят два... Ч-черт, еще б чуть, и распластал бы свою левую лапу златоустовским клинком. Только этого не хватало...

И вот, когда я так возился, один за другим, с условленным интервалом, стукнули три выстрела, но уж очень далеко, а главное, как я ни вертел башкой, угадать, с какой стороны они доносятся, не было никаких моих сил – один выстрел казался справа, другой вроде с совершенно противоположного конца. Эти проклятые камыши, словно туман или вата, глушили и уродовали звук, и ветер его относил. Я глянул на светящийся циферблат командирских своих часов – без четверти двенадцать. Все, ребята будут сейчас отчаливать в лагерь, искать меня тут ночью никто не будет, бесполезное занятие. Надо хоть дать им знать, что я живой, пусть отправляются с Богом. Я вскинул ружье к плечу, откинулся корпусом назад и пальнул ровно вверх, отсчитал десять секунд и пальнул еще. В ушах зазвенело – грохот в этом замкнутом пространстве был оглушительный.

Порядок. Ребят я отпустил, надо продолжать устраиваться. Еще через полчаса рубки этих твердых, как дерево, камышин уже можно было их укладывать, уминать под себя, а я все резал и резал, пока не утрамбовал порядочную кучу, на которую уложил ружье и прочие манатки и забрался сам. Кое-как, после акробатических усилий, стащил жесткие сапожищи, выжал портянки, растер сухими метелками камыша ноги.  Стало полегче.  «Жить стало лучше, жить стало веселее», пробормотал я. Во дожил, Сталина цитирую. Ничего, в следующий раз Черчилль будет.

Из-за того, что вырезал я порядочный круг, теперь был виден кусок неба, но на нем ничего путного не происходило. Откуда-то натянуло бесформенных тучек, а сквозь них временами просачивался жиденький лунный полусвет да бессмысленно подмигивали забытые звездочки мнадцатой величины.  Вот и весь пейзаж. Где луна, непонятно. И вообще совершенно непонятно, где что и зачем, но я про это уже говорил.
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Пока возился, я согревался движением, а тут скоро начал подрагивать, и чем дальше, тем больше, пока не затрепетал, как паралитик. Я свернулся плотным клубком, удерживая тепло, засунул холодные руки под мышки, но дрожь не унималась. Интересную вещь я заметил: когда человек жестоко мерзнет, он глупеет космически быстро и неотвратимо. Так и чувствуешь, как клетки мозга одна за другой отключаются.  Ну ничего достойного не приходит в голову. Сплошной примитив на грани идиотизма. Насчет того, что хорошо бы набить рожу Олегу, про то и говорить нечего, это естественно и не обсуждается, но и остальное на том же ментальном уровне. Ничего возвышенного.

Я где-то читал, что на большой глубине, где уж действительно холодно, аквалангистам приходят в голову разные гениальные идеи. Например, а почему бы не дышать кислородом прямо из воды, ведь в воде полно растворенного кислорода, рыбы ж им дышат? И некоторые сдирают маски. Меня вот тоже озарило: и чего я тут мерзну, ведь можно зажечь камыш и прекрасно согреться. Хорошо хоть с верхнего этажа кто-то издевательски подначил: Конечно зажги, отчего ж не зажечь. Заодно отмучаешься, тут в дыму и задохнешься.  От огня не уйдешь, испечешься не хуже утки по-пекински. Шакалы оценят.

Согреться все же надо было, и я слез с кучи и начал делать приседания. Тут я заметил, что в правой ляжке что-то мешает, вроде как бы торчит и даже болит при движении. Я так и замер с открытым ртом – вспомнил, как меня ожгло, когда Олег второй раз пальнул. Ах ты ж паскуда, думаю, зацепил-таки, крыса белобрысая. Я пощупал отвернутый верх ботфорта: точно, дырка. И в штанах дырка. Я приспустил брюки и пошупал бедро. Мокро, а в одном месте под кожей катается что-то твердое.

Я прокалил спичками шильце складного ножа, стиснул зубы и частью выковырял, частью выдавил из неглубокой ранки картечину «вишневая косточка» -- я их сам делал, сам ими снаряжал свои патроны. Вот так, коллега, вашим же салом и вам же по мусалам, пробормотал я. Хорошо хоть заряд был на излете, да и отрекошетил небось от камышей. Этому мурлу невдомек, что на сто метров картечью стрелять человека бесполезно, разве что в глаз. Я покатал картечину в пальцах, потом спрятал в нагрудный карман. Сувенир-с.

Подумав, я раскурочил тем же шилом патрон, высыпал дробь в воду под ноги, поплевал на порох  и вмазал его в ранку ранку – не дай Бог загноится. По казацкому рецепту надо бы еще землицы смешать с порохом, да где ее взять. Затем отрезал от низа тельняшки неширокую полосу и перевязал ногу. Пока сойдет и так, а утром придумаем что-нибудь покапитальнее. Забрался на свой насест, снова скорчился, сберегая тепло.

Растеребленная ранка теперь болела как следует, аж меня пот прошиб и дрожь по телу пробегала. Нет, это ж надо такой скотиной быть, живого человека стрелять... Ну ничего, доберусь я до него. Как одна юная матерщинница изящно выразилась, натяну ему яйца на уши. Дам ребром ладони по шее так, что у него башка отскочит, а потом по почкам, по почкам, пока кровью ссать не станет... Очень живо я рисовал себе эти картины, но тут опять кто-то из задних рядов буркнул: да брось ты, не будешь ты его бить ни по каким почкам, интеллигент сопливый. Не поднимется у тебя рука на эту гниду. Разве что залепишь пощечину под горячую руку, а потом его же жалеть будешь. Знаем твои пощечины. Бедные люди потом неделю головой маются.

Интересно все же, как он на такое дело решился? Трус ведь, по всем признакам. Бздиловатый мужичонка. Но, видно, все продумал до тонкостей и убедил себя, что бояться нечего. Попадет – хорошо, не попадет – никто ничего не докажет. Да и в любом случае никто ничего не докажет. Опять же он мелкая партийная сошка на атомной электростанции. Их там специально подбирают в смысле благонадежности; значит, обязательно – связь с КГБ.  А уж эти своего в обиду не дадут, хоть он шлепни кого-нибудь средь бела дня. Они так привыкли жить, на особом положении, и плевать они хотели на нас, остальное быдло, хоть быдловатее их самих ничего не придумаешь, тихушников да соглядатаев.  Закон для нас, для остальных; у них свой закон – не выдавать своих. А может, этот барбос и сам не сможет объяснить, чего его на убийство потянуло, что за змеиное гайно являет собой его, извините за выражение, душа.

Такие вот я набрасывал психологические этюды, но дрожь била все крупнее, и я принялся за старое – шипя от злости, снова начал резать камыш, теперь уж, чтоб им укрываться. Наворотил кучу, забился под нее, и вроде действительно стало теплее. Не перина, конечно, но и не голяком под звездами валяться. Да и время хоть как-то стронулось с места, пока возился. К двум уже подкатывает. Самая глухая глушь.

Видно, выходился и испереживался я до того, что немного придремал, несмотря на боль в ноге, сырость всепроникающую и такие же злые мысли. Даже что-то снилось, а вот что, убей не помню, а врать не буду. И без того местами привираю.
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Разбудил меня предрассветный холод  и отдаленная, еле слышная пальба. Значит, мужики вышли стоять утреннюю зорю. Откуда доносились выстрелы, по-прежнему не понять, но теперь мне это и ни к чему: вверху проносились привычные утренние тучи дичи, иногда над самой головой, чуть шапка с башки не слетала. Все они держали путь на море, значит, на север; теперь я точно знал, где этот самый север есть, и это было хорошо. Мне надо на юг, но лет скоро кончится, опять будет не понять, где что.

Умнее всего – мне так тогда показалось – идти на запад, спиной к рассвету. Так я должен скоренько выйти к каналу. Не мог же я вчера слишком далеко от него отойти, не та скорость. А на канале я уже практически дома, часа за полтора до лагеря доберусь. Главное – выбиться за эти проклятые сплошные стены камыша. Да и ребята могут придти на лодках на поиски. И я тронул на запад.

Как я ни тщись, а описать это продвижение в камышах доходчиво вряд ли удастся. Можно, скажем, представить себе битву при Измаиле, где турки и русские сбились в такую толпу, что мертвые качались вместе с живыми, а живых носило только качанием толпы, а не своей волей. А мне надо было именно по своей воле. Я расталкивал камыши плечом там, где они были хоть чуть пореже, но часто плечо просто отскакивало, и никакого продвижения не получалось. Пытался валить камыши себе под ноги, в болотную жижу, но быстро понял, что так скоренько вымотаюсь вусмерть: камыши стояли твердо, как римские легионеры, и бороться с ними – все равно что мамино пианино на спине на десятый этаж таскать.

Я облокотился о них, судорожно дыша, подумал и решил – ведь проходят здесь как-то кабаны? Значит, и мне надо присесть, чтобы быть ростом с кабана, и так двигаться по пробитому зверем ходу. Это получилось, как танец вприсядку часами, только ноги не по полу мельтешат, а в гнусной грязи. И это бы еще ничего, но поперек пути под водой торчат корни и поломанные кабанами камыши, за которые ноги цепляются, и я несколько раз падал на задницу, а потом вообще провалился в очередную яму по горло, и решил таки: нет, прямохождение лучше. Вприсядку я вам как-нибудь потом станцую.

Лет давно кончился, и рассвело уже на полную катушку.  Где-то был день, даже солнце светило, а я все ковырялся тут внизу, в грязи, полумраке и сырости, и на душе становилось все тоскливее. Мысли были типа – зачем я жил, зачем я умираю. Клаустрофобия давила вовсю, до истерики хотелось взлететь, как-то вырваться из этого камышиного карцера, стены которого так и лезли в рожу, смыкаясь все теснее и ближе. Такая дурь лезла в голову, не приведи Господь: а вдруг, мол, каракал, камышовый кот, на голову прыгнет и первым делом глаза мне вырвет? Есть ведь у них такая манера, знающие люди сказывали... 

И шизофренические штучки тоже стали одолевать, знакомые по прежним стычкам с безносой. Вдруг начинаешь сомневаться, ты это или не очень ты, и что такое это так называемое ты, оно же я, и как оно тут очутилось, во всем этом дерьмовом неправдоподобии. Нормальные ж люди в типичных обстоятельствах в такие безобразия не попадают...

В общем, не твердокаменный авантюрист, а ходячий учебник психиатрии. Вся эта мозговая дребедень страшна тем, что замораживает внутри тебя какую-то важную вещь –  волю к жизни, что ли. Воля улетучивается, и ты замираешь и ни на что не способен, словно курица, упертая клювом в меловую черту. Сердце само останавливается от паники и безнадеги. Я вспомнил своего друга Гришку К. – тот заблудился в таких же камышах, только в дельте Волги, тоже стрелял там уток. У него была лодка, вода и еда, и все равно, когда его нашли через три дня, он был мертвее мертвого. Сердце не выдержало. Что ж, можно и так сказать. 

Ладно. Гришка молодой был, тридцати еще не было, а ты старый битый мужепес, ломаный и снова сложенный, и тебя эта курва с косой на такую дешевку не словит. Были передряги и похлеще, а я вот он, туточки. Правда, испытываю временные затруднения, но какой же русский человек без временных затруднений, это ж химера, а не нормальный русский мужик. Шурупить надо, уговаривал я себя. Не будешь шурупить – и вправду тут приляжешь. «Быть или не быть» надо читать с авансцены, а тут в ходу другие искусства, или нет более геморроя... Классика.

А как шурупить, если в голове пусто до звона, только иногда болтались сверхценные идеи типа – а танк тут пройдет?  Да нет, утонет небось, или завязнет. Насчет вертолета я старался не думать. С вертолета меня точно не рассмотреть, разве что разожгу огонь, но про огонь я уже все сказал. Да и кто этот вертолет сюда пошлет. Хотя нет, могут послать – когда шакалы уж доедят мои тощие ягодицы. Ну, пропал человек в камышах и пропал. Обычное дело, стандартный варьянт. Камыши, они такие. Опять же тут вам Каракалпакия, не что-нибудь. Никто за этого пропащего не отвечает. Сам сюда забрел, сам пусть и пыхтит, чтоб выбраться. Может, через недельку-другую Виктор поедет за чем-нибудь в Нукус и мимоходом позвонит в милицию – дескать, проходил вроде мимо меня такой балбес, да вот исчез. Там будут долго препираться, на чьей территории человек пропал. Камыши ж ничейные, совсем недавно тут было дно моря, какая к черту милиция. Потом пришлют какого-нибудь мудака в погонах. Его напоят, накормят пловом до отвала, потом он постоит где-нибудь на берегу канала – хорошо еще, если этого самого, не другого – напишет безграмотный до колик протокол, и дело в архив. Финиш.
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Я стал засекать время. Оказалось, двигался я где-то со скоростью около трех метров в минуту, если это можно назвать скоростью. Сто восемьдесят метров в час. Ну, может чуть больше – иногда попадались участки с более рыхлым камышом. Пусть будет двести. Любая черепаха мне фору даст и выиграет эти скачки с запасом. 

Держать строго на запад не получалось ни в какую, все время приходилось обтекать совершенно уж непроходимые тростниковые стенки.  Двигаться можно было только там, где прошли кабаны. Но все равно, сейчас уже одиннадцатый час, значит, ползу я больше пяти часов, и даже со всеми зигзагами километр наверняка прошел. Должен бы давно упереться в канал, но его как не было, так и нет. Кружить я вроде не мог, направление держал по качающимся метелкам – ветер тут в это время года одного направления, северо-восточного, норд-ост, как говорят мореманы. Так-то оно так, а вдруг ветер зашел? Вдруг он повернул на южный, и задул афганец? И пру я неведомо куда, и еще месяц могу переть и никуда не выйти...

Насчет месяца я, конечно, погорячился. Помру я тут, и не через месяц, а вот-вот. Сил уже не было никаких, ноги дрожали и подкашивались, и страшно хотелось пить. Холод раннего утра был далеким воспоминанием. Теперь давила тропическая духота, с меня текло ручьями, хотя давно уже должно вытечь все, что во мне было . Мне все мерещилась моя баклажка. Баклага отменная, еще из Германии, металлическая, но в деревянном кожухе. На удивление объемистая, и вода в ней не протухает и не теплеет, только винцом припахивает – я ее люблю красным домашним вином заправлять. Но нету баклаги, осталась в палатке, и я теперь клял себя последними словами за такое дебильство.

Хотя вовсе не за это надо было клясть. Это ж надо – испугался какого-то говнюка с паршивой люшней и пошел плутать ночью по камышам. Подохнешь тут в этой вонючей жиже, и так тебе и надо. На минутку струхнул, а теперь вот плати звонкой монетой. Воистину – трусить вредно для здоровья.

Я полустоял, полулежал на камышовой стенке, отдыхая после очередного истерического рывка. Сердце постепенно успокаивалось, но пить хотелось совершенно уже невыносимо. Я вспомнил Алена Бомбара – как тот пил океанскую воду, когда пересекал Атлантику на надувном плотике. Из принципа пил. Он говорил, что хуже обезвоживания ничего нет, а от морской воды печень может лопнуть, но не сразу. А чем тутошняя вода хуже океанской?

Я посмотрел вниз. Я стоял в какой-то яме по колено, и вода в ней казалась довольно прозрачной, даже мальки какие-то кувыркались. Нет, ну отчего не выпить? Бомбар же врач. Знал, что говорил.

Я наклонился, зачерпнул ладонью воды, жадно заглотнул, потом еще и еще раз. Постоял. Привкус во рту, словно я гипс сосал, или еще какую медицинскую дрянь. Попытался сдержаться, но ничего не получилось – вывернуло меня наизнанку, аж слезы на глазах выступили. Я опять откинулся на камыши, судорожно дыша и бессильным шепотом ругаясь. Уставился в небо. Там по-прежнему ничего полезного не происходило. Все белесо, только метелки бесконечно, кругообразно болтались на фоне куска невзрачного неба. Ладно, Бомбар из меня, видно, никакой. Попробую быть собой. А раз собой, надо переть дальше, на честном слове и на одном крыле. Вперед, и с песней.

Я выпрямился, снова глянул вниз. Там мальки энергично долбали то, что я, извините, сблевнул. Омерзительное зрелище, но я все пялился на это дело, а в голове у меня ширился рассвет. Стайка мальков и то, что они долбали, постепенно дрейфовали дальше и дальше, пока не уперлись в стенку камыша. Я пошарил в кармане, нашел картонный пыж, который механически туда сунул, когда раскурочил давеча  патрон, и опустил его на воду. Пыж медленно, почти незримо, и все же вполне определенно поплыл туда же, куда и мальки.

Я снова откинулся на камыши и попытался утихомирить переполох в голове. Хотя чего тут думать, все проще пареной репы. Вот тут, где я стою по колено в воде, есть течение, а значит, я стою в том самом канале, который ищу. Только я ведь хотел выйти на берег, а берега у него, оказывается, никакого и на погляд нет. Да и канала, собственно, нет, он давно где-то южнее кончился, а есть вот эти ямы с еле заметным течением и такие же камыши, как и везде, только вроде бы даже погуще и поплотнее.

Славно, славно. Хоть что-то стало ясно, но что с этой ясностью делать, полный туман. Куда податься нам, мастерам культуры? На юг, вверх по каналу? Так ведь неведомо, сколько придется пробиваться, и ямы там, небось, поглубже. Так и потонуть недолго, если в топь попасть; я ж не кабан. Я просто мудак, по грехам своим. Нет, надо выбираться туда, где суше. Пойду-ка я, как шел, а там видно будет.
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Я вздохнул поглубже и принялся пробиваться дальше. Только недалеко я ушел. В одном месте споткнулся, с шумом плеснулась под ногами вода, и за стенкой камыша, близко до изумления, метрах в четырех-пяти, вдруг с хрюканьем и визгом сорвалось целое стадо диких свиней и пошло крушить камыши. Автоматически-судорожно я вскинул ружье, но куда я мог его направить? Разве что в небо. Стена ж кругом, да и что толку стрелять, если я ни черта не вижу, а только стою и слушаю, как удаляется этот плеск, треск и топот. Вот действительно свиньи. Так ведь человека и до инфаркта довести можно.

Я снова откинулся спиной на камыши и принялся думать. Откуда-то выплыло детское воспоминание, точнее воспоминание о читанной в детстве книжке, кажется, «Финикийский корабль» называется. Там финикийского мальчишку поймали и куда-то ведут, а ему туда не хочется; и вот он видит, как свора собак кидается в живую изгородь, где вроде бы и прохода никакого нет, и исчезает там, а он себе и думает – где пролезет собака, там и пацан проскользнет. Вырвал он руку у своего захватчика и кинулся туда же, куда и собаки, и действительно пролез.

А может там, куда проскочило целое стадо кабанов, пройдет и один человек с ружьем, дурной, но сухопарый? Правда, кабаны уходили в сторону моря, на север, а мне надо на юг или хотя бы запад, но в тот момент мне хоть в море, хоть к черту на рога, лишь бы кончился этот камышевый ад. Тут можно так выбиться из сил, что и пальцем не пошевельнешь, и опять полезет в голову эта гамлятина насчет «умереть, уснуть»... Не, Шекспир мне сейчас нужен, как муха в борще.  Мда-а, борщичка бы... Хоть с мухами.

Поблизости в стене обнаружился проход, пробитый, наверно, все теми же свиньями, и я двинул по нему довольно резво, с крейсерской скоростью какой-нибудь галапагосской черепахи. Проход становился все шире; в какой-то момент я поднял глаза – и чуть не икнул от радости: передо мной тянулись узкой полосой заросли чакана, залитые солнечным светом, и распахнулось небо, появился какой-никакой горизонт, хоть и близкий. Видеть что-то кроме камышевых стеблей у себя перед носом было несказанно сладостно. Не знаю, как настоящее название чакана, говорю так, как его называли местные, но очень хотел бы знать, ибо от него мне были тогда многия радости. Не сказать, что это какая-то милая травка – стебли широкие, края острые, росли плотно и иногда вровень с головой – но по сравнению с камышевым дубьем это просто гаревая дорожка.

Кабаны уходили этой полоской чакана. Я нашел их след и двинул по нему, все так же спотыкаясь и проваливаясь, но то была все же ходьба, а не проламывание сквозь тюремный забор. По обеим сторонам этой полосы стояли все те же ненавистные мне стены камыша. Через километра полтора-два они снова сомкнулись, но кабаны и тут проломили себе тропу, а заодно и мне. Все ж легче пробиваться.

Дальше полосы камыша стали чередоваться с полосами чакана. След свиней я в конце концов потерял, но все держал путь на север, поглядывая на метелки, колышимые норд-остом. И камыш уже пошел не тот. Много реже был камыш, и рос не всплошную, а купами. Наконец между двух куп горизонт распахнулся вовсю, и я увидел, что стою на краю моря. Берега там не было, вместо берега было все то же болото, где по щиколотку, где по колено, а где и выше, но все равно почему-то на душе стало легче. Куда-то я все же выбрался из камышиного плена, и теперь надо было соображать, что с этим делать.

Я отошел подальше от камышей в море и стал, покачиваясь. Посмотрел направо, посмотрел налево. Нигде ничего. Сколько видно, все вода и вода, а по ней мелкая рябь, выравнивающаяся вдали.  Плеск крохотных волн о камыши и мои колени. Тут, наверно, хоть целый день в море иди, и все будет по колено, пока не шлепнешься мордой в воду. Но мне туда не надо, мне надо к людям.

Ближайшие люди, если не считать лагеря – это селение Казакдарья. Черт его знает, сколько до него идти – может, пятьдесят километров, может сто. Совсем недавно оно стояло на берегу моря, а теперь далеко на суше. Но люди из него где-то ведь тут болтаются. Коров пасут, рыбу ловят, насчет ондатры браконьерят, да мало ли. Если идти в ту сторону, все есть надежда, что на кого-то наткнешься. Если направо, на восток, то там вообще ничего, пустыня на сотни км. Уж это я доподлинно знаю, в тех краях мне как-то пришлось поработать Робинзоном Крусоэ на небольшом острове после кораблекрушения, про это у меня в другом месте описано.  Нет, восток – это смерть.

И поплелся я опять на запад.
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Я брел, заложив тяжелое ружье на плечи, держась одной рукой за шейку приклада, а другой за ствол. Так себя в шею ружьем толкаешь, и идти вроде бы легче. Самообман, конечно. Справа море, слева камыши, глаза б мои их не видели. Место было как-то по-особому пустынно, только шорох камыша под ветром да плеск воды под ногами. Редко-редко в камышах вспархивали утки, но стрелять их и доставать – благодарю покорно. Да и не найдешь ни черта, хоть неделю ищи. Пару змеюк разве что найдешь. Или они тебя найдут.

Солнце начало клониться все ниже, заваливаясь за растрепанные тучки, а я все волочился, только ноги заплетались сильнее и сильнее. Остановился передохнуть. Еще одна ночь в камышах, подумал я с тоской, поддергивая штаны. Штаны уже совершенно не держались, так и норовили свалиться вместе с поясом. Ощущение было такое, будто я потерял половину своего веса за неполные сутки, хотя и до начала всего этого свинства особо жирным не был.

Я пошатнулся, жалобно вздохнул, глянул вперед – и так и вперился глазами в горизонт. Там чернела какая-то вертикальная полоска, но что оно такое, разглядеть было невозможно. Ясно только, что не дерево – откуда здесь деревья, в этой помеси пустыни, моря и болота? Значит, дело рук человеческих. Сюда бы ту злосчастную подзорную трубу... Ладно, плевать. Раз на горизонте, значит, километра четыре. Добредем как-нибудь.

Идти, имея перед глазами хоть какую-то цель, не в пример веселее, чем просто ножки переставлять без особого смысла. Подошел момент, когда уже можно было догадаться, что то была за черная полоска: триангуляционная вышка – несколько труб, сваренных пирамидкой. Стояла она на крохотном песчаном островке. Я как дошел до того островка, так и рухнул. Уж больно долго был на ногах. С  четверть часа, наверно, лежал, но потом поднял-таки себя. Надо было резать камыш, очень много камыша – и на постель, и укрыться, и костер жечь. Здесь, на море да на ветерке, ночь будет куда холоднее, чем в толще камыша. Тут может просквозить так, что всю жизнь потом икать будешь.

Логово я устроил себе внутри вышки – навалил камыша на землю, из него же сделал заслон со стороны моря, и еще приготовил гору этого барахла для костра. Еще немного полежал, тупо слушая плеск крохотных волн и шум ветра в зарослях. За хлопотами я и не заметил, как солнце рухнуло за горизонт. Стало много темнее и холоднее, над камышами начали перелетывать утки, и потянулись тучи всяких водоплавающих с моря на юг, на сушу, но мне было не до них. Надо было обтяпать еще одно необходимейшее дело.

Я побродил по крохотному пляжику, подобрал какую-то корягу, выброшенную морем, выбрал место пониже и принялся рыть песок этой корягой, ножом, а то и руками. Рыл долго, пока не песок уже пошел, а жидкая грязь. Еще полежал на своем тростниковом ложе, ожидая, пока вода насочится и отстоится. Потом вытащил из ягдташа серебряную стопочку – благодарение Богу, я хоть этот непременный охотничий атрибут не оставил в палатке – и осторожненько, стараясь не взбаламутить воду, нацедил со дна своего походного колодца влаги и выпил. Вода была солоноватая, но хорошо профильтрованная песком, не та болотная смесь, которой я травился утром. Так что я принял еще стопочки три, и будя. Хорошего понемножку.  Не кастильский ключ все ж.
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Ночь была из тех, что помнятся всю жизнь, хотя и довольно однообразная. Я жег костер, дремал, приходил в себя от дрожи, потом снова жег костер, придремывая и подрагивая. Камыши свивал в плотные жгуты, так они дольше горят и дают больше жару. Один раз с дикой усталости совсем было заснул, и постель моя занялась, но вовремя вскочил. Только сапог чуть-чуть подпалил.

Мыслей особых никаких не было, а те, что мелькали, были какие-то коротенькие и прямые, без извилин и разветвлений. Ну, типа насколько меня вообще хватит, и как бы воды с собой взять да уточку на заре подстрелить, и не загноилась бы картечная ранка – она все побаливала. Но болело столько и в стольких местах, что мысль насчет ранки никак не выпирала. 

Даже про эту сволочь Олега подумалось только, что вот, действительно, сволочь, но как-то без особой горячности подумалось. Очень далеко все отошло, словно в бинокль с обратной стононы смотришь, и многое по-другому видится. Вот эта парочка, например. Никакие они не злодеи, а просто очень несчастные люди. Захотелось им с публикой высокого разбора познакомиться да на шармака оттянуться, а тут такой облом. Но живых людей стрелять – это, конечно, лишнее. За такое можно по попке а-на-на схлопотать. 

Впрочем, не надо по попке. Просто держись от них подальше. Сам же виноват, сам эту дружбу завел. Вечно людишек на свой идеальный салтык меряешь – и пролетаешь в полный рост. Никто тебя не заставлял с ними целоваться... Ай, хорошо бы сейчас поцеловаться, взасос, в стиле Голливуда,  только с какой-нибудь такой девахой, чтоб была большая и жаркая, как русская печь. Уж больно дрожь донимает. Ветерок с моря дул несильный, но неослабно мерзкий.

Где-то поблизости завыл, заплакал, захохотал шакал, и я пробормотал: Давай-давай, братишка, вой, тварь ты трусливая, да и я не лучше тебя. Я бы тоже взвыл, только сил нет, извини... Впрочем, зря это я на себя так. Я по крайней мере не гадил там, где ем, а это сволота так и норовит слопать все мало-мальски съедобное, что оставишь, скажем, в лодке, и там же навалить кучу. Уж я-то знал эти их повадки. Такая вот шакалья этика – попользоваться твоим добром да еще поиздеваться над тобой же.  Впрочем, что это я на шакалов окрысился.  Гадить-то он гадит, а стрелять живых людей – ни-ни.

Я свернул еще один камышовый жгут, задпалил и так сидел, клюя носом и просеивая в голове всякую дребеднь. Хорошо, что жену с собой в этот раз не притащил. Она бы в лагере вся испереживалась, хоть и без слез. Плакать у нее слабо получается. Но действительно переживает, когда я исчезаю. На Черном море я как-то разнырялся, со скатом играл. Меня часа два не было, так она весь народ на берегу подняла. Хорошо, мужик дальнозоркий там нашелся, говорит ей: «Да вон же он, ласты мелькают! Опять нырнул!» А чего она видит, с ее-то диоптриями. Нет, переживает, это точно. А вот любит? Не любит? К сердцу прижмет? К черту пошлет? Десять лет эта ромашка все тянется и тянется, и никакой тебе сердечной ясности. 

Ладно. Удумал тоже, чем себе голову забивать. Самое время. Это все из comédie humaine, а у нас тут драма, прямо как у Джека Лондона. «Любовь к жизни» называется. Интересно, загнать бы того мужика из знаменитого рассказа в камыши, как бы он с ними разобрался. Если клаустрофоб, давно бы у него сердчишко лопнуло. У меня у самого с этим слабина, но вроде вот справился. Но не дай же ж Бог опять в эту гущину лезть. А ведь придется, если море поглубже станет. Скажем, по пояс. Тогда далеко по воде не уйдешь. Ну, нечего себя до времени пугать. Как шутит грубый наш народ, нас ужо пужать не надо, мы ужо пужатые...

В небе послышался высокий, неровный свист, и где-то над головой, невидимая во тьме, прошла стайка чирков. Эти чертенята – как реактивные истребители над Красной площадью: секунда, и они уж невесть где. Но вслед за ними зашевелилось, зашумело все небо, начался этот сумасшедший утренний лет, к которому невозможно привыкнуть.

Я забыл про дрожь, подвинулся на край островка, заменил картечные патроны в магазине на пятерку, встал на колени, пригнулся к земле и замер, глядя вверх исподлобья. Но то был снова не мой день. Морская утка шла высоко и быстро, а местная мелькала только над камышами, их стрелять – только шакалов кормить.  С отчаяния я выстрелил пару раз по тем, что летели в сторону моря и появлялись из-за камышей ниже, чем остальные. Но это мне только казалось, что ниже – после выстрела они только шарахались в сторону, а ни одна сволочь не упала. У меня аж слезы выкатили из глаз, а губы бормотали нечто бессвязное в матерном ключе.

Лет уже кончался, когда из тьмы низко над камышами на меня налетели две здоровенные тени, и меня обдало жаром – Гуси! Их же пятерка не возьмет! Но глаза и руки уже делали все, что надо, дуплет – и обе птицы тяжело шлепнулись в воду за моей спиной. С тихим ликующим визгом я кинулся к чернеющим в воде тушкам, ухватил их за шеи, волоком вытащил на песок – и медленно осел на задние ноги, не веря своим глазам. То были никакие не гуси, а самые что ни на есть бакланы. Я потрогал их перья, неведомо зачем.  А чего их трогать. Баклан, он и в Африке баклан. Я как-то на Каспии был в очень кислой ситуации вроде этой и пробовал одного такого варить. Часа четыре варил, но ничего, кроме страшной, какой-то газовой рыбной вони, из этого не вышло; пришлось выбросить.

Я плюнул на свою горе-добычу и побрел к логову – досыпать. Зарылся в камыши, подложил кулак под щеку.  Хотел было улыбнуться полуулыбкой Будды, но ни хрена не вышло. Ты уж прости, Гаутама твою маму…

Да, брат, видно, чем-то ты крупно прогневил Верхних Людей, раз тебе всю дорогу выпадают вот такие бомбы-вонючки. Да и то сказать, матерюсь на каждом шагу, хотя вполне мог бы обойтись без этого фольклора, интеллигент хезаный. Дурная привычка. Вроде как в носу ковырять. Хотя нет, мат – это мелочь, тут надо глубже смотреть. Неправильно живу, вот что. Желанья меня раздирают, сперма из ушей бьет, отсюда адюльтер и прочие бессовестные дела. Разводы. Пьянка беспросветная месяцами. Эгоизм опять же. Суета честолюбивая. Хорошо еще, что из писательства меня поперли, а то б уже такой сволочью и прихвостнем стал... Впрочем, не уверен. Совесть бы замучила.  Cкорее от горячки бы сдох, или в лагере. Лагеря я бы точно не выдержал.  Свободолюбие заело бы.

Но тут мне стало скучно размазывать эти сопли, тем более, что кто-то хвостатый залез на забор и давай корчить бессовестные рожи: Ага, ты еще дневник заведи, записывай, какой ты гадкий, гаже Льва Толстого. Не смеши людей. Все равно Бога нет, убили Бога. Так что спи давай...
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Разбудило меня солнышко. Около земли ветер не чувствовался, и я даже вспотел слегка. Тело было неприятно липкое, настроение мерзкое, во всем теле ломота да болячки. Надо было что-то делать. Я разделся и полез в холоднющую воду, растирая кожу песочком, по-собачьи порыкивая. Долго не выдержал, но освежился капитально, аж дух взмыл неведомо куда. Потом я зажег весь оставшийся камыш и чего-то сплясал вокруг костра, вроде как твист с примесью лезгинки. Наплясавшись, растерся метелками, а сам себе думал: да, брат, неплохое тебе тело досталось. Жалко будет, если на корм шакалам пойдет. Ну да ничего, продернутся.

Снял повязку, осмотрел ранку. Дырочка – пустяк, но я что-то вспомнил нашего тренера по пулевой стрельбе. Дура-студентка баловалась в тире и всадила ему пульку в задницу из «марголина». В больнице он все шутил, трепался с сестрами, а потом не уследили – сепсис – и нет тренера.  Всего за пару дней. Воскресенье, что ли, было. 

Придется прибегнуть к старинному казацкому способу. Я испортил еще один патрон, насыпал в ранку малую толику пороха и, скорчив страшную рожу, поднес спичку. Коротко пыхнуло, ожгло, пекло едва терпимо, но куда денешься. Еще подкоротил свою тельняшку, перевязал ранку с почерневшими краями. Было больнее, чем раньше, но как-то надежнее.

Оделся, попил из своего колодца, и побрел дальше. А больше про тот день я мало что помню. Помню только, в одном месте пришлось обходить довольно глубокий заливчик, и я опять вперся в высокие, плотные камыши и снова на них зависал, не в силах протолкнуться ни вперед, ни в стороны, ни даже почему-то назад. В одном месте завис я вот так, ну совсем скис, и вдруг надо мной кукушка как закукует, размеренно так, словно ее же механический родственник из часов. Я ее высмотрел – оказывается, среднеазиатские кукушки совсем не такие, как российские, больше на маленького ястребка похожи. Я смотрю, а она все кукует, повиснув на камышине, и я не вытерпел и говорю ей: «И все-то ты п.....шь, брат.» Она снялась и улетела. Обиделась, небось. А чего обижаться, если она и вправду надо мной вроде как бы издевалась. Многия лета, многия лета, а откуда их взять, эти многия лета?

Тут я заметил, что выговариваю эти псевдомысли вслух, и слегка испугался. В такой передряге нужна ясность мысли кристальная, а если начинаешь заговариваться, то хорошего не жди. Идешь уже вроде на нуле горючего. Такое у нас бывает, но мы этого не любим.

Только я себя в руки взял, а тут еще испытание. Толкался я так, толкался об камыш довольно уже беспомощно, и вдруг вывалился на узкую полосу, проломленную в этой чащобе, словно танком. А я недавно про танк как раз думал, и в таком ослабленном состоянии вполне можно умом слегка подвинуться, бред с явью перепутать. Стою я так, тупо смотрю на поваленный камыш и исподволь сам себя уговариваю:  Спокойно, Серега, тут надо очень спокойно все сообразить, как на стенке с отрицательным уклоном, а то можно с крюка сорваться и улететь к едрене-фене. Справа должно быть море, так? Так. Я посмотрел направо – там действительно в сотне метров танковая просека упиралась в морской, так сказать, простор. Ладно. Все правильно. Посмотрел налево – там прогалина скрывалась за поворотом, но по идее должна тянуться очень далеко и даже за край камышей, потому как не мог же танк лететь, лететь, а потом приземлиться в середине чащобы. Так не бывает, танки плавают, это точно, а насчет летания у них еще слабо поставлено. Да и не танк это вовсе, вдруг рассердился я, наклонившись и рассматривая следы гусениц. Не танк, а обыкновенный ЛАТ, легкий артиллерийский тягач. А то ты на таких не ездил. Жуткая тарахтелка, в тундре их вместо вездеходов используют. Полчаса в этой железной коробке посидишь, неделю потом с головной болью ходишь, и глухой вдобавок.

Умозаключаем: где-то тут поблизости, а может и не поблизости, есть какой-то военный объект. Их же по всей стране в самых неожиданных местах понатыкано, и все секретные – никогда не знаешь, когда и во что наступишь. И вот эти вояки катались тут по своим милитаристским делам, а скорее всего кабанов гоняли, доппаек себе добывали, причем наверняка боевым оружием – «калашами» и прочим. Очень это предосудительно, но нам сейчас весьма наруку. Слава нашим доблестным вооруженным силам. Крепите обороноспособность страны...

Я опять резко оборвал бессмысленное бормотание, развернулся спиной к морю и побрел по поваленным камышам «в пяту», как говорят охотники, то-есть в направлении, обратном движению ЛАТа. Не сказать, чтобы идти было совсем уж мед: под ногами было скользко и колко, особо упрямые камышины наполовину уже выпрямились после прохода тягача и все норовили воткнуться куда не надо – то в глаз, то между ног, то в руку. Но все равно это было совсем не то, что продираться сквозь трещинку в стене или брести в воде по колено и выше. Если честно, это было как раз то, с чем я еще мог справиться. Остальные способы локомоции были бы мне уже не под силу. Разве что телекинез.

Голод, жажда, запредельная усталость и недосып давили на мозги безжалостно. Впереди сорвалась и полетела пара уток, прямо вдоль полосы поваленного камыша, а я даже не сразу сообразил, что я же могу их срубить, ведь они упадут на чистое. Мозги работали, словно только что из морозилки. Тихонько матерясь, снял ружье с плеча, толкнул предохранитель и шел наизготовку, но очень долго шел, не меньше часа, прежде чем чуть не из-под ног вспорхнула выпь и полетела, нелепо взмахивая расхристанными своими крыльями. Я целую вечность тянул приклад к плечу и выпалил почти не целясь, но выпь таки кувыркнулась с краю камышей и дико на меня пялилась, когда я подошел. Я было наклонился подобрать ее – и каким-то незаслуженным чудом увернулся от острого клюва: била она точно в глаз. Я злобно вскинул ствол и в упор отстрелил ей башку. У Виктора был егерь, которого выпь долбанула в глаз. Белок вытек, и теперь он фигуряет с искусственным буркалом. Такая вот сучара эта выпь.

Я в жизни не считал выпь съедобной птицей, но каракалпаки отучили меня от этих глупостей, и оказалось даже вкусно, вроде кроличьего мяса, такое же желтоватое. Испек я ее обычным манером, благо камыша поваленного было – хоть слона жарь. И слопал потом всю до косточки без соли и специй. После обеда пыхтя растянулся на готовом камышовом ложе, и настроение было – не вставать, а тут же и заночевать. Но жажда погнала дальше. С обезвоживанием шутки дурные, это я понимал даже своим путаным мозгом.

Только к вечеру выбрался я из осточертевших на всю оставшуюся жизнь камышей, рухнул на краю их на колени и так стоял долго-долго, опершись лбом о ствол ружья, а сам все рассматривал благостную картинку – просторную до самого далекого горизонта степь-матушку. Не поверите, именно такими дурацкими словами и думал – про степь-матушку. Хоть слезливые песни пой, да во рту все пересохло и слезы из глаза не выжать.

Я кое-как поднялся, развернулся спиной к роскошному закату и побрел дальше. Теперь все было просто и ясно: иди себе краем камышей на восток – и непременно упрешься в канал, замкнешь эту мертвую петлю, а когда это будет, кто ж тебе доложит. Но все проходит – пройдет и это. Это, кажется, перс какой-то сказал. Персы, они такие. Только он умер давно, а ты вот живой. Вроде бы. Ладно, не кажи гоп...

На ночь я остановился около небольшого озерца. Пить из него не рискнул, а принялся опять рыть ямку у ее кромки. Только на этот раз, пока в ямку сочилась вода, я постоял немного на зорьке и сшиб юркого чирочка – и даже его нашел. Испек, но большую часть оставил на утро.

Третья ночь оказалась поскучнее предыдущих. С моря натянуло тучек, и с полуночи пошел дождь, не сильный, но мерзкий. Пойдет-пойдет, перестанет, опять пойдет. Эх, где моя палаточка, нету моей серебряночки, штопаной да латаной. Все порядочные люди спят по палаткам, даже эти двое .....вошек спят под кровом, а я тут гнись у костра, да и тот гореть отказывается. Камыш-то мокрый.

Забился я подальше в камыши и кое-как построил себе шалашик вроде палатки-гималайки, стянув поясом да ружейным ремнем верхушки камышей, сколько смог захватить. Укрытие получилось крохотное, вроде кокона, только-только задницу примостить, но более или менее сухое внутри. Забрался я туда и заснул, сидя с ружьишком в обнимку. Прямо сразу как сел, так и отключился.

Притомился, видно.
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Про следующий день и рассказывать особо нечего. Ну, шел и шел. Падал на колени, отдыхал, потом опять шел. Из мыслей помню одну, но твердо: жизнь – штука конечная. Финитная, как в математике. И иногда этот предел приближается прямо вплотную. Это должно было принять.  Приятного в этом мало, но, пожалуй, полезно – приводит в чувство.  И в самом деле, захотелось быть лучше, что ли.  Чем меньше жизни, тем она ценнее. Ну вроде как с золотом или другим редким веществом.  Дай только выбраться из этой передряги, уж я буду обращаться с этой драгоценностью как... как с драгоценностью.  Не знаю, может я так подлизывался к какому-то авторитету там, наверху – мол, помоги слегка, а уж я тебе буду потом всю жизнь лизать все, что хочешь.  Ей-ей не знаю.  А вот насчет того, что хотелось впредь вести себя почистоплотнее – это совершенно определенно, как на духу. Любопытно, да?

В тот день после ночного дождя небо очистилось, солнце припекало по-летнему, и пить хотелось, как после недельного запоя. На счастье попалось озерцо побольше, я забрел почти на самую его середину и осторожно напился. Постоял, ожидая, что с этого будет.  Ничего, обошлось.

К вечеру стал узнавать знакомые места, где я постреливал уточек, и где гнусный шакал у меня гуся увел. И я себе твердо эдак то ли сказал, то ли приказал: ну, теперь уже точно дойдешь.

И, знаете ли, дошел. Уж ночь была, когда я увидал вдали огонек лагерного костра.  Он долго торчал на месте, никак не хотел приближаться, а потом как-то сразу оказался рядом.  Я постоял, подсобрался, хотел эдак независимо подойти к костру, как ни в чем не бывало. Но не получилось. Споткнулся о какую-то дрянь в темноте и нелепо припал на колени. На тебе, сорвал ленточку, называется, -- горестно подумал я, опираясь на ружье и пытаясь подняться.

От костра сорвались сразу двое, подхватили меня под руки, поволокли к огню. Усадили. В руках у меня оказалась кружка горячего сладкого чаю. Отхлебнул. Большего блаженства я уж никогда не испытаю, это факт.

--А мы тебя уж два дня ищем. – Это, кажется, Юрий.

--И как, нашли?

Смешливый громила Володя хохотнул.

--Тебя найдешь.

Я повел глазами вокруг. Юрий меня понял.

--А твоих приятелей вчера Федорыч увез. На «газоне» приезжал свиней гонять. Олег вопит, что ты в него стрелял.

--Шакала я стрелял. – Я помолчал, вздохнул. – Видно, не того шакала. А чего Виктор про меня сказывал?

--А так и сказал: выберется, мол, никуда не денется. Эт черт, говорит, где хошь перезимует.

Тут встряла Татьяна.

--Да хватит вам тары-бары, дайте пожрать человеку. Ведь краше в гроб кладут. – Она сунула мне в руки здоровенную миску с похлебкой, а в ней кусок свинины с хороший лапоть. Я глянул на Леву.

--Лев, твоих рук дело?

--А че, чикаться сюда приехали...

--Здоровый кабан был?

--Да еле уговорил. Три жакана в нем, а он все прет и прет...

Надо бы позавидовать, но сил не было. Я принялся за вкусную похлебку с картошкой, с луком, с рисом. От второй миски отказался – как бы чего не вышло, с голодухи-то. Снова взялся за чай. Володя меня тронул за рукав.

--Серег, ты ж все ж расскажи, как и что.

Я рассказал, как и что, но без особого оживления. Слишком еще все близко было. Даже привирал, и то без  вдохновения. Слушали не перебивая, только грубая Татьяна проворчала, обрабатывая ранку и перевязывая мне ногу: «Ну гад, блин. Попадись он мне, глаза выцарапаю». С нее станется. Насчет бакланов моих посмеялись. Потом Юра подытожил:

--В общем, запомнишь КС-3, непотопляемый ты наш. Видно, Виктор правду про тебя сказал... А мы тут поговорили насчет будущего года. Хотим по Аму-Дарье сплавиться. Ребята были, говорят, там сомы по сто кило, потом острова, на островах фазаны босиком бегают. Ты как?

Я мельком глянул в его лицо – серьезно человек говорит.

--Фазаны – это круто, -- вздохнул я. – Фазаны – это мечта.

--Ну так как, заметано?

Я еще оглядел всех, они глядели на меня. А чего, нормальные лица. Даже славные рожи, черт бы их побрал. И ведь они меня искали.

--Заметано.

Лева подкинул камыша в костер.

--Да ему на островах скучно будет. Это ж река.  Все видно, камышей нет, заблудиться негде.

Я слабо ухмыльнулся.

--Не боись. Найду че-нибудь.
Пилигрим на Волге
There never was a journey that was not a journey within.
Забыл, кто.
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Что в России хорошо, так это если захочешь приключений – нет проблем, за углом налево и дальше косиной, семь верст до небес, и все лесом.  Оно, конечно, можно и на аэроплане: летишь день, летишь два, прилетаешь, а там разлюли-малина, пурга летом, медведи, рыси, дождь недельки на три-четыре, гейзеры, землетрясения. Все очень мило, но совершенно необязательно.  Можно сесть на электричку, отъехать пару часов, а там сплошной левитан, саврасов и шишкин впридачу, плюс таинственная русская, она же славянская, она же угро-финская душа, таинственно обрученная с потреблением изобретенного проф. Менделеевым Д.И. пойла, из-за чего можно и предпочесть рысей и землетрясения, и кто вас осудит?

Мне повезло. В начале девяностых я жил пару лет прямо на Волге, в Твери, полторы сотни км от Москвы. Когда тогдашний зоосад совсем уж доставал, то прыгал практически из окна на пляж, надувал свою “Ласточку”, и вперед, догонять свой нос.

“Ласточка” сама по себе поэма, хотя ее сравнивали с неким резиноизделием, но Бог им судия.  Правда, ее скорее натягиваешь на чресла, чем в нее садишься – по причине мизерности размеров, но в остальном весьма достойное судно, комфортное и надежное, скроенное в форме байдарки.  Состоит из шести секций, и это очень правильно: как-то на Арале (когда еще был Арал) дикой толщины пеньки камыша – топором его рубили, что ли – пробили ей две донные секции, и все же я шел потом несколько часов, да еще с пассажиркой, пока не удалось протиснуться сквозь камыш к берегу. Правда, страху натерпелся, но как без этого. Как без рук.

Нет у “Ласточки” ни киля, ни шверта, ни руля, а посему она вертит кормой в движении, как проститутка на Тверской, и держать ее в равновесии и вообще угодить ей – замучаешься, пока научишься.  Стоит поглубже вздохнуть, и она на дыбы.  Супруга моя бывшая, существо не по разуму тщеславное, как-то решила там же на Арале продемонстрировать искусство обращения с нею небольшой толпе любопытных, и эта стерва (лодка, я имею в виду) кильнулась, ни секунды не задумываясь, как только почуяла чужую задницу, к животному восторгу небритых бывших з/к, а ныне егерей.  Один, с хорошим земляным чувством юмора, пробурчал: “Ну, так и я могу...”

Я плавал в этой лодочке в причудливых местах, по Каспию, по Аралу и прочим таким местам, искал приключений на разные детали своей анатомии по порожистым речкам и безбрежным сибирским озерам, они же “туманы”.  В общем, заглядывал в бездны небытия, как говорят некоторые умные люди, кои, впрочем, заглядывают в них все больше с высоты дивана, но опять же Господь им судья.  У меня ж, бывало, неделями никого и ничего, кроме моря справа, пустыни слева, солнца в темечко и ветра в морду, и уже хочется укусить себя, чтобы доказать – ну, не знаю, что.

А тут оказалось, что ничего этого не нужно.  Та же Волга, если принять ее полной чашей, может четко показать, кто ты и что вокруг, и чего вы оба стоите. И вовсе не надо летать к чертям на кулички.
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Начнем, пожалуй, так: был теплый, солнечный, тихий, а в остальном необыкновенно мерзкий день.  Я смотался в Москву, а там издатель, которому я перевел роман, слинял неведомо куда, не расплатившись за два предыдущих.  Комсомольские работнички, в гробину их душу.  Бизнес по-русски.  Страна, похоже, катилась ко всем чертям – с залетом в гражданскую войну.  Любимая тоже слиняла на лето, а какая ж это в нюх любовь.  Я раньше и вправду много кормился любовью.  Это теперь как-то обсох, да и пора уж.  Но это к слову.

Да, еще амбал этот в электричке.  Тоже... любовь.  Прилип всем передком к какой-то молоденькой бабенке в непроходимой толпе, она в плач, я ему в морду, но у меня всегда потом тошнотная реакция.  Не затем же Господь Бог творил нас по образу своему и подобию, чтобы чуть что и по соплям.  Хотя, конечно, Ему тоже доставалось по сусалам, но сам Он – ни-ни.  Я, правда, в Бога не верю, но, может, Он в меня верит.  Что я хороший внутри.

Приехал домой, помыкался по квартире, сел за стол, попробовал уйти в роман с приключениями на острове аж в Тихом океане, с пиратами и прочей дребеденью, что лежал пыльной кучкой на столе уже пару лет
.  Все казалось пресно, глупо и плоско.  Я испугался, что разлюблю героиню, покидал кое-как шматье в рюкзак, кинул на спину, на грудь повесил тюк с “Ласточкой” (такой способ таскать называется “папа-мама”) и потопал к Волге. 

На берегу надул лодчонку, увязал груз, оттолкнулся и поплыл.  С полчаса зло махал веслом, аж дюраль скрипел и гнулся, потом уронил весло на колени, откинулся на заднюю деку и глубоко вздохнул.  “Ласточка” воровато увалилась влево – всегда только влево – и скоро стала ровно поперек курса.  Сколько я ее знаю, она выписывает этот вензель, исподтишка, но упрямо, чуть только отвернись.  Я невольно ухмыльнулся и оглянулся.

Мы тихонько дрейфовали близ лесистого левого берега. Никого кругом, только жидкое пространство да фигурки на дальнем правом берегу.  Их мы будем игнорировать, решительно.  Остобрыдли они, но на расстоянии – пусть себе.  Я почувствовал, что уже отпустило.  Лодочка покачивалась мелко-мелко, отраженное солнышко дробилось на ромбики вблизи и сливалось в пожар подальше, зефирчик овевал физиономию нежно, как больному. Трудно было поверить, что брюзгливое истеричное животное, раздирающее себя на лоскутики из-за каких-то давно забытых пустяков, и теперешний солнечный я – одно и то же физическое и даже юридическое лицо.

Тысячу раз уж я переживал эту трансфигурацию, и все мне внове контраст между красой богоданного мира и тем скотством, что мы в нем учиняем. А ведь нам бы благодарить кого-то ежечасно за совершенно незаслуженную привилегию – жить, притом жить в таком чудном антураже.  Если б это чувствовать, никакого скотства на свете не было бы.  Обиженные и обижающие – все мы комики, муравьишки, тянем какие-то крошки и травинки друг у друга, а сверху наступит тяжелая стопа, и все в жижицу.  Смех.  Ну обидели меня; так я ж могу простить – хотя бы тому амбалу, которому расквасил нос.  Был бы монахом, еще бы помолился за него.  Впрочем, молиться за  таких – это уж перегибы на местах.

Чего-то меня потянуло на святое.  Должно, по системе “согрешил – покайся”.  Душа уязвлена стала – значит, обрати взор к небу, где нет ни печали, ни воздыхания, но балдеж бесконечный.

Я вытащил из футляра, что лежал между ног, бинокль и навел туда, где вырастал потихоньку Оршин монастырь или то, что от него осталось – Воскресенский собор.  Черт, весь в лесах.  Впрочем, все лучше, чем мерзость запустения, как незадолго до того было повсеместно, да и теперь берез на колокольнях хватает.  Ну не гадство ли: в природе благорастворение воздусей, а в покинутом храме мерзко сквернословить хочется – такую красоту людишки угробили, сволочи.  Вроде как лебедя картечью прошить.  И на тебе, готова ностальгия по Золотому Веку, которого, скажем прямо, никогда не было. Во всяком случае не в России.  Но тут вроде возрождаемся помаленьку.

Я свернул в Оршу, уютно узкую даже в устье, выкарабкался на берег и обошел невеликий собор.  М-да, это конечно... м-да.  Ничего не скажешь.  Вот сравнить: церковь во Власьеве, где я отчалил, ну милота, и все тут, провинциальное барокко, наивняк, тяжелые парадные украшения на миниатюрном теле, чуть смешно, по плечику похлопать хочется.  А тут – шалишь.  Не хочешь, а заблагоговеешь.  Не стена, а сплошное чувство собственного достоинства. Гладкая, без швов, массивная что на вид, что на ощупь. И не просто масса нерасчлененная, а упорядоченная пилястрами, и пилястры членят стену неровно, по какому-то мистическому порядку, ой как все непросто.  Похоже, пилястры разбросаны прямо по Пастернаку, чем случайней, тем вернее – не отличишь, то ли гений, то ли случай.  Наличники легкие, уместные.  А портал-то, портал, мама родная, полуколонки уходят в перспективу, в толщу стены, и линия арки живая, словно Бог упражнялся в геометрии. Это не циркулем проведено, нет, такая арка застонать может от тяжести, если прислушаться.  Лепота-а...

Я отвернулся и пошел, чтобы сберечь, не замылить первое впечатление, но что-то мешало, как упрямая рифма за кулисами сознанья, и я оглянулся, словно жена Лота.  Купол...  Я боялся оскорбить Кого-то, но в нем, в куполе, было что-то исламское, не свое.  Впечатление неортодоксальное, но скорее всего от невежества. 

Придется изучать источники, хоть это и противно. Этот купол меня прямо доставал.  Я вытащил из полевой сумки крохотный путеводитель по художествам Верхневолжья, почитал, потом шмякнул его оземь.  Ну конечно.  Монастырь основан в ХIV, нынешний собор в XVI, и был он пятиглавым, а теперь остался один центральный купол.  Хорошо хоть не боковой.  Когда снесли остальные четыре главы, в советском путеводителе не упоминалось, а раз не упоминалось, значит, понятно, когда.  Я ж говорю – сволота.  Ну не веришь, так и не маши кадилом, зачем же купола ломать, не так и не мать. И ведь не марсиане ломали, вот что паскудней всего. Свои, россияне, в гробину их маму…

Настрой опять подломился, и я угрюмо погреб вверх по Орше.  Казалось бы, ну что мне собор, что я собору, а вот поди ж, духовность заела.  У меня свое, домотканое определение духовности: способность переживать не только за то, что у тебя в корыте, а и что вроде вовсе тебя не касается.  Типа неба или жалких собачьих глаз.  Да что собачки. Отморозка того в электричке, и то жалко.  Как у него переносица хрустнула... 

Нет, надо было куда-то прятаться от этих видений.  Если долго грести вверх по Орше, а потом вконец усохшими, заросшими канавами, можно попасть в серию больших озер посреди непролазных топей, а в тех озерах острова, населенные лишь мрачноватыми на вид медведями. Там уж хлебай одиночество хоть ртом, хоть чем хочешь.  Пополам с москитами.

Впереди замаячили пятиэтажки какого-то поселка, и мне резко погнуснело, прямо какая-то клаустрофобия одолела.  Я грубо осадил “Ласточку” и развернул на пятачке.  Она крутнулась с полной готовностью и даже с облегчением.  Отрада ты моя.

Я снова прошмыгнул мимо собора.  Стыдно было знать его тайное горе.  Вообще-то соборы не по моей части, я больше по горам и тундрам спец, и давно еще решил заняться Реймсом, кампаниле и пр. после семидесяти. Если уцелею в скитаньях.  Все казалось, что до этого срока, как до луны, а теперь выходит рукой подать, надгробным камнем докинуть.  Я бы, конечно, мог еще подождать лет пятьдесят, мне не к спеху, но – труба зовет.  Пора и о душе подумать.  

Я всегда знал, еще когда козленком веселился, что тут у меня будут сугубые проблемы, ибо душа моя никак не связана ни с какой церковью. С бабушкиным Богом пуповина незаметно как-то отпала, и теперь придется доходить до сути на своих соплях.  И тут такой случай подваливает.  Конечно, можно смотреть на собор как на организованное пространство, архитектурно.  Вот мой путеводитель описывает хоть церковь, хоть бордель, хоть почтамт с равным энтузиазмом. У меня так не получается, ну и нечего  мучиться.  Будем так, как получается.
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На просторе мне сразу полегчало.  Я засек следующую церковь далеко впереди по правому берегу, в Ново-Семеновском, и погреб потихоньку на крест, стараясь не мешать себе думать про то, как можно быть хорошим, не веря в Бога, и не есть ли Бог такая метка, лейбл, для всего доброго во мне, да и в других двуногих. Ну и прочую давно истоптанную дребедень.  

И еще вот тема:  а что толку искать свое истинное “я”, если не веришь в загробье.  Ну нашел ты его, как запонку под диваном, а пока искал – глянь, и безносая подвалила, и искал ты или не искал, и что ты там такое нашел – червячкам без разницы.  Чего суетиться, непонятно; а ведь толкает что-то суетиться.  Что?  Туман. Слова, правда, есть, вороха слов. А что за ними стоит, или лежит, или клубится – хрен его знает. 

Сплошные загадки.  Вот смотри: все вроде так грустно, а солнышко смеется взахлеб.  Над кем смеется?  Надо мной смеется.  

Волга совершенно распустилась; широченная уже. Я еще погреб, притомился, снова развалился во весь рост и прикрыл глаза, боясь спугнуть трепетные неуловимые мыслишки и мыслята по углам сознания, вроде игры световых пятен сквозь листву.  Если до чего и додумаюсь, это все равно будет другое, погрубее, попошлее, но без такой игры шараду не расколоть, нет.

Хриплый презрительный рев, начавшись где-то глубоко в ультразвуке, чуть не сдул меня с водной глади облачком полуаннигилированных частиц.  Я взвился и бешено замолотил веслом, уходя от белого шестипалубного Молоха, шкот ему в глотку.  Накатила волна носового буруна, но мы с “Ласточкой” этого даже любим, как дети американские горки.  Сердце постепенно затормозило.  Смотри, задумаешься как-нибудь, Розанов занюханный, и никто да не расскажет, и-где могилка твоя-а-а...

Вместо раскаяния, однако, меня охватило какое-то веселие, я заорал во всю глотку  Allons, enfants de la Patrii-e, Le jour de gloire e-est arrivé  и бодро погреб дальше.  Церковь была уже близко.  Я решил на берег не вылезать.  В бинокль можно увидеть все, что хочешь, и не видеть, чего не хочешь.  Словно слайды вставляешь в окуляры: не желаешь – не смотри.

Там оказался целый выводок строений. Церковь побольше, видно, самая старая. Основной сюжет, похоже, древнерусский, а обертоны классицизма.  Тут пилястры ужасно двусмысленные, не то, что в Орше: притворяются, что несут всю нагрузку, но неубедительно. Только подчеркивают толщу стен.  Что ж, тоже лихо.  

А вот церковь поменьше, придел, наверно, называется – совсем другое дело. Чистый ампир: все гладко, массивно, нерасчлененно, даже окна без наличников, все с расчетом на внушительность и благоговение, вот-вот заблагоговею, но – никак.  Действительно шарада: отчего это старые, по-настоящему древние, даже поуродованные временем и людьми строения, вроде оршинского собора, внушают трепет без натуги, а вот эти измышления века девятнадцатого – только если очень постараться.  Наверно, первые дольше отирались у вечности в плену, и на них что-то вроде патины образовалось.  И потом, есть в них какая-то самородная простота, чуть не сказал кондовость. Словно они тут всегда были, и без них никак нельзя. Без них ничего никак не стОит и не стоИт. 

Следующий слайд: широкая трапезная.  Тоже нужное дело.  Еще один: колокольня, приземистая и массивная.  Это уж вообще непонятно о чем и зачем, и я порадовался, что остался в своем кресле-качалке.

Сзади качнуло волной от проходящей баржи.  Я рассеянно махнул несколько раз веслом, подальше от фарватера, а сам все пытался ухватить за хвост верткую мысль.  Это что же получается: мощь моего благоговения пред высшими силами зависит не от внутреннего толчка в моей удивительной душе, а от таланта или бесталанности неведомых мне зодчих?  Ну и что, ну и от этого тоже, и пусть.  Все мы люди, все мы человеки, обмениваемся сигналами, церковь – такой же сигнал, как слово, то и другое может вызвать эхо, а при чем тут Бог – убей Бог, не пойму.  Как это лихо Лаплас отрезал Наполеону:  Sire, je n’avais pas besoin de cette hypothèse.  Не было, мол, у меня нужды в такой гипотезе.  Отчаянный малый этот астроном.

Тут я глянул на левый берег, где теперь виднелась турбаза и пляж.  Вот где сигналов – полные трусы: девки визжат, мужики гогочут, из динамика – попса папуасская орет во всю дурь.  Нет, уж я лучше тут, поближе к лопухам и крапиве. Заросли дикой мощи, а из людей только гуси, но они нелюдимые, важные, подозрительные, фидель-кастро надутые, вечно готовые ринуться в атаку против враждебного мира.  Ладно, гуси, у вас своя компания, у меня своя, и не будем обострять.

Я люблю грести вдоль берега, даже на море.  Так хоть какое-то чувство движения, а на стрежне висишь, как муха в янтаре.  Мир, возможно, и движется, но это больше дело воображения.  В малых дозах полезно, учит скромности пред лицом бесконечности, но потом начинает давить.  То ли дело под парусом; там вообще скользишь, как облачко по небу.  Но сейчас моя судьба – проламываться сквозь пространство вручную.

Ломаное мое левое плечико, что держится на встроенных лавсановых сухожилиях после давней неудачной прогулки по леднику, горело от гребли огнем. Но это уж до конца, Христос терпел и нам велел. Впрочем, у него задание такое было, а я тут при чем…  

А тут еще солнышко разжижало волю в желе.  Я перегреб речку под левый, снова пустынный берег, в тень высоченных дерев, и снова все стало лепо.  Время от времени останавливался, подтягивал лилию, нюхал, потом церемонно возвращал на место.  Кадр комичный, зато экосовесть моя чиста.  Запах будил бодрость, как допинг, но потом приелся.  Стали одолевать какие-то то ли буддистские, то ли мусульманские мысли: какая, мол, разница, когда доберешься до цели, и что такое вообще цель? Иллюзия, блин.  

Я попытался копнуть в голове поглубже, но там копай, не копай -- все та же чепуха.  Клонило в сон.  Я вытянулся в упругом лоне и закрыл глаза.  

Последняя мысль была про пьяные моторки, но я уже совсем проникся духом ислама, подумал “Иншалла!” и отключился.
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Проснулся я не от тарана, а от комаров.  Лодчонку занесло в обширное поле лилий, населенное этими голодными тварями, и я долго чесался и матерился, пока не выбрался на обдув.  А еще толкуют, что красота спасет мир.  Черта лысого. Рядом с красотой всегда какой-нибудь кровосос, возьми хоть лилию, хоть женщину.  Кстати лилия по-английски водяная нимфа, и по-латыни из рода нимфей.  Офелия, о нимфа, туды ее в качель, разве она кисть дает...

Пока я так бурчал, впереди по правому берегу все четче прорисовывался силуэт красоты совсем, ну совсем иного рода. Я заторопился, пока не выбрал единственную точку – на расстоянии, в три раза превышающем объект: храм в Городне.  Мощная шатровая колокольня и церковь, поменьше и подревнее, высились на холме над рекой и оврагами.  С реки смотреть, так они словно парили в небе.  Прямо небесные гости, а не земные строения.

Если отпустить на волю воображение, можно представить, как тут все было в четырнадцатом веке и позже, пока стоял городок-крепостца Вертязин, которым тверские князья прикрывали дорогу и броды.  А я вполне мог сойти за московского лазутчика. Действительно, какой из меня к черту тверитянин.  Сейчас стрела свистнет – и бенц между лопаток.  Чур меня.  

Теперь от городка оставалась только церковь, да и та покалеченная и неловко восстановленная, без древних закомар и с узким барабаном с луковицей вместо старого широкого шлема. А все равно чудо.  От него не отмашешься эстетством или иронией.  Совесть не даст, да и зависть не позволит.

Я опустил бинокль.  Хорошо верующим.  Они и в храме не гости, и на земле не залетные.  Если будут скромно вести себя в этом мире, им и на том свете всякие цацки светят.  Кстати, это мне всегда казалось подозрительным.  Какое-то тут маловысокоэтичное “ты мне, я тебе” проклевывается.  А ты попробуй, побудь хорошим не за морковку в небе, а за так.  То-то же.  

Но все равно, я вот и в храме бочком-бочком, и на земле невинный прохожий, а налетит дебильная бандитская колесница, Джагернаут поганый, и от меня мокрое место, нуль смердящий.  Некому будет вместо меня любоваться, как человечество без меня захлебнется в собственном дерьме, к чему есть все предпосылки.  Чем не предмет для зависти.

Был как-то денек, когда меня близко-близко поднесло к вере, но честность заела.  А было это тут же, в день шестисотлетия собора.  Россия только-только вспоминала с похмелья, что она – православная страна, и праздник был скорее похож на маевку: авто от горизонта до горизонта, тысячные толпы снаружи, но стремящиеся внутрь.  Начальство понаехало, даже патриарх, важного демократа Станкевича надутая физиономия мелькнула, а уж милиция через одного, тяжелой рукой поддерживает порядок, как она себе его понимает.  В храм меня внесло толпой, аж плечи поскрипывали, а внутри я долго остывал и озирался. 

Тут не было бесконечных готических линий, чтобы все вверх и вверх.  Стены массивно-гладкие, но все равно тянуло воспарить в высокое и светлое: то втягивал в себя высоченный конус барабана – туда, туда, из этого малого пространства, стиснутого стенами, столбами и людьми.  Но постепенно я освоился и понял, что здесь, внизу, тоже хорошо, и даже божественно хорошо.

Время вроде поменяло скорость, а душа моя распрямлялась, как возбужденная кобра, вот-вот начнет качаться в такт флейте факира.  Я попробовал накинуть ей на шею некое разумное лассо, но дудки.  Запах ладана, острее шашлычного, золото окладов, отраженное золото свечных огоньков, загадочные взоры прямоносых святых, гипнотический гул церковнославянского пения протолкнули мою нелепо чувствительную душу в какое-то чужое измерение, где неясно было, какое из моих “я”  правит бал.  Да и само бытие этих юрких зверушек было сомнительно, разве что и вправду выстрелить в люстру, но к чему эта дурь.  По краешку сознания проплыло ненавистное слово “энергетика”, но скрылось, как обломок забора в половодье.  Небесные голоса хора несли меня выше, выше, под очками скапливалась влага, дыхание участилось, сердце переполнилось жалостию, в основном к себе, это ж мои братья и сестры через “е”... 

Тут пение кончилось, я чуть было не захлопал, как в консерватории, и чуть не сгорел со стыдухи. Но это еще ничего, потому как в следующий момент меня ошеломило еще суровей. 

Я как-то, вовсе не думая о том, считал, что вся аудитория, или как это у них называется, конгрегация, состоит из таких же зевак, как я или все тот же Станкевич. Из людей ходынок и баррикад. Лица ведь то ли сосредоточенные, то ли крестьянски-туповатые, одеты все пестро, не различишь, где совслуж, где рэкетир. Только у нуворишей золотые кресты побольше, да интеллигенция в очках, а что у них под черепушкой, один Господь знает, и то навряд. Выкресты из православного марксизма в православное христианство. И представляете, вдруг вся эта орава зачастила речитативом, как хор в Большом, какую-то бесконечную молитву. Ее годы надо учить, а оказалось, что все ее знают и чувствуют, а я ни в зуб ногой.  

Стыдно мне, самозванцу, стало, что так оторвался от народа, а теперь вроде примазываюсь. Я дождался конца молитвы и потихонечку протолкался на выход. Освободил место другому.
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А сейчас вот опять нечто мистическое подмывало возблагодарить Кого-то за красоту, размещенную вокруг для моего ублажения и воспитания.  Только и Диавол, видно, не дремал.

Краем глаза я увидел, как из-за острова выскочила восьмерка и пошла чесать под ярые крики рулевого.  Красиво шли, черти, а когда подошли поближе, я вообще шары выкатил: восьмерка оказалась женская. Восемь юных потных амазонок в такт заносили весла, а потом в такт же вытягивались, падали навзничь, ой мамочки.  И при чем тут амазонки, те дуры, говорят, выжигали себе правые груди для удобства стрельбы из лука, а у этих все было на месте и очень экономно прикрыто.  Я с трудом перевел взор на ландшафт, отгоняя видения Фоли Бержер, хоть я там никогда и не был и уж не буду, и вряд ли там увидишь такой ряд торсов и важных при гребле мышц.

Мы сблизились.

-- Красиво идете, -- прокричал я, салютуя веслом.

-- Стараемся, -- был мне нестройный ответ.  Девушки оперлись на вальки, слегка ссутулившись, как обычно сутулятся гребцы, когда отдыхают.

“Ласточка” ловко подвалила к скифу, и мне ничего не оставалось, как ухватиться за их планширь. Притерлись борт о борт.

-- Откуда вы? – спрашивают. – И куда?

-- Да так, плыву с тоски куда глаза глядят.

-- Один?!

-- Ага, – скромно так отвечаю.

-- Ой! – говорят они, словно это героизм какой. – А это у вас бинокль?

-- Бинокль, -- сказал я и торопливо им его передал и показал, где что подкручивать, и все долго ахали, разглядывая собор, и вообще заметили ли вы, что когда человек смотрит в бинокль, у него эдак скромно, но красиво распрямляется грудная клетка, не передать словами.

Так что я поторопился завязать разговор с крохотным рулевым, или рулевой, стараясь не косить глазом, про то, как лихо собор смотрится с воды, и еще о погоде.  Жара действительно была несусветная, облучение прямое и отраженное, и я поделился с ними двумя бутылками минеральной воды.  Тут сердца вообще растаяли, и даже поступили застенчиво-кокетливые просьбы взять кое-кого к себе на борт.  А я говорю – а что, “Ласточка” только на вид козявка, а в душе она ого-го, да и капитан ее тоже еще... Ого-го.

На этой жеребячьей ноте мы и расстались.  Меня просто прошибла спазма сожаления. Они, немного пижоня, резко взяли старт, а я еще долго провожал их взглядом – в бинокль, разумеется.  Кажется, у Пушкина есть стих, как он ходил в балет сначала без бинокля, а потом с, и какая это разница в смысле “ножки Терпсихоры”...  Она, пророчествуя взгляду Неоценимую награду... или отраду?  О эти женщины. Сосуд греха, да и только.

Я лениво погреб дальше, так же лениво копошась мыслями в груде всяких религиозных неясностей.  Ну почему сосуд, и какой тут грех?  Это что ж, запрет, чтоб слаще плод был?  Иезуитство какое-то.  Может, у них и стервозность отсюда.  Разве не обидно слышать – “жить в грехе”, и все сразу шурупят, в каком таком грехе. Будто других и нет.  Даже после венчания-камлания, и то – грех, хоть и поменьше. Скажем, мужик в Сибири перед охотой на медведя ни за что с бабой не ляжет, чтоб не прогневить кого-то.  Ну не балбесы ли.

Или совсем уж на засыпку: почему это Христос не знал женской любви?  Папочке можно, а ему ни-ни.  Все христианство – книга про любовь, и вдруг такая важная глава выдрана с корнем.  Если б Он вознесся на небо неполовозрелым, тогда еще можно понять. Но ведь мужик в самом соку; где мои тридцать три года, я б им показал, как плоть умерщвлять.  Конечно, Он все знал про любовь, как и про все остальное, в божественном своем качестве, теоретически, так сказать.  Но так можно про это знать и сидя на облаке. Вовсе незачем на ослике по Галилее таскаться. Да и вообще… Grau, teurer Freund, ist alle Theorie Und grün des Lebens goldner Baum…
 Так, кажись, у классика. Да и без классика понятно. Любовь практически -- любовь, а платонически – онанизм, не боле.

Опять же к вопросу о страдании.  Если хочешь по-настоящему пострадать, именно практически, так влюбись без памяти, это ж яснее ясного.  А Ему вроде как неприлично.  По-моему, у индусов на эту тему четче продумано.  Вон у Рамы Ситу увели, так он такого шороху навел, весь Цейлон пополам порвал.  

А может, это евангелисты позже подцензурили, и не зря там Магдалина топталась?  Профессионалка все же.  Как она активно за Него взялась – и слезками ноги омывает, и волосами вытирает (небось, Фрейд сразу на эти волосы стойку сделал), и мирром умащивает, а по части поцелуев вообще порядок – “она с тех пор, как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги”.  С ума сойти.  Гавриилиада какая-то. Тут, будь ты трижды Царь небесный, кобеляж неизбежен.

В который раз за день я вздохнул.  Столько еще надо прояснить, прежде чем улечься на смертном одре всеведущим – если склероз не одолеет – и вообще совершенным.  Только к чему тогда эти мои совершенства?  Я снова и снова утыкался носом в этот угол, но напрягаться и искать выхода как-то не хотелось.  В памяти держались недавние живые картины, рот растягивала улыбка, а ум одолевали приятные, хоть и нереалистичные идеи, от которых меня грубо отвлек только удар грома. 

Я вскинулся и оглянулся.
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Крохотное облачко, заслоненное лавиной впечатлений, возвышенных и не очень, разрослось во все небо. Зефирчик вдруг озверел и хлестнул по морде крупными каплями, и почти сразу же, после мхатовской паузы, обрушился косой потоп.  Я вдруг оказался в очень маленьком и безжалостно яростном мире, окруженный со всех сторон светло-серой стеной дождя, больше похожего на вторую, вертикальную Волгу.  Нигде ни неба, ни земли, подо мной – байдара, взбесившаяся, как бычок на родео, а я ей – фраер, которого надо скинуть.  Садист-ветер со смаком резал по живому, голому телу холодными струями, но иудино поведение “Ласточки” было страшнее: дай ей сотую долю шанса, и она выскользнет из-под ягодиц.  Чувство равновесия, похоже, таится у меня в этом органе или органах, но орган вообще-то бездарный, и я страх как боялся ошибки.

А тут еще мне стукнуло, что в любую секунду стенку дождя может пробить нос “Метеора” или “Ракеты” на скорости – какой?  Тридцать, сорок км в час?  Один хрен, накроет, как медным тазом.  Я нервно орудовал веслом; в таком каючке, завались он за печку, весло не только для гребли, но и для баланса, как шест у канатоходца.  Сунь его не в ту волну не в ту миллисекунду, и опаньки, человек за бортом, кинь ему буй, или в рифму, все равно задавим.  Словечко прилипло, где-то в подкорке пульсировала строка:  “Есть упоение в бою”, а рядом, в терцию, аукалось: “А нам, татарам, по бую...”

Справа по носу сквозь завесу проступило что-то темное, очень похожее на форштевень “Метеора”, в животе пренеприятно екнуло, но это оказался верхний клинообразный конец острова.  Скоро я проскользнул под его защиту, выбросился на берег и только набрал воздуху, чтобы облегченно вздохнуть, как меня окружил взвод народу, мужчины, женщины и дети, с охами и ахами насчет моего здоровья и целости.

Оказалось, две семьи из прибрежной деревни пришли на моторке и освежаются в древнерусских традициях на лоне.  Они затащили меня к себе в палатку “согреться”. Жуткий вообще глагол, хоть и невинный на вид.  Я скоро согрелся до того, что возлюбил их просто пламенно, и они меня, кажется, тоже.  

Под обильную “Московскую” я рассказал им всю свою жалкую историю семейного развала, и они сочувственно матерились, даже женщины, хотя общее мнение и клонилось к тому, что бабы дуры, бабы бляди, бабы бешеный народ.  И что я легко отделался, уйдя из дому в белый свет, а мог бы и сесть, если б волю себе дал.  Обычное дело.  

Потом как-то нечувствительно съехали в политику, вспомнили, как когда-то любили Ельцина “за муки его”, как сказал Саша, мощный такой бык, охранник ж.-д. моста. А что из этой любви вышло – про то многоэтажно, но скажите вы мне, как еще про эту краснорожую скотину
, прости Господи, еще можно высказываться, если от души и по-простому. 

Во мне все еще перекипали какие-то переживания насчет веры (у них у всех висели крестики на шее, особенно заметные почему-то у троих детишек-подростков), и я длинно, кое-как минуя ученые слова, изложил про это, а Саша высказался так, что к Богу идешь, когда припрет.  По-моему, невпопад, но могу и ошибиться.

Про что еще толковали, не помню.  Помню только вопли, смех, слезы, мокрые поцелуи, и мысль где-то в мозжечке: а ведь, наверно, по всей России можно свалиться на манер Антея в любое место, и тебя пожалеют, если есть за что. А может, и за так просто.  Потому что тут тепло, как сказал Савелий Крамаров, царствие ему небесное, помянем его грешную душу, земля ему пухом... 

Я совсем расчувствовался и притащил весь свой запас охотничьих колбасок, раздал пацанве, а заодно и взрослым, и видно было, что для них это лакомство необычайное, и душе было радостно и трогательно на это смотреть.

Тем временем стемнело.  Дождь давно пролетел.  Я несколько раз повторил им свой адрес и взял с них клятву приехать погостить. Потом помог им паковать палатку, но видно не шибко ловко, меня самого чуть не упаковали.  От смеха Сашина жена, а может не жена, завалилась в какой-то куст, придавила его всей своей славянской задницей, и мне же пришлось ее оттуда извлекать, хотя сам я держался на одном гусарском шарме и гордыне.  После еще одного раунда повальных поцелуев Саша взревел мотором, и они умчались в ночь, оставив меня наедине с пылающим костром любви ко всему живому.  И – тишина.

Заплетающимися руками я принялся ставить палатку и все такое, но ежеминутно замирал с тупым взором.  Очень одолевали разные мысли про русские вопросы – кто виноват, что делать, какой счет.  

Чушь это все. Настоящий русский вопрос – Вася, ты меня уважаешь?  Что делать, если есть вот такая, извините за выражение,  соборная потребность, чтобы тебя уважали далекие и близкие. И это очень трогательно, но до этого вопроса надо еще допиться, и как на него отвечать?  Ну, скажешь там, “А то нет”, или “Падла буду”, так это ж не ответ.  Это ж надо доказать.  Принять на грудь летальную дозу (два литра, если кто не знает).  Обсудить насущные проблемы мира и капитализма.  Очертить смысл жизни, включая жизнь половую и после смерти.  Изложить интимности, от которых дневник краснеет.  Пролить слезу-другую по какому-нибудь неудобоваримому поводу. Закруглить слюнявыми поцелуями или мордобоем, это как повезет, а из-за чего, так это ж утром разбираться. Заодно выяснить, кто тут стонет, не ты ли сам, и кто этот сам, и за что ты тут на этом свете, кто их просил... Один американец рассказывал, у них в Америке половина населения не пробовала алкоголь, есть такая статистика.  Живут же люди.  И зачем только живут...

Я заполз в спальник, смежил очи, мир бешено завращался, даже непонятно, по часовой стрелке или против, и стал с немым жужжанием уходить в какую-то воронку.  Я испуганно вытаращился в темь, потом и вовсе выкарабкался наружу и побрел к воде.

Над дальним берегом висела лохматая луна в два обхвата, какая-то совершенно первобытная над первобытными, размытыми деревьями.  Над водой стелился туман, как спецэффект в дурацкой постановке.  По спине пробежал холодок.  То ли от реки сырость, то ли мистика снова обуяла, не понять.  Скорее все же космические сферы что-то навеяли, щиплют какие-то струны, но мелодия выходит с синкопами, словно похмельный бог наяривает фугу в рэг-тайм.   

Я немного послушал, потом комары и филистерский страх грядущего похмелья загнали меня в воду, и я долго пахал лунную дорожку, туда и обратно, и все кролем, кролем, до посинения, так что на суше уже и непонятно было, шатаюсь я или дрожу. Но когда растерся и залез в свой спальник, чувствовал себя года на три, не больше.

Я боялся, что мир снова начнет крутить свои кибернетические фуэте, но он залепил с трамплина сальто с пируэтом и скользнул за угол...
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Какой-то зулус прямо в палатке молотил мне в ухо свою щелчковую песню из тех, что слышно за две мили, и я подумал – вот я снова в Южной Африке. Но что-то тут было не то, я ж никогда не был в Южной Африке, и зулусов в палатке вроде не было, а щелк продолжался уже под черепом.  Я изрыгнул какую-то похабель, и все стало на место: мат был русским, я сам скорее всего русский, а щелкун – волжский соловей. Чудный голос и чувство гармонии, но миниум такта. Ни малейшего понятия, когда петь, а когда и заткнуться.  “Заткнись!” хрипло заорал я. Череп чуть не отскочил, а этот мелодист – нуль внимания, ни одной шестьдесятчетвертой не пропустил.  “Начищу клюв”, решил я, расстегнул входное полотнище, высунул голову – и так и замер на четвереньках.

Вчерашний ливень умыл мир до блеска, а солнце отполиролвало его до немыслимой красоты, словно рекламу в “Лайф”. Даже Эол или как там его замер от восторга, не дрожат листы, или кусты. Перевернутая вселенная в реке, прорисованная до мелочей, выглядела вообще эксцентрично и неотразимо. Куда уж нашему евклидову миру.

Душа моя воспарила так, что я еле поймал ее за пятку и водворил на место.  Я простил певцу все его грехи (ему и на это было плевать), выполз на свет Божий и постоял, растворяясь всем существом в этом раю.  Еще бы пару Евочек перед завтраком, вздохнул я, но тут же завопил, как каннибал, и ухнул с разбегу в речку.

Тут я ржал и визжал, нырял, кувыркался, вылетал словно ватерполист по пояс, и тут же я и оставлю себя, будто д-р Фауст: остановись, мол, мгновенье, чего тебе стоит. Оно, правда, ни в какую, и это грустно, потому что пока мы молоды, нам кажется – этих мгновений, как кроликов в Австралии, а потом глянь, а там одна тоска впрозелень, все кролики попрыгали в вонючую пропасть, и теперь она зовет и тебя.

И никаких тебе небес.  Так, пара ужимок и гримас перед последним антраша.
Царь-медведь и финансист
Грубые ребята, эти бурые медведи на Аляске.  С соседней сопки в бинокль и то жуть смотреть на их ужимки перед боем, клацанье стилетами-клыками, рык, мотание огромных голов, замах чудовищных лап и прочее безобразие.  Одного я сразу окрестил Старый Бандюган – он точно потянул бы за полтонны.  Юный Любер поскромнее массой, но только в сравнении.  Недостаток массы он возмещает дурью. Кидается вперед, словно Бандюган ему – тщедушный христианин на римской арене.  Этот старина просто монстр какой-то, сомкнул клыки у молодого на загривке да как кинет его через член, ну словно овчар котенка, в сугроб подале. А тот не унимается, кусаться лезет, ну не придурок ли. Вот и схлопотал боковой справа, кровь на снегу фонтаном. На этот раз дошло, и малый дал деру в заросли. Мол, мы еще встретимся.

Победитель, остывая, помотался взад-вперед по рингу. Многопудовые мяса страшно перекатывались под мохнатой шкурой.  Во мастодонт.  Метра три от носа до хвоста, не мене.

Я опустил бинокль.  Проводник Майкл мотнул головой – вперед, мол, орлы – и споро заскользил вниз на коротких ногах. За алеутом Михаил, такой же плотный и коренастый, только рыжий.  Он тут главный, потому как молодой, крутой и денежный.  Я скромненько замыкающим. Я что, доцент в должности юнги, переводчик-фоторепортер, как говорится, с возложением на такового обязанностей прислуги за все, включая погоду. Только это уж дудки, хоть я и безоружный.  Ну где мне взять столько штук зеленых проводнику да за лицензию, не считая пролета.  А так мне самому платят. Не сказать, чтоб густо, но я бы и сам приплатил за посмотреть такую охоту.  Приплатил бы – если б было чем.

Мы врубились в ольховые джунгли, и тут я совсем скис, потому как рыхлые весенние сугробы здесь были по шейку, и хоть шел я третьим, по пробитому, все равно больше барахтался, чем шел.  Начался подъем, и дыхалка моя стала вовсе отказывать, а эти молодые козлы прут, как горные козлы. Где мои тридцать лет, я бы им показал. Кузькину маму в поршнях.

При мысли о возрасте я взвинтился и погреб живее, почти догнал, хотя у нас уже вчера было часов десять этой, пардон, гребли, да и сегодня часа три-четыре.  Ветер в зарослях послабее, однако воздух все равно влажно-морозный. Мерзкое сочетание. Да и высота какая-никакая имела место. Сосала силы. 

Тут, слава Богу, мы выломили из зарослей в плешивую тундру, шлепнулись на брюхо и принялись шарить биноклями. А чего его искать, он метрах в двухстах лежит себе под кустом, друшляет, аж пузыри от задницы отскакивают.  Наполеон, понимаешь.  Молодец алеут, точно вывел, нехристь раскосый. Хотя вру, он-то как раз крещеный. Наши же предки и крестили их, купцы Прибыловы какие-нибудь, покорители Аляски. Кого не добили, того и крестили, живодеры.  Да и не алеут он, а кониаг. Из эскимосов, значица.  Ну и чушь в голову лезет, прости Господи. Тут ползти надо да дышать поаккуратнее, а не как пара паровозов.

Метров сто до царь-медведя оставалось, как он вдруг разинул глаза, прямо в зрачки мне глянул, в окуляры, аж очко екнуло.  Алеут как засвистит, меня прямо подкинуло, подумалось – сбрендил парень, но тут же вспомнил: меня этому трюку лет сто назад родной отец учил.  Звери – люди любопытные, хоть волк, хоть лиса, хоть медведь. Обязательно задержится выяснить, откуда свист, что за свистун тут завелся.  А мы все буровим сквозь снег на брюхе, метров семьдесят осталось. Медведь стоит, как танк “фердинанад”, воздух нюхает. Со зрением у них, у хищников, слабо поставлено, но уж ерзает, вот-вот сдернет, и проводник толкнул Михаила – ваше, мол, слово, т-щ Маузер.

Какой там «маузер», у него “ремингтон” модель 700. Я б за такую люшню последнюю рубаху отдал и пылинки бы сдувал. Алмаз, сущий диамант, а не ружье. Я с горечью вспомнил свое ружо системы «бревно», которое вечно осекалось, когда очередной сибирский мишка собирался со мной разобраться по-свойски. Вряд ли Михаил из своего стрелял. У этих психов, вершителей судеб, вечно напряженка со временем. Но на охоте, как в жизни, главное – характер и везуха, а этого добра у него полон короб.  Ишь, распластался в снегу, будто всю жизнь так хлеб добывал; впаял приклад в плечо, прильнул к окуляру.

Зло хлестнул выстрел – бурый только башку вскинул, но тут сразу второй, и он посунулся мордой в снег.  Мы вскочили и рьяно кинулись к добыче, но не проскакали и тридцати метров, как этот мамонт заскреб задними лапами и перевалил на ту сторону бугра, будто его никогда там и не было.  Михаил зачастил мать-мать-мать по-российски, Майкл по-эскимосски, а я бы мог по-разному, да дышу со свистом.

Мы выметнулись на хребтик, и тут у меня что-то штатское в животе шевельнулось: прямо на нас, вскидывая зад, словно копну сена, пер бурый.  Я защелкал затвором фотоаппарата, Михаил расставил ноги пошире, вскинул ствол, начал ловить в перекрестье убойное место, медведь уж рукой подать, я возопил: “Пали, хрен рыжий!” – только Майкл-алеут в этот момент толкает стрелка под локоток, пуля в белый свет как в копеечку, а проводник верещит: “Не та медведя!”, и сам начинает с воплями стрелять в воздух, потом в землю перед зверем, аж брызги грязи и галька ему в морду полетели. Он в рык, но свернул и поскакал наискось вниз по склону, только через плечо оглядывался.

Майкл залопотал на своем алеутском английском, но и без него все было ясно: это Юный Любер схоронился поблизости, потом поднялся от стрельбы, наскочил на нас и чуть не поплатился, раздолбай невезучий.  Правда, я слыхал, что медведи тут мудрые, сами идут на выстрел, отбирать добычу, словно знают, что лицензия у охотничков на одного зверя, и им ничего не грозит.  Все тут непросто, очень даже непросто. Но сейчас не до того, надо искать Бандюгу.

След с кровью нашли сразу.  Опять карабкаться, на этот раз вниз.  Минут через пятнадцать след снова привел к ольховой чащобе, и мы присели с краю.  Алеут изобразил шепотом и знаками – надо дать зверю истечь кровью, закостенеть, а если повезло и у него перебиты кости, он и сам себе нутро разворотит осколками. А лезть в чащобу, пока он вгорячах, это надо быть совсем уж дурней попа.

Наш финансист достал из заднего кармана плоскую серебристую флягу, протянул проводнику. Тот принял дозу, можно сказать, взасос, крякнул на удивление по-русски, аж глазки замаслились, протянул мне, а я только язык смочил и отдал хозяину.  Мне надо здоровье беречь, я свое внизу возьму.  Рыжий поднял фляжку-игрушку донышком вверх, и я заметил некую дрожь в руке, да и губки подрагивали – человек все ж, хоть и магнат, и там, внизу, он без охраны ни шагу. На душе у меня к нему потеплело.

Вообще-то я держал его на расстоянии вытянутой руки. Положение мое обязывает: не дай Бог олигарх какое-нибудь хамство позволит.  Вообще-то не должен, он из технарей-интеллигентов, классический бывший завлаб.  Но деньги чего только не делают с людьми, да и слухи доходили до меня… разные.  Жестковат, мол, парень. Из тех, что вежливо, но в зубы.  А по мне, так мужик заслуживает всяческого подражания.  На досуге занимается достойным делом, а не заталкивает на брегах Женевского озера диадемы от Картье в задницу какой-нибудь фотомодели с тупым, но блядовитым взором.

И надо же – городской мальчик, а вот начитался, небось, в юности Джека Лондона, и захотелось сырой медвежатины.  В Москве при случайном знакомстве он травил какую-то ахинею про гризли – мол, страшнее гризли зверя нет. Но я ему аккуратно втолковал, что бурый аляскинский медведь – всем медведям царь, особенно тот, что на побережье, лососиной вскормленный, и всякие гризли перед ним – сопля худосочная, к тому ж под защитой закона.

Мы сидели на поваленной ольхе, быстро переглядывались, постепенно остывая от пережитого.  То ли от глотка, то ли в приливе чувств алеут наш разговорился.  Год назад, оказывается, его сильно помял медведь. Вылетел из-за кустов в упор, Майкл выстрелил, ранил в шею, второй выстрел осечка, он хвать-похвать, где ружье клиента, а клиент уже чешет вполгоры от него. Небось, до самого самолета бежал.  Майклу пришлось прикинуться мертвым, и все равно бурый крепко покусал ему ноги, кость прокусил, но потом ослаб, отошел за кусты. Алеут перезарядил свою бердану и добил-таки зверя.  Немудрено, что он на тезку своего так дружелюбно поглядывает. Надежный клиент попался.  Пустячок, а приятно.

Мы все что-то говорили тихими, старательно-степенными голосами, только улыбка торопливая иногда пробегала, а внутри дрожала такая тонкая струна, очень мелко дрожала, почти невидимо. Скоро идти добирать зверя, и Бог его знает, чему быть в этих зарослях.

Я перевел взгляд на пейзаж – иногда это помогает.  Надо далеко-далеко отлететь духом от той сцены, где здесь и сейчас играешь пиесу, и это дает чувство пропорций. Всякие мелкие ерзания внутри перестают застить глаза, все светлеет, душа натягивается на прочную кристаллическую решетку. Очень удобно.

А пейзаж что ж, горная тундра везде одна, что на Ямале, что на Чукотке, что здесь, на острове Кодиак южней Аляски.  Тут самая плотная концентрация бурых медведей в мире, но как в том армянском анекдоте, мы его любим не только за это.  Впрочем, есть и такие, которые называют остров окраиной ада: мороз, скалы, лед, снег снизу и сверху, а если повезет, так дождь.  И ветер, ветер, почему-то неизменно в морду, куда бы ты ни шел.  А по мне, так красивее мест нет, настрой тут космический какой-то, душонку насквозь продувает, с Богом или Его заместителями можно напрямую общаться.  Описывать, правда, бесполезно. Рокуэл Кент и кистью, и словом пытался, и что?  Так, унылые потуги.

Алеут шевельнулся, повел головой, потом встал.  Какая-то хищная птица, до того болтавшаяся высоко в небе, теперь кружила поблизости низко над ольховником.  Я, наверно, побледнел; есть у меня такая слабость перед генеральной дракой.  Финансист полоснул меня глазками, торопливо сунул до места съемный магазин своего Ремингтона, который вертел в руках, и тоже резво поднялся.

В заросли вломились в таком порядке:  Михаил, алеут, я снова замыкающим, с “кодаком” наготове.  Продвинулись метров на сто пятьдесят, и тут все и случилось.  Классический медвежий вариант:  бурый сделал небольшой круг, зашел сбоку на собственный след, залег, пропустил первых и обрушился сзади с диким рыком – на кого?  На меня, на кого еще.  Дальше нужна замедленная съемка, иначе ничего не понять. Дела-то было на пару секунд.

Я только услышал сначала треск, дернулся обернуться, тут же рев, мутное видение оскаленной, косматой горы, падающей на меня. Я подкинул над разинутой пастью фотоаппарат, клыки щелкнули, как пистолетный выстрел, и тут же меня впечатала в снег эта вонючая махина.  Если б не снег, эти полтонны дикой злобы растерли бы меня в пыль, но все равно от удара мне наполовину отшибло памороки, и все остальное я помню смутно, больше мысленно восстанавливаю.

Алеут ломанул из пробитой в снегу траншеи вбок, зацепился носком, упал, в падении выстрелил-таки, но не по месту, куда-то в зад.  Рыжий скакнул в другую сторону, тоже с разворотом, и тут от резкого движения у него отлетел магазин – он-таки не дослал его до места. Да и оставшийся в стволе патрон пропал впустую – просто судорожно дернулся палец, и оказался Финансист просто с железной палкой в руке. Но башка у него работала быстрее молнии, он дважды обрушил приклад на череп зверя прежде, чем тот смог порвать меня пополам.  Бандюга все не мог дотянуться до него когтями, задние лапы у него не работали после майкловой пули в крестец. Алеут наконец выпростался из снега, сунул зверю ствол в ухо – кррэк! –  и все стихло. Только последний, посмертный рык да наше запаленное дыхание.

Наверно, я замычал, потому как ребята живо опрокинули эту скотину набок, оттащили меня в сторону и прислонили к стволу.  В глазах понемногу прояснилось.  Я тупо глядел на растянувшуюся на три метра массу.  Казалось, зверь вот-вот оживет и разберется с нами окончательно.  Не верилось, что мы-таки его ухайдакали, а я при этом еще и практически жив.

С левой стороны грудины у него из шерсти торчала рукоять ножа, точнее, самое ее навершие, очень похоже на мой “боуи”. Всю жизнь мечтал поиметь, триста баксов отвалил.  Я слабо лапнул ножны: тесака в них не было.  И как только я извернулся…  Чудно.

Финансист наклонился, с усилием выдернул лезвие, вытер снегом, подал мне, при этом разглядывал как-то очень внимательно.  Я отвел глаза, увидел в снегу “ремингтон”, уже без приклада и прицела, и прохрипел:

— Что ж ты, жопа, такое ружье угробил… 

— Другое купим.  Ты на свой “кодак” посмотри, — ответил он, а сам все так же внимательно рассматривал мою помятую физиономию.  Я пошарил глазами.  Действительно, аппарат всмятку.  Смотреть не на что.  Интересно, как моя голова выглядела бы…

— Надо бы на брудершафт выпить,— вздохнул я. – Задним числом.

— Выпить – это не проблема.  Выпить – это не заржавеет. – Он еще посмотрел, потом неловко ткнул меня кулаком в плечо; я его в живот.  Алеут стоял, смотрел раскосыми мудрыми глазами.  Финансист перевел взгляд на остывающую косматую гору. – Пожалуй, на весь кабинет растянется.  От стенки до стенки.  Жаль, череп размандячили.

— Не боись, заштопаем.  Суровыми нитками. 

Я поднялся, кряхтя. Мы принялись свежевать тушу.

Страсти на Мологе
1
Славная речка Молога, только течет она не совсем туда, куда надо бы. Если плыть от Бежецка, или от Максатихи, как плыл я в этот раз, то направление все больше на северо-восток, и ветер в августе тоже с северо-востока, так что получается сплошной мордотык, и грести утомительно, особенно если ты на резиновой лодчонке и она парусит, как сволочь.

А в остальном все очень даже ничего, речка тихая, малонаселенная, по берегам леса хвойные и разные, в лесу грибы-ягоды, в воде рыба, в осоке и в рогозе утки. Дождичок бывает, но не сплошь, а так, побрызгает да перестанет; никаких этих круглосуточных осенних безобразий. Ну и красота, конечно. Красотища душещипательная, аж грести забываешь – накатывает эдакий ступор с широко раскрытыми глазами. Кучерявые беленькие облачка выстраиваются в элегантные ряды во все небо, квадратно-гнездовым способом, потом медленно и затейливо перестраиваются, словно хороший кордебалет или зримый Бах, до того все гармонично и гипнотично.
А у меня еще на все эти приятные мелочи наслаивалась сладенькая ностальгия. Лет за десять-пятнадцать до того, где-то в восьмидесятых, еще до суматохи перестройки, я тут уже плавал, от Бежецка до Пестова. Всякие шероховатости стерлись, и то плаванье вспоминалось, как сплошной залет в рай. Почему-то на память приходили главным образом встречи, и все какие-то сугубо приятные.

Вот тут милая молодая пара на байдарке меня обогнала, и они все дивились на мою ЛЭ-3. Конечно, она больше на пороги рассчитана, и на тихой речке выглядит немного спесиво, нечто крупное и очень надутое. Зато мне удобно в ней валяться. Как султан на подушках. 

Потом был подводный охотник, я ему еще свою палку колбасы отдал. Мне показалось, она перегрелась на солнце, боялся за свою капризную печень, а он не знал, как благодарить. Тогда колбасы, тем более сырокопченой, в провинции не было в принципе; проще было алмазы найти. 

Дальше на мою стоянку егерь наскочил, сначала строгий, а после третьей стопки совсем расплылся и все мне пару уток совал. Он их целый рюкзак намолотил втихую, под открытие сезона; только мне ни к чему, я и сам с усам. 

У этого обрыва, например, три пьяных мужика попросили перевезти на другой берег, притом один сдуру сел на борт, чуть лодку не перевернул. То-то гоготу было. 

Вот тут из-за поворота вывалил здоровенный плот с мотором, а на нем целая шарага народу, мужики, женщины и даже детишки, все из МГУ, с биофака, наверно. Они, оказывается, эту Мологу год за годом на своем плоту утюжат, вверх-вниз. И сразу видно – бывалые; один у меня на глазах селезня заполошного мастерски срубил, на очень приличной дистанции.

А здесь вот по правой стороне вообще несказанно чудное место. На высоком берегу поляна, а на поляне, видно, когда-то целая компания художников-скульпторов несколько недель лагерем стояла, творила из сушин скульптуры, и получился музей под открытым небом. На входе два здоровенных сухих дерева в виде ворот – пьяный мужичок в обнимку с пьяной же бабой, а по поляне всякие чудища разбросаны: Кощей Бессмертный, Лесовик, Жуть-в-полосочку с длинным полосатым носом, Папуаска с вислыми титьками и полными ярко-красным губами из жести консервной банки, и много еще чего, теперь забытого. Сразу видно, веселые, хорошие люди тут забавлялись, и чистоту после себя оставили прямо японскую.

Я на этой полянке тогда притормозил, дня два стоял, стишки для одного журнала переводил, благо те хорошие люди и длинный стол капитальный под сосной построили со скамейками, очень удобно. Чьи стихи, уж не упомню, но не очень мерзкие, иначе бы запомнил. В таком блаженном состоянии духа они и переводились как-то сами собой, успевай только записывать.

А к вечеру второго дня подвалили два молодых мужика, Леша и Саша, на самодельном надувном катамаране. Очень мощная конструкция, с объемистыми баллонами, с дюралевыми гребями и прочим, на ней в самую пору слонов катать. Ребята вежливо попросили разрешения пристать к моему шалашу, я с радостью им помог выгрузиться, и дальше мы уже плыли до Пестова одной компанией, но сначала еще там постояли. Они уходили на целый день в лес, собирали бруснику, у них для этого дела на кате огромный короб был, тоже самодельный. Им надо было брусники на всю зиму запасти, потому как брусничный морс – первое средство от похмелья. У знающих мужиков этого зелия целая бочка в сенях стоит, и первым делом по утрянке надо из ковшика причаститься, а иначе жизнь не в жизнь.

Вечером, отряхнувшись от лосиных вшей, они потягивали спиртец, но очень в меру, и вообще были уважительные, особенно когда узнали, чем я по жизни занимаюсь. Леша тогда еще протянул: «О-о. А мы все больше по железу...» Из Балашихи они были. Все звали меня с собой в лес, но мне правда надо было переводить, и к тому ж я беспокоился – как это можно бросить лодки, палатки, вещички в лесу, там же проселочная дорога рядом, далеко ли до греха. А они мне говорят, в этих местах ничего такого не бывает; они тут не первый раз, уходят на целый день и даже палатку не зашнуровывают. Местный народ очень патриархальный и до чрезвычайности честный, хоть и пристально пьющщый.

И вот теперь я плыл по этим же местам, правда, не на ЛЭ, а на крохотной, верткой «Ласточке» -- резиновой лодочке, скроенной по форме байдарки. В этот раз таких встреч на реке не было. Попадались мужички, но все хмурые и неприветливые. С ними все ясно – браконьерят сетями от безработицы и безденежья, всю рыбку из реки, небось, выцедили и пропили. А туристов – нуль. Видно, при нищем нашем социализме у людей была масса свободного времени, подумал я себе, а теперь всем надо добывать хлеб насущный, и некогда по речкам болтаться. У кого есть досуг, летают в Турцию или на Канары, остальные пашут или воруют, или и то, и другое, и все пьют, так что не до того. А мне остается размягченно предаваться воспоминаниям.

Я так и делал. Когда подплывал к «музею», рожа у меня, небось, расплылась в эдакой задумчиво-счастливой улыбке. Но скоро ее как ветром сдуло. Только я вывернул из-за поворота, как на сердце сразу похолодело: на полянке происходило нечто в высшей мере гадкое. Посредине ее торчал здоровенный внедорожник, а рядом клубок голых тел, из которого несся истошный визг, потом глухой удар, другой, стон, вопль и снова визг, предсмертный, захлебывающийся, почти без слов, еле-еле можно было различить придушенное «О-мо-ги-и-е-е!» Вопила определенно молодая девица, хоть ее почти не было видно, только дергающиеся в воздухе ноги, а три бугая с азартом ее насиловали – двое держат, один пытается, и все ржут и орут. В стороне под сосной на толстом надувном матрасе сидел четвертый, с бутылкой в руке, и внимательно наблюдал.

Дальше я действовал без мысли, на автомате – в два-три гребка подлетел к берегу, выскочил из лодки и кинулся к этому клубку, вопя что-то интеллигентски-нелепое вроде «Что вы делаете! Прекратите сейчас же!» и еще что-то. Много я накричать не успел, потому как сразу же получил в морду от одного из бугаев и покатился вниз, к воде. Хоть я успел слегка откинуться назад в момент удара, плюха была мощная, и я на пару секунд вырубился, однако успел сообразить, что надо стремительно уносить ноги. Быки накатывали на меня всей толпой, втроем, и пьяные их гляделки были глазами жадных до убийства зверей, а сзади маячил еще четвертый и, похоже, в руке у него был уже ствол, а не бутылка.

Такие эпизоды невозможно вспомнить в точности, память выдает их отдельными кадрами, обрывками, часто вразнобой. Я помню только, что неведомым способом оказался в лодке и бешено гребу к противоположному берегу, за мной вплавь гонятся все три быка, а тот, четвертый, стоит на обрывчике и палит из пистолета, но боится попасть в своих, все время высит, и пули чмокают об воду перед носом «Ласточки». Потом он и вовсе перестал стрелять – далеко уж было. 

Двое из этих бугаев скоро отстали, а один, видно, спортсмен-пловец, в азарте погони настырно буровил за мной кролем и мог бы и достать. «Ласточка» ведь хоть и байдарка, но резиновая и тихоходная. Перевернуть же ее вообще ничего не стоило, она и сама все норовила кильнуться. Однако я к тому времени уже взбеленился по-настоящему, бросил грести, изготовился, и когда этот чемпион приблизился на нужное расстояние, рубанул его по башке ребром лопасти дюралевого весла раз, другой, потом еще ткнул в окровавленную морду, как копьем, и тут же резво погреб дальше, не глядя, что там с ним. Вроде под воду ушел. В самый раз я его отоварил. А как я при этом не перевернулся, сказать не могу; обязан был перевернуться, при таких резких телодвижениях.

Благодарение Богу, у противоположного берега, напротив устья некрупного притока, лежал низкий, густо заросший остров. Видно, во время всей этой гонки я о нем подсознательно помнил, а теперь шмыгнул за его нижнюю оконечность и тут же остановился – надо было передохнуть. Легкие мои лопались, сердце неслось вскачь, руки-ноги неуемно дрожали, а сам я чувствовал себя как уходящий от смертельной погони зверь. Да так оно и было.

Я вспомнил, что там у них на поляне лежала байдарка, нормальная, еще советских времен, тяжелая байдара, то ли «салют», то ли «нептун». Если б эти скоты вместо того, чтобы по-щенячьи скакать за мной в реку, скинули на воду лодку, догнали б они меня в два счета, и лежал бы я уже на дне Мологи со вспоротым животом, как пить дать. Азарт и пьянка их подвели. Они уж, небось, глаза выпучили, видели, как из меня кровь хлещет, один-два гребка, и я у них в руках.  Повезло мне, как утопленнику. Но бандюги еще могут поправить дело, могут вернуться на берег, вскочить в лодку, и если я сейчас как-нибудь не извернусь, мне хана.

Надо было что-то придумывать, но в голову ничего не лезло; никакого выхода не светило. Слишком неравны силы. Одна сумасшедшая надежда – что они не станут за мной гоняться, а тихо-мирно слиняют на своем джипе. Ага, как же. Таких свидетелей, как я, не просто убивают, таких на лоскуты режут.  А я ж не только неудобный свидетель, я им еще кровь пустил.

Ладно, чего так рассиживаться, самого себя пугать до смерти. Я выскользнул на берег, ползком пробрался на ту сторону острова, с которой была видна река, осторожненько выглянул из-за куста, и тут у меня самую чуточку отлегло от сердца. Похоже, я от души изрубил того пловца, и сейчас двое других тянули его к берегу, а там тот, четвертый, стаскивал в воду байдарку, видно, торопился им на помощь. Какая-то передышка у меня есть. Им надо будет повозиться с этим ублюдком – даст Бог, он наглотался водички, и его еще надо будет откачивать. Но потом все равно погонятся за мной.

Не поднимая головы, я отполз от куста, чуть не на четвереньках метнулся к лодке, угнездился в ней и со всей мочи погреб к устью притока, но потом так же резко осадил. Если бандосы за мной погонятся, они пойдут именно прямо, вверх по притоку – ни вниз, ни вверх по Мологе я уходить не мог, кто-то из них наверняка меня засек бы, либо с байдарки, либо с берега. Но был еще третий путь – налево вверх по протоке, отделяющей островок от материка. Правда, протока приведет все к той же Мологе, но несколько выше по течению. Шансов спрятаться здесь у меня меньше – так, во всяком случае, должен подумать враг, если он вообще способен соображать. А потому надо уходить именно в эту щель меж островом и берегом, а дальше – по обстановке.

И я решительно погреб влево.
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Протока была старая, извилистая и скорее похожая на болото – совсем без течения, покрытая ряской, местами чуть ли не вся переросшая осокой и ослепительно-белыми лилиями. В таких узинах я задницей сквозь резину чувствовал дно и продирался с трудом, но меня это только радовало: на байдаре тут и вовсе не пройти. У «Ласточки» осадка практически нулевая, и я иногда проталкивался веслом, как шестом, а этим скотам, если они сюда все же завернут, придется тут вылезать и идти впроводку, а скорее волоком, увязая в грязи по самые помидоры. Это хорошо. Плохо то, что стайка уток с треском поднялась из зарослей и начала метаться над верхушками деревьев, выдавая меня с головой, а я ничего не мог с этим поделать, только матерился придушенным шепотом. Одна надежда, что среди этого отребья нет охотников или бывших спецназовцев. Я попробовал вспомнить что-то о них, но перед глазами мельтешили только потные торсы да пьяные оскаленные морды. Ладно, Бог не выдаст...

Я уходил все дальше. В одном месте пришлось вылезти и перетащить лодчонку через поваленный ствол, перекрывший всю протоку. Обрадовался этому дереву, как родному. Потом было еще одно такое. Минут через двадцать суматошной гребли и  яростной возни я притормозил уже около верхней оконечности острова. Прислушался. Тишина. Ни голосов, ни плеска весел, ни птичьего гомона у меня за спиной. Даже уток не видно и не слышно – отлетели либо сели. Я глубоко выдохнул: оторвался-таки. Теперь можно подумать, что дальше.

Огляделся. Слева этот болотистый островок, явно заливаемый по весне, заросший сплошь кустами и деревьями, ствол к стволу, без просвета. По-охотничьи говоря, крепь. Если забиться в эти заросли, затащить туда лодочку, то без собаки меня искать – пустой номер; а откуда у них собака. Прямо передо мной, за крохотным песчаным баром, поблескивала на солнце ширь Мологи, а справа расстилался низкий болотистый берег – комариное царство. Туда тоже можно уйти, и там меня уж точно никто не достанет. Бандиты, небось, не такие герои, чтоб лезть в болото на съедение комарам; а мне придется потерпеть. Лодку можно спустить, скатать, упрятать в мешок и уходить пешком по кочкам. Найти местечко повыше и отсидеться. Хорошего мало, но зато надежно.

Я не сделал ни того, ни другого, и не спрашивайте, почему. Наверно, в ушах все стояли вопли той девахи и мерещились беспомощно дергающиеся, распяленные ноги. Черт его знает, что у меня в подкорке шевелилось и толкало на неосторожные поступки. 

Я вылез из лодочки на остров, кое-как протиснулся сквозь нещадно царапающиеся заросли к реке, раздвинул плотную стену тальника и выглянул, однако не увидел ровным счетом ничего интересного. Река была пуста, а полянку не видно из-за мыса на том берегу с густым ельником на нем. Я хотел еще понаблюдать, но комары жгли совершенно по-бешеному, жгли даже сквозь мой камуфляжный костюмчик. Наверно, я бы мог вытерпеть и этот ад, но непонятно, зачем.

Ожесточенно растирая кровавую кашу из комаров на лице и руках, я вернулся к лодке и некоторое время сидел в ней, поигрывая веслом, а потом осторожно, но без колебаний погреб на выход из протоки в Мологу.

Расчет был простой: если я не вижу поляну, то и с поляны не видно меня. Засечь меня можно только с реки, но на реке никого не видно. Пока. В любую секунду на простор может выскочить вражеская байдарка, но то будет тот самый дикий случай, джокер, от которого никуда не уйдешь. Специально же искать меня вверх по реке они не будут, это точно. Только идиот будет удирать от преследования по открытому месту, да еще против течения. А вот я такой идиот и есть.

Все это я рассказывал себе, уходя вверх по-над самым берегом, но все равно при этом дрожал всеми поджилками. Страх давил дико, или то было какое-то запредельное возбуждение, не знаю. Меня немного прикрывали деревья, свешивающиеся здесь над водой, но я знал, что поблескивание дюралевого байдарочного весла видно издалека, и никакие деревья тут не помогут. Наконец, попался крохотный заливчик, вход в который был прикрыт осокой, и я заскочил в него передохнуть и отойти от смертной дрожи.

Тут я развернулся на пятачке лицом к реке и откинулся на заднюю деку, переводя дух. Я даже закрыл глаза и попытался сообразить, что же такое со мной происходит, уже произошло, и что из этого будет. Как у всякого, кто автоматически ввязывается в уличную драку, которую другой брезгливо обойдет стороной, у меня уже было много приключений такого рода, и каждый раз бывал момент неуверенности – неужели это все взаправду, и я сам взаправду? Ситуация до того ненормальная, что твое присутствие в ней кажется невозможным, а все равно ты в ней, и не просто так подвешен, а должен что-то делать, причем немедленно, как бы тебе ни хотелось, чтобы все это было сном.  Никакой это не сон, и сидишь ты по уши в дерьме вполне наяву.  Комедия, право.

Я тряхнул головой и глянул вперед, сквозь заросли осоки. Река по-прежнему пуста, никакого шевеления и на противоположном берегу, хотя я знал, что там вдоль берега идет проселок.  Да по этому проселку и в добрые времена ежели проскрипит за сутки одна телега, то и хорошо. Отсюда помощи ждать нечего. Даже если прикатит какой-нибудь мужичок, с вооруженными мафиози на роскошном джипе никто связываться не будет. Это ж явно местная мафия развлекается; а может, издали – да хоть из Москвы – братки прикатили повеселиться. Или по делу: одиноких старушек по пустым деревням душить да иконы у них отбирать. Теперь это целая индустрия. С милицией, небось, плотно повязаны. Это ж надо, вот так, в открытую, насиловать бедную девку вгрупповую средь бела дня. Ничего не боятся, отморозки. Скоты. Павианы. Дерьмо. О времена, вашу мать, о нравы. Вернись, развитой социализм, я все прощу.

Ладно, что толку скрипеть зубами. Надо думать. Хоть и не совсем понятно, о чем. От бандитов я, можно сказать, удрал. Разве что на противоположный берег еще можно перескочить. Вот там, на своей стороне, эти уроды меня точно искать не будут. В голову не придет. Там я в абсолютной безопасности: затащи лодку в кусты и сиди себе смирно. И берег тот совсем близко, река здесь сужается, метров тридцать, не больше. Опять же Молога тут делает петлю, и меня не то что с поляны – с воды напротив поляны уже не видно; слишком далеко вверх ушел.

Я еще посидел немного, собираясь с духом, потом сделал несколько глубоких вдохов и резких выдохов и шустро сорвался со старта. И все равно мне казалось, что я бесконечно долго, веками, пересекаю эту полоску воды. Лодчонка с разгона чуть ли не до половины корпуса выскочила на глинистый берег, я тут же вывалился из нее и потащил в густые прибрежные заросли. Забился в самую гущину – в двух шагах кто-нибудь пролезет, ничего не увидит. Да никто сюда и не полезет.

Еще не продышавшись, я глянул на часы: на рывок ушло меньше минуты.
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На правом, высоком берегу комаров по идее должно быть меньше, но это на обдуве, на открытом месте, а в плотных кустах, в сплошном безветрии, где масса травы, они жгли так же беспощадно, как и на болоте. Я вытащил из рюкзака куртку, закутался в капюшон с головой, натянул на руки велосипедные перчатки, но эти сволочи забивались во все щели, впивались в полоску между брюками и кроссовками, звенели над ухом и все жалили, жалили, доводя до сумасшествия. Не было никакого терпежу выносить эту насекомую муку. В монахи Шаолиня я бы явно не прошел – они, говорят, умели как-то вызывать трансовое состояние, в нем эти комариные глупости им были бы нипочем. А я вот не мог.

Я много чего не мог. Похоже, я не мог вот так плюнуть на все и убежать в лес, зажечь дымарь и перекантоваться ночь или несколько часов, пока эти ублюдки не укатят. Вряд ли они тут останутся на ночь. А перед отъездом прикончат ту бедную распятую девку, если уже не прикончили. Прирежут, живот вспорют, и концы в воду. Поплывет она потихоньку низом до самой Волги. Да хоть до Ирана. Может, ей уже жить осталось час или полчаса – а что я могу? Один раз уж кидался ее спасать.  Еле сам спасся. С меня пока хватит. Я старый, безоружный и один. А этих молодых козлов четверо, у них пистолет, и наверняка еще много всего, вплоть до «калашей». Просто они не успели ими воспользоваться, по дури своей. Хорошо хоть я одного успел уделать, аж дюраль погнулся. Только девице той это никак не поможет, а вовсе наоборот.

Чтобы не сидеть вот так без толку, как крысе в норе, я достал из кармана рюкзака складную садовую пилку, подполз к молодой березке и принялся ладить из нее дубинку. Сначала тихонько срезал стволик где-то на аршин от земли, потом принялся ножом и руками ковырять почву вокруг комля и отпиливать корни. Дубинал получился знатный, с увесистым набалдашником-корневищем. От пистолета не спасет, а вот если кто с ножом или кастетом кинется, прошу любить и жаловать. Размозжу башку за милую душу.
Я еще посидел в кустах, расчесывая укусы и поигрывая булавой. В конце концов, чем я рискую. По такой гущине подобраться к поляне – раз плюнуть. Местность я припомнил отчетливо, а главное – не ждут они меня отсюда ни при какой погоде, задурил я им голову основательно. Если несчастной девчонке не помогу, так хоть номер их джипа запомню. Министру внутренних дел анонимку напишу: так, мол, и так, имело место такая вот сцена, примите меры. Ага, так он и разогнался, принимать меры. А что делать. В местный райотдел обращаться – это уж надо полным дебилом быть. Местные шерифы либо с мафией заодно, одно от другого не отличить, либо боятся бандосов до поноса. У них же тоже семьи, то да се, опять же все проплачено. В общем, гуляй, рванина, терзай девок в свое удовольствие. Бандитский капитализм на дворе. 

Ладно, оставим эту публицистику на потом, а сейчас идем на задание. Как доблестный партизан. Не знаю, как там партизаны, а я поначалу дрожал в коленях на каждом шагу и все спрашивал себя: Старик, а оно тебе нужно? Ответа не было, да я на него и не рассчитывал. Потом, правда, отвлекся: надо было двигаться так, чтоб ни сучок не треснул, ни ветка не шелохнулась, а в такой гущине это нелегко. И птиц никак нельзя было тревожить. Хорошо хоть ни одной сороки не попалось. Самая предательская птица: такой треск поднимет – любой дурак догадается, что здесь враг народа крадется. В одном месте дятел застучал прямо над головой, я аж на задние ноги присел. Но потом разошлись – я по своим делам, он по своим.

Потом я оступился в какую-то яму. Присмотрелся – канава. Точно, тут должна быть канава, я ее еще по прошлому разу запомнил, потому что не мог сразу понять, зачем она, а ребята объяснили: это средство от низового пожара. Теперь она сильно заросла, но все равно мелковатая такая траншея осталась, и очень это мне наруку. Поляна была уже совсем рядом. Я засунул дубинку за спину, за пояс, опустился на четвереньки и пополз по канаве, еще медленнее и осторожнее.

Не знаю, долго ли, коротко ли я так полз, медленно переставляя руки-ноги на манер крокодила. Помню только, что мне это жутко надоело; не самый это удобный способ передвижения, если ты не крокодил, и мышцы аж болели от напряжения. Я уже хотел было выпрямиться, как услышал звук, от которого свело живот: то был определенно человеческий храп. Постояв враскорячку минуту-другую, я продвинулся еще на несколько шагов, к краю зарослей, медленно-медленно поднял голову над краем канавы и  выглянул из-за молодой елочки.

Музей-поляна была как на ладони. Только скульптур на ней уже не было. Небось, пожгли – либо эти выродки, либо их братья в Антихристе. Стол уцелел. За столом, положив голову на руки, сидел давешний стрелок из пистолета и храпел, как трактор, только с длинными перебоями, после которых он взрывался совсем уж лошадиным всхрапом. Рядом с головой стояла большая бутылка, похожа на Beеfeater Gin. Пустая, конечно. Вообще полных, пустых и полупустых бутылок на столе было немеряно. Коробка баночного пива. Еще там валялись шампуры, пустые и с остатками шашлыка, лук и прочее. 

Тут же, под сосной, на надувном матрасе, на котором давеча кайфовал стрелок, лежал здоровенный бычок в одних плавках и с перевязанной головой; сквозь бинты проступали ржавые пятна. Мой крестник, с удовольствием отметил я.

Больше ничего живого на поляне не было видно, лодки тоже. Внедорожник стоял, где стоял – под другой сосной. На противоположном конце полянки виднелась палатка, старенькая кондовая «серебрянка». Прошлый раз я ее не заметил. Не до того было.

Вопрос: где девица? Где еще двое бандюг? Про девицу все ясно: либо в машине, либо в палатке, либо на дне Мологи. А вот где те двое? Ни в машине, ни в палатке по собственной воле сидеть в такую жару невозможно – мигом сваришься. И лодки не видно. Значит, они на охоте. За кем? За мной, за кем еще.

Самое интересное, наверно, что я так и не посмотрел на номера джипа, как себе недавно обещал. Сам себе пудрил мозги, наверно. Я вытащил дубинку из-за спины, глубоко вдохнул и выдохнул, выпрямился, потом на неслышных ногах выскочил под сосну и двумя ударами по голове успокоил обоих братков. Молодой на матрасе дрыгнул ногами и так и остался лежать, а тот, что храпел, постарше и покряжистей, дернулся из-за стола и лапнул себя за карман, хоть у него по лбу уже текла кровянка. Пришлось ему добавить, и он осел.

Он был без майки, весь в тюремных наколках, но мне их рассматривать было решительно недосуг. Из заднего кармана у него торчала рукоятка – это оказался газовый револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Не шибко круто; неудивительно, что он так мазал. Мог бы и в своих попасть. Я откинул барабан – он был полон; в карманах нашлись еще патроны россыпью. Это хорошо. Это намного лучше. Теперь я могу беседовать с теми двумя, можно сказать, по душам. 
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Я прислушался. Нигде ничто не шевелилось. Видно, охотнички и вправду кинулись меня ловить. Неизвестно, правда, сколько времени они уже отсутствуют; могут и вернуться с минуту на минуту. Если я хочу творить тут еще какие-то добрые дела, то нужно орудовать четко, без спешки, но очень, очень резво.

Номер раз: обезопасить тыл. В карманах у меня всегда полно обрывков веревок и шнура, я их зову мутузками. Мутузки – первое дело в походе; постоянно надо что-то к чему-то вязать. Трясущимися руками я вытащил пару мутузков, потом еще пару, и связал бесчувственных бандюг по рукам и ногам, связал капитально, рифовым узлом, так, что тонкие нейлоновые шнуры врезались в кожу. Оставил их там, где они были, в более или менее натуральных позах, и кинулся шарить по поляне.

Сначала к машине – пусто. Метнулся к палатке – и на тебе, там не только голенькая мадемуазель, попавшая в такую передрягу; рядом с ней еще и крупный парень лежит лет двадцати пяти. Оба связаны липкой коричневой лентой, рты заклеены, оба в синяках и ссадинах, но явно живые – воззрились на меня растопыренными в ужасе глазами. Видно, их в палатку затолкали, чтоб с проселка не было видно, если вдруг мимо кто ехать будет.

Тут я сделал первую ошибку – отодрал ленту со рта девчушки, и она тотчас, натурально, забилась, завизжала, заверещала. Истерика по полной программе. Я шлепнул ее ладошкой по щеке, и то была вторая ошибка: девица отключилась. Лапа у меня все же системы «кувалда», и надо соизмерять, но не всегда получается, особенно в такой вот нервной обстановке. 

Я повернулся к парню.

--Я сейчас сдеру с тебя липучку, но чтоб без воплей, ясно? Тишина в студии, идут съемки, понял? – Он кивнул. Я содрал ленту с его физиономии, не слишком нежно, но разве тут до нежностей. – Тебя как зовут?

--Костя...

--Давай, Костя, изложи коротенько, что тут произошло, как и во что вы тут вляпались. 

--Да мы со Светкой сплавлялись по Мологе, остановились тут переночевать...

--Байдара, значит, ваша?

--Наша... Палатка тоже. Остановились переночевать, а утром приехали эти... Сначала ничего, шашлыки жарили, выпивали, нас пригласили, а потом стали Светку лапать... Я что-то сказал, так мне сразу в морду, попинали ногами, связали, в палатку засунули, а Светку – вот...

--Ясненько. Двое на байде давно отчалили?

--Это когда Светку сюда затолкали, наверно... Минут сорок уже прошло.

Значит, очень скоро должны вернуться. По пьяни да по жаре вряд ли у них будет охота целый день искать ветра в поле – вместо того, чтобы в свое удовольствие девку жарить. Телку, по-ихнему.

--Значит так, друг мой Костя. Сейчас я срежу с тебя и с твоей подруги путы, и ты мне за Светку головой своей побитой отвечаешь, понял? Чтоб от нее ни звука, понял? Замереть. Возможно, надолго, не знаю.

--А где этот... с татуировкой?

--Отдыхает, я его уговорил. – Костя испуганно глянул на мою окровавленную дубину. – Сейчас я ему еще рот залеплю, чтоб он сдуру не сболтнул лишнего.

Я вытащил нож и быстренько срезал с их рук и ног липучку, которой они были спеленуты. Моток ее валялся тут же. Я подобрал его, вылез из палатки, глянул на реку. Пока пусто. 

Все же здоровенный бык этот, татуированный. Когда я подошел к столу, он уже успел слегка очухаться, все пытался встать и встретил меня совершенно устрашающим рыком, такие страсти изрыгал на своей дикой фене, что любой на моем месте испугался бы. Я так испугался, что со всего маху ахнул его дубиной по грязным щербатым зубам; там сразу образовалось кровавое месиво, и больше никаких страшных слов я от него не слышал. Потом я еще дважды угостил его по почкам, по правой и по левой, тоже со всего маху, чтоб он не слишком дергался, когда я буду заматывать его рот липучкой. Замотал. И еще примотал его к скамейке, чтоб он сидел там, как манекен. По почкам, видно, очень крепко ему досталось, потому как глаза все норовили вывалиться из орбит. Чтоб он не очень мучился, я еще слегка примочил его по башке, сзади справа над ухом, и он уронил голову на стол.

Пока я так его обрабатывал, пан спортсмен, великий пловец наш, тоже очнулся и, когда я к нему повернулся, засучил связанными ножками и плаксиво забормотал: 

--Дяденька, не надо... Дяденька, пожалуйста... Не надо, пожалуйста...

Ни фига себе племянничек. Лет под тридцать, небось. Нет, жидка все же эта сволота на расправу. Так я ему и сказал, поигрывая дубинкой:

--А ну захлопнись, племянничек. Плаваешь ты больно быстро. Считай, приплыл. Финиш. – Еще не договорив, я резко потянул его булавой через лоб, и он обмяк. Ну и заработал же он себе головную боль. На месяц, небось, хватит. Если не дольше.

Я усадил его спиной к сосне, разрезал шнур на кистях, завел руки за ствол и накрепко связал их там, потом обмотал физиономию липучкой. Мычать сможет, а членораздельно изъясняться – навряд.

Потом я отбежал к самой воде, полюбовался на свою работу. Татуированный сидел в явно привычной для него позе – мордой в салат. Пловца из-за стола вообще не видно, только ступни сорок четвертого размера да край матраса. Обитатели палатки замерли, как мышки. Значит, все у нас в норме. Ждем гостей, точнее хозяев.

Я забрался в джип.  Сразу мучительно захотелось ударить по газам и рвануть, куда глаза глядят. Забрать эту парочку и дернуть. Черт с ним, с барахлом, с лодкой, своя шкура дороже. Вот только  -- куда рвануть? Я аж замычал с тоски. Страна большая, а спрятаться негде.  Напорешься без документов на ГАИ, они ж тебя и сдадут браткам. Все наверняка друг с другом повязаны, сволочи. А того проще, вернутся эти соколы, машины нет, босс побит, они звякнут своим в городе по мобильнику, те мигом примчатся. И что тогда? Голливудские гонки? Они только в Голливуде хорошо кончаются. Нет уж, раз ступил на партизанскую стезю, партизань до конца.  Лес не выдаст, свинья не съест.

Стекла у этого предмета роскоши были те, что нужно, тонированные: меня не видно, я вижу все. Я открыл одно окно, со стороны стола, и приготовился ждать. В машине было душно до дурноты, остро чем-то воняло, похоже на блевотину, но как включить кондиционер, я не знал, да и остерегался жать на кнопки – еще загудит что-нибудь, замигает. Ладно, потерпим. Заодно подумаем про свое неправедное поведение. 

Вот, скажем, по тем же канонам Голливуда мне надо было выйти эдак важно на поляну, сказать врагам что-то нравоучительное, потом долго с ними махаться, устроить сценический бой, чтоб красиво было. То-то б они во мне дырок наделали. Понятно, спящих гасить – не Бог весть какая доблесть, но так уж получилось. И предел необходимой обороны я превысил, ой как превысил. Любой судья впаяет мне лет пять исправительной колонии строгого режима. Это как минимум. Только что там пять лет, мне бы до суда дожить, и то навряд. Линчуют меня братки, как негра. В какой-нибудь извращенной форме. 

Значит, надо выкручиваться самому. А тут еще эта парочка навязалась на мою голову. Один у меня друг, и тот самодельный. Я погладил револьвер: не подведи, паскуда. Когда-то в спецуре ВДВ я укладывал в десятку пулю на пулю, но то когда было. Тридцать лет тому назад. И предмет в руках тогда был достойный всякого уважения, «тульский Токарева», входит в десятку лучших пистолетов всех времен и народов. Не то что этот ублюдок. Еще разорвет в руках. Но вроде не должно. 

Наверно, я как раз пристально смотрел на оружие, когда байдарка вывернулась из-за острова, и увидел я их уже чуть не на середине реки. Мне сразу захотелось пригнуться в салоне, хотя я помнил про тонированные стекла. Они махали веслами нелепо, что называется, вразножопицу, но шли ходко и пристали уже через пару минут. Я даже нервишки свои не успел привести в порядок. Вечно у меня перед какой-нибудь поножовщиной руки дрожат и даже голова дергается. Нервный субъект-с. С первой секунды настоящего дела все это отлетает, но вот несколько мгновений или минут перед открытой рубкой – просто наказание. Я снова, кажется, в третий раз в этот день, сделал глубокий вдох, выдох, а дальше было некогда – те двое уже карабкались на высокий берег. 

Один был повыше, хорошо сложен, чистый Аполлон, и даже физиономия классическая. В руке он держал укороченный помповик без приклада, с пистолетной рукояткой, калибра двенадцатого, модный у всяких «чопов» -- частных охранных предприятий, они же «крыши», рэкетирские шайки. Помповик такого калибра – страшное оружие на ближней дистанции, из него можно башку отстрелить. Второй, приземистый, квадратненький такой неандерталец, помахивал нунчаками; тоже оружие – не подарок, довольно дальнобойное, притом с одного удара мозги вышибает.

Сначала они шли вразвалку, потом ускорили шаг – видно, почуяли что-то неладное – и тут как раз поравнялись с джипом.  До них было метра три-четыре, вот-вот засекут меня боковым зрением, я поднял «дуру» вровень с открытым окном и заорал страшным басом: «Бросай оружие!» А дальше дело пошло на миллисекунды. Они оба от моего вопля шарахнулись, и тот, что с помповиком, разрядил ствол в бок джипа, а я почти одновременно всадил ему пулю в ляжку. Он выронил оружие и повалился на травку. Коренастый, видя, что револьвер в окне довольно твердо направлен ему в живот, откинул нунчаки в сторону и без напоминаний лег на землю, руки на затылке. Подготовленный малый. 

В ушах у меня звенело от собственного рыка и грохота сдвоенного выстрела, все поджилки играли, но я проделал все, что нужно, практически без суеты: выскользнул из джипа, ногой отбросил помповик, подобрал нунчаки и дважды взмахнул ими. Еще две головные боли, итого четыре, а больше и не нужно. Можно передохнуть.

Надо сказать, до этого случая меня уже убивали, и не раз, и всегда ощущение после схватки – гнуснее не придумаешь. Вообще же это совсем другое какое-то измерение бытия, мерять его на обычный аршин невозможно, изъяснять – тоже. Можно, конечно, перечислить поступки и события более или менее в той последовательности, как их помнишь, только вот трудно сказать, что ты помнишь, а что додумываешь. Но в целом так оно все и должно было быть, как я изложил. Что я совершенно твердо помню – как засунул нунчаки за пояс, потом поднял помповик, поставил на предохранитель и так постоял, глядя на дыру в дверце джипа. Заряд ушел в сиденье. Чуть повыше, подумал я, и быть бы мне с такой же здоровенной дырой в животе. Неприятно. Ладно, переживания на потом.

--Ко-остя! — заорал я.

Через пару секунд Костя стоял рядом, бледный и дрожащий, но, как мне показалось, вполне способный двигаться и даже соображать. Я перебросил помповик в левую руку, вытащил из кармана один из своих бесчисленных мутузков и протянул Константину. 

– Костя, я их постерегу, а ты, пожалуйста...

Я не договорил, потому что парниша, не слушая меня, с диким ревом накинулся на поверженного Аполлона и принялся молотить его здоровенными своими кулачищами. Я снова заорал «Костя!», но куда там – парень совершенно озверел. Пришлось вытащить из-за пояса нунчаки и с потягом огреть молодца по заднице. Он вскочил, держась за ушибленное место и дико озираясь:

--Вы че...

--Через плечо. Кончай дурью маяться, надо ноги уносить. Линять отсюда подальше, без шуму и пыли, чтоб ни полиция не нашла, ни братки. Хочешь тут оставаться – так и скажи, а я исчезну. Только ты себе уже срок заработал – избил раненого, к тому ж он без чувств. Это года на три потянет. Если доживешь до суда, конечно.

Костя посерел с лица, и глаза его стали поосмысленнее. Я протянул ему мутузки.

--Вяжи их по рукам и ногам. Покрепче. Чтоб не освободились.

Когда с этим было покончено, я замотал липкой лентой рты обоим браткам, потом перевязал ею же дырку в аполлоновой ляжке. Рана в общем-то пустяковая, в мякоть, там и кровь уж перестала течь, но – на всякий случай. Потом мы с Костей за руки, за ноги оттащили обоих к небольшой, густо заросшей расселине, где по дну тек малый ручей, и кинули их туда вниз, на прокорм комарам. Туда же отправили и остальных двоих.

Мне все сильнее хотелось исчезнуть с этого отныне проклятого места, мигом и со страшной скоростью, но природная аккуратность не пускала. Надо было зачистить все путем, чтоб потом не кусать локти. Я торопливо обыскал одежду бандитов и осмотрел джип, все ценное – деньги, документы, голды, патроны к помповику и револьверу, ножи-выкидухи – побросал в найденную тут же сумку. Еще в один пакет посовал найденную еду – колбасу там и прочее, до черта всего. Поставил рычаг скоростей на нейтралку, отпустил ручник. Открыл все окна джипа, а двери закрыл.

--Костя, навались.

Мы уперлись, джип легко покатился под горку, лихо кувыркнулся с глиняного обрыва в Мологу, перевернулся, шлепнулся со страшным шумом вверх колесами и медленно затонул. Я боялся, что колеса будут торчать над водой, но тут оказалось довольно глубоко, и джип исчез с концами. То-то бандюки погорюют. Если выживут. Да нет, эти гады живучие. Очухаются, выберутся как-нибудь. Лишь бы нас не догнали.

Я оглянулся. Вроде все чисто, с проселка, во всяком случае, ничего особенно в глаза не бросится. Только на столе ералаш. Я убрал пару непочатых бутылок в сумку, остальное спешно побросал в расселину. Еще раз огляделся. 

Из палатки боязливо выглядывала героиня всего этого кошмара. Я поманил – она выбралась на свет божий и, спотыкаясь, подошла. Высокая блондинка, фигуристая, мордашка, может, и ничего, но сейчас не разберешь – фонари под обоими глазами, губы, щеки зло покусаны и побиты, и все это дело в крови, в слезах и соплях. Волосы дыбом, сама вся дрожит, лицо дергается. Душераздирающее зрелище. На ней уже был тренировочный костюмчик, но тоже в жалком виде, местами распущен на лоскуты, тело так и просвечивает. Сдирали его, видно, в большом азарте и не без помощи ножа. 

Я жутко боялся еще одного приступа истерики, но обошлось – она только вцепилась мне в руку обеими своими, прижалась и вся дрожала. Я неловко погладил ее по голове левой рукой, пробормотал что-то успокоительное: «Ну-ну, все хорошо, все хорошо», но потом обращался в основном к ее другу, или кем он там ей приходился:

--Ребята, с Мологи надо уходить, и живее. Могут быть крупные неприятности. Если нас засекут, никому тут ничего не докажешь, а пострадать можно капитально. Ясно? – Костя кивнул. -- Надо исчезнуть, раствориться. Я знаю как. Сейчас сбегаю за своей лодочкой, а вы быстро-быстро упаковывайтесь. Даю вам десять минут, не больше.

Я попробовал было мягко высвободиться из рук девушки, но она только тихо взвыла. Пришлось отвести ее к палатке и скомандовать: «Собирай рюкзак». Она покорно забралась в палатку, а я подмигнул Косте и марш-марш рысью к своему недавнему логову.

Пробегая мимо ручья, заглянул в расселину, но там все было тихо. Как в могиле.
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Придется, наверно, рассказать эту историю до конца, хотя уже в этом пункте все вроде закруглено, порок наказан, добродетель более или менее торжествует, правда, не совсем в белых одеждах, а несколько замаранная в процессе, но жизнь, она всегда с говнецом. А вот в том, что случилось дальше, имела место некая лабуда, и есть соблазн ее опустить и на том закруглиться. Но уж давным-давно, принимаясь за эти были, я поклялся себе излагать «все как дело было», раз у меня такой жанр. Любой рассказчик знает, что не всегда кристально ясно, как же оно вправду было, и иногда кажется вот так, а немного погодя получается иначе, с небольшим сдвигом, от которого все может вообще пойти наперекосяк. И вот ты пялишься на эти картинки и не можешь взять в толк, что к чему: ведь вроде и так было, и эдак, а уж как могло бы быть, так это вообще туши фонарь. А посему лучше рассказать поподробнее, чем что-то отсечь. Тут одно утешение: если в рассказе получится эта самая лабуда, так она и в жизни была не лучше.

А было так. Ушли мы, никем, похоже, не замеченные, в тот левый приток, куда я давеча хотел было спрятаться, а потом раздумал. И перли вверх по нему весь остаток дня и полночи. Течение несильное, но когда с ним воюешь час за часом, получается довольно противно. Берега по-прежнему отменно красивые, сплошные хвойные леса, однако я это механически только отмечал, не до того было, а в основном радовался безлюдью. Места болотистые, людям там делать совершенно нечего, деревень нет. Даже рыбаки туда не суются; по болоту к берегу не подойдешь, по реке на лодке тоже не пробьешься – часты старые завалы и бобровые плотины. Мы их обносили, и это было тяжко и грязно, но я все равно потихоньку ликовал: людские глаза нам совершенно ни к чему. 

Причина такой нелюдимости яснее ясного. Уж больно сурово я обошелся с бандюками, и не хотелось, чтоб мне об этом кто-то напоминал. Мне и без того всякие батальные сцены из недавнего прошлого мерещились, беспрерывно и неотвязно, и то и дело мороз по коже продирал. Ведь все могло очень-очень по-другому обернуться; я слишком живо себе представлял, как именно все могло обернуться. 

К полуночи я сам совсем выбился из сил, не говоря про ребятишек. Посему, как только засек бережок чуть повыше, дал команду причаливать. Место было кочковатое, густо заросшее, шибко комариное, но мы ж сюда не за безоблачным счастьем полезли. Костер жечь не стали, наощупь поставили палатки, они свою, я свою. Потом я отрезал всем по куску трофейной колбасы и хлеба, выдал по помидору. Угрюмо пожевали. Запили «с горла», тоже из трофейной бутылки – оказалось виски. Хорошенько так продрал глотку этот шотландский самогон. 

Говорить особо было не о чем, отсыпаться надо, дать отдых измученному телу. Я так и сказал: «Ну, по палаткам. Завтра рано вставать».

И тут Светлана опять в меня вцепилась.

--Анатолий Ефимович! – Это я так для конспирации им назвался – именем-отчеством своего шурина; небось, не обидится. А выкладывать свои паспортные данные в таких скользких обстоятельствах меня жизнь давно отучила. – Анатоль Ефимыч, миленький, пожалуйста, можно я у вас в палатке... Мне страшно, понимаете, я боюсь, боюсь! 

Деву можно было понять. В голосе снова отчетливая истерика. Если б я такого, как она, натерпелся, небось, не так еще дрожал бы. Она ж вообще могла чокнуться, так что еще хорошо держится. Только дышит очень тяжело и прерывисто, вот-вот сорвется в полномасштабную истерику. Однако я попробовал отшутиться.

--Да чего тебе бояться. Смотри, у тебя защитник какой. В два раза здоровее меня. Если что, так он и защитит...

Тут ее и взорвало.

--Ага, защитит он, как же! Уже защитил! Защитник, гад... Они измывались, приказали ему меня трахнуть, так он и полез со своим... Гад, гад... А они ржут... Только у него ничего не вышло... Они ж его самого поставили крабом... Педики гнойные... И этот слизняк... Убила бы гада...

В общем, тут такие бездны бытия открывались, такие страсти, что я спасовал начисто – ведь она в любую секунду могла забиться в конвульсиях, заорать на весь лес, а то и в патлы другу своему вцепиться. Друг отвернулся, засопел, а я торопливо забормотал:

--Ладно, ладно, Светик, ты только успокойся, тащи свой спальник или что там у тебя, забирайся в палатку, только спокойно, спокойно, тут совсем нельзя кричать, хорошо?

Спальник у них оказался паршивенький и один на двоих, пришлось оставить его Косте, а подруга его забилась в мой просторный, пуховый, итальянский и прижукла там, как мышь. Словно боялась, что я передумаю и вытурю ее оттуда. Вот уж досталось человеку сегодня.

Я еще постоял на берегу, пытаясь что-то высмотреть или выслушать, но куда там. Глухо, как где-нибудь в тайге на краю света, на Лене или еще где. Даже плеска рыбы не слышно. Ну и хорошо, ну и славненько. Нам сейчас главное – мир и симметрия, тишина и безветрие, или как там оно поется. Переживать будем потом, переживаний нам теперь на год хватит. Давно со мной такой страсти не приключалось. Потом это все обмозгуем, а сейчас – отключиться, умереть, уснуть. To die, to sleep, perchance to dream…

Уснуть сразу не получилось, по причине вполне понятной. Только я забрался в спальник, как Светлана судорожно прилипла ко мне по всей длине, и не отталкивать же – человека самым серьезным образом дрожь бьет. А надо сказать, что в спальнике я всегда сплю в одних плавках, привычка такая, так почему-то теплее, спросите кого хотите из бродячего люда. Из-за этого получилось известное мужское неудобство, и я потихоньку взял ее за руку, чтоб она нечаянно за что-нибудь не зацепилась. Так, ручка в ручку, мы в конце концов и заснули – как два голубка.

Такая вот получилась завязочка. И с какой стороны ни посмотри, совершенно неизбежно получилась. Впрочем, все остальное, включая развязку, тоже вполне неизбежно двигалось, от пункта к пункту. Уже с этой точки дальнейшее ясно просматривалось. Во всяком случае, как вариант. Может, я бы и сумел удержать все в рамочках, но уж больно крупным засранцем этот Костик оказался. Однако все по порядку.

Двигались мы медленно; чем ближе к озеру, из которого вытекала эта речка, тем чаще бобровые плотины и завалы, и на весь переход до озера ушло четыре дня. Я в общем-то и не торопился: надо было отсидеться в глухомани, подальше от людских глаз, по крайней мере неделю, пока у молодых не сойдут с лица следы пережитого – кровоподтеки да царапины. Слишком это все приметно. 

Бандюки, небось, к ночи или ночью очухались, начали выбираться на проселок и там поскакали, как кенгуру, туда, откуда они взялись. Дальше уж как повезет – то ли им, то ли нам. Люди им могли попасться уже через несколько часов, а могли и через день, и через два. В общем, суток за двое весть о происшествии разнесется по всей округе, и надо было переждать, пока суета схлынет; благо еды хватало. А потом выходить из лесу там, где нас не ждут.

На эту тему у меня был свой план: выйти в озеро, проскочить в его юго-западный угол, там должна быть зарастающая летом протока в другое озеро, километров пять-шесть длиной, как-нибудь пробьемся. А уж из второго озера, по речке с чудным названием Тихомандрица, рукой подать до третьего, самого крупного водоема. Еще несколько часов плавания, и прибываем в небольшой городок. Там железная дорога, кати, куда хочешь, и ищи-свищи ветра в поле. Но пока нужно было держать паузу и на люди не соваться. Так здравый смысл подсказывал, да и кое-какой боевой опыт у меня был.

Так я наутро все и изложил моим молодым друзьям, и они не то что повеселели, а немного ожили, перестали дико озираться при каждом шорохе. Тут дело такое: речка ведь совсем сузилась, кроны над ней сомкнулись, лес густой – мыши не протиснуться, мрак, тишина мертвая. По молодости да по неопытности это очень на нервы действует; я сам еще не совсем забыл, как молодым когда-то был. А после моих слов им засветил огонек в конце тоннеля, и они приободрились.

Особой благодати, правда, не наступило. Между бывшими любовниками постоянно держалась невидимая дуга на много вольт, и мне приходилось зорко следить, как бы не рвануло. И все равно Светлана временами злобно рычала, а жених ее так же злобно огрызался. Видно, юноша из тех, кто никогда ни в чем не виноват, а виноваты все остальные. Весьма распространенная порода.

Я Светлану понимал – такое свинство трудно простить – но все же попытался как-то привести моральный климат коллектива в норму.  В серьезном походе иначе ж нельзя; иначе – гибель. На вторую ночь она забралась в мой мешок без приглашения, словно так и надо. Я мягко высказался в том духе, что, мол, пока мы идем все вместе, надо бы свести злобствие к минимуму, ровнее быть, что ли, а то ведь ничего хорошего из ненависти быть не может, а плохого – сколько угодно. Но из этих моих речей никакого толку, кроме слез, не вышло.  Оказывается, этот здоровый лоб там, на поляне, сначала вообще пытался удрать, оставив возлюбленную на растерзание, только его догнали, и он скулил, ползал у бандюков в ногах, а потом было вот то похабство, о котором и говорить неловко. Больше на тему непротивления злу я не выступал.

Честно говоря, я сам на этого Константина поглядывал теперь с отчетливой брезгливостью, но и с неким абстрактным любопытством. Я знал, что бывают люди-трусы, сам неоднократно трусил, но чтоб делать из трусости свое конституционное право – этого я как-то не понимал. Такие существа – просто не моего класса и отряда, в зоологическом смысле, и я на них смотрю как на диковину. Я ж вырос в военное время, когда ты либо герой, либо тебя вообще нет и проще удавиться. С тех давних пор иные формы поведения повергают меня в шок и изумление. 

Бабьим нюхом своим Светлана, наверно, эту разницу чуяла, а потому держалась за меня, как пиявка. Очень плотно. А я и не чурался. Пустяк, как говорится, а приятно. Девчушка, как уже сказано было, высокая, фигуристая, щедро всем, чем надо, наделенная, а нам, старым хрычам, которым седина в бороду, только того и давай. Не будь Константин таким слизняком пятипудовым, я б наверняка терзался угрызениями совести или чем там положено, а так – да завались он за сундук.

Ко всему к прочему, думал я себе, вся эта интермедия уложится в неделю, много – в полторы, а там разойдемся тихо-мирно, разбежимся по своим норкам, и ладушки.

Только тихо-мирно не получилось, а получилось совсем наоборот: на ту передрягу наслоилась еще эта, другая передряга.
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На третий день появились признаки близкого жилья – поляна в лесу, потом другая, а на них старые стожары, конусообразные такие остовы стогов из жердей. Самих стогов нет, поляны в этом году некошены, и вообще непонятно, когда тут в последний раз косили, однако люди где-то недалеко могли быть. 

Я глянул на карту. Похоже, мы подходили к пересечению реки и грунтовой дороги, и там, чуть в стороне от моста, должна быть деревенька. Надо было идти на разведку, посмотреть, можно ли тут проскочить незамеченными. Шанс, что нас там на мосту кто-то поджидает – один на миллион, но жизнь давно вдолбила мне в маковку: чего не предусмотришь, то как раз и бывает.

Так я и объяснил своим спутникам. Затащили лодки на берег. Ленивый Костя, конечно, был рад поваляться, побездельничать, а Светлана увязалась за мной. Я и не возражал особо: дамское общество и коту приятно. Точнее, ему особенно.

Прогулка выдалась на редкость милая. Почти сразу наткнулись на старую, узкую лесную дорогу. Проселок зарос кустами и молодыми деревцами, но идти можно было. И мы пошли по ней, отмахиваясь сломанными ветками от комаров и тихонько беседуя про всякие разности – кто мы да откуда. 

Я про себя привычно врал, уж не помню, что, а девчушка, похоже, говорила правду. Я осторожно спросил, как ее угораздило связаться с таким паскудником. Ситуация была в общем-то понятная: юноша из шибко обеспеченной московской семьи, в будущем году заканчивает вуз, Светлана уже на третьем курсе, провинциалка, и надо как-то устраиваться в жизни. Но теперь все, конец, сказала она, мрачнея. А я, старый дурак, и поверил.

Потом мы с ней немного поиграли в войнушку: выбрались на опушку леса и, как киношные разведчики, залегли рядышком под кустом, наблюдая за дорогой и домами в отдалении и тихонько переговариваясь. Только наблюдать было решительно не за чем. Дорога была пуста, сколько мы там ни лежали, и дома тоже как вымерли. Ни людей, ни собак, ни коров, ничего. Деревушка, небось, такая же, как и все они нынче: брошенные дома да пара старушек в еще жилых избах, вот-вот и тем придет конец. Был бы тут хоть один мужичок или пацан, наверняка стоял бы на мосту с удочкой, но – пусто. Можно плыть смело, решил я; и все же лучше проскочить это место вечерком.

Я перевернулся на спину и уставился в небо, разглядывая крошечные грязно-белые облачка, бестолково столпившиеся в одном углу. Лежать так было невыразимо приятно, но вряд ли из-за этих облачков, скорее все же из-за соседства. Определенно волнительное было соседство. Недавняя травма, видно, все еще сказывалась, и девчушка чувствовала себя неуютно в этом злом мире, если не держалась за мою руку или вообще как-то отлипала. Это мне напоминало детишек, которые липнут к маминой юбке. 

А сейчас она решила подурачиться, привалилась к моему плечу и водила соломинкой по заросшей сединой физиономии, посмеиваясь. Я принялся рассматривать ее нависшее надо мной лицо, избитое и покусанное, потом потихоньку потрогал синяк под левым глазом. Она сразу как-то потухла. Ну не идиот ли. Я потрепал ее по щеке и сказал как можно бодрее: «Да брось ты, через пару дней все пройдет, и думать забудешь. Ни следа не останется. Чего про твоих обидчиков не скажешь. Пошли, поздно уже».

Я вскочил, кинул помповик на плечо, протянул ей руку. Она еще немного полежала, потом нехотя подала мне руки, я мягко потянул, она поднялась, и мы пошли назад.

Было душно, комары нажгли нам лицо и руки, и очень хотелось искупаться. Что мы и сделали. Попался глубокий омуток, мы по очереди разделись за кустиком и всласть поплавали. Светка хихикала и шалила, как русалка, плескала мне в физиономию; пришлось ее изловить и слегка придавить. Все-таки женщины – невероятно живучая раса.

В общем, все было ужасно мило, а вот когда вернулись на стоянку, глазам открылись мерзость и безобразие. Без нас наш красавец-трусишка устроил себе пир, допил чуть не до донышка початую бутылку виски и слопал практически всю колбасу – осталось грамм сто, не больше. Самое забавное, что я с первого дня о нем так и подумал: этот юноша способен съесть общественную колбасу. В молодые годы я ходил в альпинизме, и был у нас такой эпизод: мы пошли на какой-то пупырь, а один олух, растерший себе ногу, остался внизу в палатке. К вечеру мы вернулись, и тут оказалось, что этот хмырь уписал всю нашу колбасу. В горах ведь аппетит действительно зверский. Он теперь профессор, доктор наук и завкафедрой, но мы его вспоминаем только так: Тот-который-съел-колбасу. И этот светкин хахаль оказался из этой же породы.

Мало того, он мне по пьяному делу еще и хамить начал, скривил рожу и вопрошает:

--Ну что, спаситель, попользовался моей невестой?

Светлана, конечно, взвилась:

--Ах ты, скотина подлая, гад, свинья! 

Жених же ее вообще озверел, и как взревет:

--А ты, блядь, ваще молчи! – Ну, и замахнулся на нее

.

У меня, надо сказать, бикфордов шнур вообще очень короткий, а тут такое свинство. Он и глазом бухим моргнуть не успел, как я сорвал с плеча помповик и ширнул стволом ему в рот. Пары верхних зубов как не бывало. Я б еще добавил, но Светка на мне повисла; наверно, вправду стала оживать, раз в ней жалость к этому скоту пробудилась, практически без паузы после вспышки ярости.  Что делать, русские женщины, они такие.  Уж я этих дел насмотрелся. Интересно, подумал я, не жалеет ли она уже и тех подонков, что пытались ее изнасиловать... Патология какая-то.

Тот, кого она пожалела, заскулил, схватился за свой ротик пострадавший, пополз куда-то. Я постоял над ним, взволнованно эдак дыша, потом процедил вполне внятно, хоть от бешенства слова немного путались:

--Ты, ссыкунок, раз уж по-по-попользовался обсест... общественной колбасой, так губами поменьше шлепай, целее будешь. Пожалей папу с мамой. А то прикопаю тебя тут где-нибудь под кустом, очень плакать будут. Садись в байдарку, греби. Н-ну!

То ли он мне поверил, то ли сильно протрезвел и осознал свои ошибки, но только слов я от него больше никаких не слышал, один скулеж. Видно, поломанные зубки сильно болели.

Скоро мы проскочили под мостом, потом еще с часок погребли; вокруг по-прежнему ни души. Я бы подумал, что зря осторожничал, если б не знал, что осторожность – она никогда не бывает зря. Даже безумствовать надо осторожно. Так оно, собственно, и получилось. Чего уж тут замазывать.

После первой ночи (не в том, конечно, смысле) Светлана усвоила мою манеру, залезая в спальник, оставлять на себе абсолютный минимум, да и тот рваный. Для меня это была сладкая мука, но что-то все удерживало – не хотелось, наверно, выглядеть старым вонючим козлом, пользующимся случаем, или еще как. Трудно сказать. А девчушка, небось, была уверена в искомом результате и потому не спешила, только иногда я ловил на побитой ее мордахе курьезное такое выражение – словно она вспомнила про себя какую-то шутку.

Но эта третья ночь была какая-то особая. Я хоть и устал вусмерть, заснуть все никак не мог. Видно, события дня меня перебудоражили. Отвернулся, лег на бок; только и она устроилась на том же боку, и меня сзади аж припекало, по всему контуру. Потом усталость стала брать свое, и я заснул, как камешек в воду булькнул. Не знаю, много ли, мало ли я спал, только чувствую, тормошат меня довольно энергично, и слышу шепот горячечный прямо:

--Анатолий Ефимыч... Анатолий Ефимович! Проснитесь... Тут кто-то... бухает. – Светлана все это шепчет, а сама дрожит вся, не хуже, чем в первую ночь именно в том смысле.

Левой рукой я притянул ее голову к себе, куда-то чуть не подмышку, чтоб не шумела, а правой нащупал помповик – он у меня ночью и днем всегда под рукой, полностью заряженный, и патрон в патроннике. Нащупал большим пальцем предохранитель, а сам замер, прислушиваюсь изо всех сил. Минут пять так прошло, потом и вправду что-то бухнуло, словно пень в реку бросили, или пудовый сом по воде хвостом ахнул. 

Я откинулся на спину и тихонько засмеялся, а Светлана привалилась ко мне, лицом к лицу, дрожь ее колотит и никак не успокоится: 

--Что? Что это?

--Успокойся, малыш. Выдра это. С глиняного обрыва по желобу катается и в речку шлепается. Как детишки в аквапарке. Аттракцион у них такой. Жизнь тут скучная, надо ж как-то развлекаться.

--Правда?

--Правда, правда. Вот послушай еще немного, и еще бухнет. Они так часами хулиганят.

--Я давно слушаю... Перепугалась очень. – Голос и вправду возбужденный, и тело все подрагивает.

--Да, в лесу и вправду страшно, когда чего не понимаешь. – Я потянулся, хрустнул косточками. – А теперь спи и ничего не бойся.

--Я не усну...

--Спи, спи. Иди, я тебя в носик чмокну, сразу заснешь. 

Она наклонилась еще ниже, и в голове у меня ни с того, ни с сего проскочила бунинская фраза –- «легкое дыхание». В носик, конечно, чмокнуть не получилось, а получилось нечто совсем иное. Сначала заполошный, со стоном – непонятно чьим – поцелуй, зубы к зубам, а потом и вовсе природный катаклизм, затяжной выстрел с радугой в конце. В общем, что-то такое, из чего мы вынырнули задыхаясь и в состоянии, близком к счастью, если оно бывает. Наверно, мне бы нужно только о себе говорить, но тут такой случай, когда и про другого все знаешь, всей кожей.

А дальше время полетело очень быстро, много быстрее, чем хотелось бы. Мы неумолимо двигались из реки в озеро, из озера в протоку, и хоть та протока, шириной иногда всего метра в два, действительно сплошь заросла и мы проталкивались по ней целый день, этот день тоже кончился, как кончались все дни и особенно ночи. Светлана стремительно похорошела, глаза ее блестели так нестерпимо, что замечать синяки и кровавые полосы стало невозможно; да они уже и сходили понемногу. От того времени у меня осталась пара неразделимых ощущений – постоянного блаженства и дикой истомы; днем я иногда задремывал между двумя гребками.

Да еще временами какой-то холодный скользкий червяк задирал голову и вякал: А вот-вот все кончится. Ик!
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И действительно скоро закончилось все, и прегадко, на северном берегу третьего озера, куда мы выгребли по Тихомандрице к вечеру не помню какого дня. Оттуда уже были видны далекие трубы электростанции на южном берегу, слышен отдаленный шум железной дороги; по берегам сидели редкие рыбаки или болтались на озерной глади на резиновых лодчонках, а кто и на автомобильных камерах.

Если честно, вид всего этого мне радости не доставлял, грусть давила. Прав был червяк, кончались римские каникулы, снова входили в силу правила обыденной жизни, и чему-то хорошему определенно приходил конец. Слизняк Константин, или, для краткости, просто Слизняк, все эти дни угрюмо молчал, копил ненависть. Видно, много накопил, а тут еще признаки цивилизации его подбодрили, и потянуло его, дурачка, на подвиги. Осмелел. Что чувствовала Светлана, я имею в виду – по-настоящему чувствовала, я и сейчас не рискую строить догадки. В конце концов, самому Господу Богу, и тому в голову не пришло, что, пусти Еву в Эдем, она там с ходу начнет тырить яблоки и вообще всяко-разно шкодить, с самыми суровыми физическими и метафизическими последствиями.  А я ж не Бог. Я в Него по большей части и не верю, можно сказать.

Чтоб не контачить с рыбаками, я решил устроить последний ночлег на островке – их в том углу озера было несколько, и на каждом следы прежних стоянок. Быстренько выгрузились, поставили палатки, разожгли костерок, поужинали жидким супчиком, а перед сном мы со Светкой полезли в воду освежиться – еще один мой обычай, который она переняла. Вода была парная, теплее воздуха, вылезать не хотелось, и мы долго-долго нежились. Поплыли за мысок, подальше от стоянки, и это тоже врезалось в память намертво, навсегда – темнеющее небо, темнеющая вода, и как она кувыркается в этой воде, словно русалка, и наряд на ней русалочий, один только венок из лилий, а я торчу как пень и любуюсь.

Потом, грустные и умиротворенные, поплыли мы назад. Вышли на берег, а там поднимается от костра Слизняк, глаза опять хмельные, рожа перекошена, а в руках помповик. Тычет он им ровно в направлении моего желудка, а сам орет, брызжет слюной сквозь свежую дырку во рту: «Ложись на землю, гад! Ложись, сволочь!» Я опустился на колени, уперся руками в землю и был как раз в положении низкого старта, когда Светка кинулась к нему. Он отвлекся на секунду, перебросил ружьишко в левую руку, а правой, с воплем «Проститутка!» дал ей такого леща, что она покатилась, но тут я как из катапульты кинул свое тело головой вперед, и угодил ему кумполом прямо в физиономию с каким-то арбузным стуком. Он и рухнул с копыт, помповик выронил, схватился за нос, а я не смог удержаться – сграбастал его левой за кудри, а правой ребром ладони рубанул по тому же месту, перебил переносицу к чертовой матери. Я уже занес кулак, готов был из его рожи месиво сделать, но тут девчушка снова кинулась, на этот раз ко мне, ухватила меня за руку, заверещала. Я сначала вырывался, рычал что-то по-звериному, но потом глянул на нее – и обмяк. Очень жалко ее стало: стоит бедняжка нагишом, дрожит, плачет, красивый ее венок перекосился, но каким-то чудом еще держится на голове. 

Я подобрал помповик, посмотрел – а он на предохранителе; этот болван с оружием толком не может обращаться, не то что с людьми. Стащил я с ее головы венок, откинул в сторону, похлопал ее в районе спины.

--Ладно, деточка, успокойся, все кончено. Пойди еще окунись, потом разотрись как следует и забирайся в мешок. Все будет в порядке, без эксцессов. Хватит с нас эксцессов.

Я походил по берегу под соснами, стараясь и сам успокоиться, но получалось это из рук вон. Вся эта история мне как-то резко насточертела. Обидно было прямо по-детски: стараешься для людей, спасаешь их черт его знает от каких неприятностей, и тебе же тычут дулом в брюхо. Вот он лежит, этот слизняк, скулит, а разве ему чего втолкуешь про неблаговидность его поступков? Да если ему снова померещится, что он может безнаказанно сделать гадость, он же ее обязательно сделает. Шалунишка, ети его мать. Небось, всю жизнь мама с папой его проказы прикрывали. Ему одно лекарство поможет – вставить ствол в задний проход да нажать на спуск. Но – не моги и думать. Негуманно.

Мне очень хотелось плюнуть на все, немедленно собрать свои манатки и поплыть, куда глаза глядят, один-одинешенек и, как матушка моя говорит, не клят и не мят. Но и тут – не моги. Черт его знает, что этот псих может со своей экс-любимой сотворить. Ведь может, урод, все свое паскудство на ней выместить. Утопит еще. Небось, родители снова прикроют, или на меня свалит. Взять ее с собой? А она захочет? Подумать надо, поговорить.

От всего этого прямо голова пухла. Вот запопал, так запопал.

В конце концов я вздохнул, связал скулежнику руки-ноги, чтоб у него еще каких-нибудь идей не возникло, и затолкал в палатку, а сам залез в свою. С малышкой толком поговорить не удалось. Какие тут разумные разговоры, если она опять на грани, только и может, что дрожать и плакать. Совсем девчушке нервы измочалили. Пришлось утешать ее все тем же старинным способом, и в конце концов она утихомирилась и заснула. Спустя время я тоже задремал, а ночью мне приснилось, что девочка выскользнула из палатки, и даже мерещились тихие голоса. Я знал, что мне надо встать и выяснить, что к чему, но убедил себя, что это мне снится, и нечего колготиться. Шибко устал, поди, да и недосып сильный имел место.

А утром оказалось, что то был совсем не сон. Если б сон.

По-настоящему я проснулся часов около шести. Света спала, подложив под голову ладошки, и рожица у нее была такая славная, что я легонько поцеловал остатки синяка под глазом. Потом полез из палатки, и тут вмешалась мистика, а скорее экстрасенсорика какая-нибдь. Я высунул голову из палатки и тут же втянул ее назад, как бывает в горах, когда уклоняешься от летящего сверху камня, не видя его, и дубина обрушилась туда, где должна была быть моя голова, ударилась о землю, и тут я в нее вцепился с ревом. Слизняк тоже рычал, и мы с ним топтались перед входом в палатку довольно бестолково, пытаясь вырвать друг у друга дубину, пока я не догадался садануть его подъемом ноги в промежность. Он хрюкнул, отпустил оружие, и я уже занес было палицу, готовый если не размозжить ему башку, то вырубить всерьез и надолго, но тут на мне с истошным визгом сзади повисла всей своей тяжестью моя белокурая радость, спеленала так, что не вздохнуть, не то что кого-то там вырубить. А Слизняк, не будь дурак, навесил мне справа, слева и еще прямым правой, аж кровавые сопли брызнули фонтаном, и голова пошла кругом. Eще чуть, и я сам вырублюсь. Это было уже серьезно – он же кило на двадцать тяжелее меня, и бьет со всей дури.

В общем, уронил я дубину, прихватил Светкины руки у себя на груди, подбил ее ягодицами, тут же резко наклонился вперед, и она полетела вверх тормашками прямо в Слизняка, словно нелепое такое ядро в виде каракатицы. Как я ни был взбешен, все ж придержал ее за руки, чтоб ненароком шею или хребет не сломала. Потом катнулся на спине в палатку, схватил помповик и шарахнул поверх головы Слизняка, чуть пыжом в лоб не попал. Он так и присел, а Светка и вовсе лишилась чувств.

Я сидел на пятках, тяжело дышал и так же тяжело смотрел Слизняку в рожу. Рожа немного двоилась, но попасть в нее – не проблема, и Слизняк это, видно, понимал. Сидел смирно и потел. Стоило ему пошевелиться, как я тоже шевелил – стволом. Наконец, у меня в глазах перестало двоиться, а Светлана очнулась, повела головой, села. Глазки ее сразу наполнились слезами, но мне уже было не до того. Глядя в землю, я сказал речь.

--Даю пять минут на сборы. Чтоб ровно через пять минут вас тут духу не было. Не уложитесь, продырявлю вашу байдару и уплыву сам, а вы кукуйте тут.

Пять не пять, но минут за десять они покидали свои шмотки в байдарку и сами разместились. Я подошел к берегу и сказал совсем последнюю речь. Голос почему-то хрипел и подрагивал.

--Гребите на трубы электростанции. Часам к трем должны доплыть. Сразу отправляйтесь домой. Никаких обращений в полицию, ни сейчас, ни позже. Ваши паспорта я рассмотрел, разыщу вас, проверю, как и что. Вы и знать не будете. И вот что, Константин. Если со Светланой что-нибудь случится, я тебя и в Африке найду. Убивать буду долго, сам попросишь, чтоб скорее. Яйца буду отрывать по одному. Ясно? Ясно, я спрашиваю?

Я начинал бешенеть, и Слизняк торопливо зашепелявил:

--Яшно, яшно.

--Отчаливайте.

Минут десять я стоял, смотрел, как уходит из моей жизни эта байдарка и все, что в ней. Светлана сначала гребла, потом положила весло поперек лодки, повернулась назад всем корпусом и тоже долго смотрела, а я про себя колдовал: Ну что ж ты, прыгай давай; ты ж плаваешь, как русалка. Поплывем вместе, русалка.

Не прыгнула.

Я еще постоял, чувствуя, как заплывает левый глаз. Все ж таки навесил он мне от души, гад. Кровь из носу уже перестала капать. Я положил помповик на камень, зашел подальше в озеро и долго держал лицо в холодной воде. Стало чуть легче, и я вернулся на берег. Еще посидел на камне, но долго рассиживаться недосуг. Выстрел могли услышать, подъехать, поинтересоваться знать, как и что. Ни к чему это. Нам, авантюристам, главное – вовремя смыться. Из озера тут  где-то есть выход в приток Мсты, а по Мсте плыви хоть до Боровичей, а там ж.д. и прочая цивилизация. Ладно. Поболтаюсь по речкам еще недельку-другую, половлю рыбку, покувыркаюсь на порогах. Близ Боровичей славные порожки, вот и покувыркаюсь. Сотру, блин, случайные черты...

Я встал и принялся неспешно паковаться, еле слышно напевая разбитыми вдребезги губами:

Средь шумного бала, случайно,

В тревоге мирской суеты

Тебя я увидел, но тайна

Твои покрывала черты…

Я напевал да напевал, потом ухмыльнулся. Конечно, балы и тайны тут ни при чем. Но вообще-то вся эта история стара, как мир…  Больновато, но скоро пройдет. Все ведь проходит, не так разве?

�	 Все события и действующие лица – подлинные.  У автора даже не поднялась рука изменить имена, но это ничего.  Большинства уж нет в живых, а кто жив, простит меня за давностию лет.  Личность героя, “я”, слегка приукрашена, но какой рассказчик удержится? Обязательно приврет. Много было такого, что в повесть не вошло, но лучше краткость, чем скука.





	Книга опубликована в 2002 г, Москва, ИД Московские новости, ISBN 5-900036-11-1 © Рой C.,2002


�	 Кстати, роман («Дурной круиз, или издевки судьбы», Москва, 2011) был закончен  лишь много лет спустя. Как говорится, ars longa.


�	 Теория, мой друг, сера, Но зеленеет золотое древо жизни (Гете).


�	 Писано до кончины упомянутой личности. При редактировании решил не выкидывать. Что было, то было. Было время – хотелось пожать руку, потом было время – хотелось плюнуть в рожу. Всяко было..






